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    Очнулась я от резкого запаха аммиачных солей, коими в этом веке приводили в сознание обморочных дам. Резко вдохнув, закашлялась и попыталась сесть.

    — Фрейлейн, вам лучше не двигаться, вы чуть не погибли, выпрыгнув на полном ходу! — произнес мужской голос. — Это чудо, что у вас нет переломов. Юбки смягчили падение.

    Я открыла глаза и поняла, что полулежу на мягком бархатном сиденье просторной кареты. Все тело ныло от удара о мостовую, в голове били церковные колокола, во рту пересохло. А надо мной склонился худощавый мужчина с серьезным лицом, пышными бакенбардами и седыми висками. На вид ему было под сорок, и он точно не мог быть тем красавцем, под копыта которого я так ловко вылетела из повозки.

    Хотя, конечно, копыта были не у него, а у его коня, но это уже мелочи. Гораздо важнее сейчас другое.

    Карета стояла, но двери были закрыты, и это меня тревожило. Я не знала, в чьи руки попала и как себя вести. Но мужчина говорил по-немецки, так что и я тоже перешла на этот язык, благо Мари знала его в совершенстве.

    — Пить... — прохрипела я.

    Мне тут же подали серебряную флягу с изящной гравировкой, которую я в другое время с удовольствием бы рассмотрела. Но сейчас мне было не до красот.

    Я едва не застонала, когда живительная влага коснулась губ. Чистая вода, чуть подкисленная уксусом, оказалась спасением для моего иссохшего горла. Сделав несколько крупных глотков, я с облегчением выдохнула и уже осмысленно спросила:

    — Кто вы? Где я нахожусь?

    Голос был чужим, непослушным, но уже не драл горло, будто песок.

    — Я герр Сартори, Йозеф Сартори — королевский аптекарь и врач к вашим услугам.

    Он чуть склонился, и мне тоже пришлось представиться:

    — Фрау Крушинская.

    — О да, я слышал, что вы из Польши. Можете рассказать, что с вами случилось? Где ваше сопровождение?

    — Я... я была с мужем. Мы пошли посмотреть на храм, а там... Те люди, — вспомнив про ряженых турков, я нервно сглотнула, — они хотели меня похитить...

    — Его величество приказал их задержать, они больше не причинят вам вреда.

    — Его величество? — мне показалось, что я неправильно поняла «Seine Majestät».

    Но герр Сартори с улыбкой кивнул:

    — Да, наш король Оттон Первый. Вы упали прямо под копыта его коня, и он не мог не позаботиться о вас.

    Я мысленно ужаснулась: так тот красавец в золотых эполетах... это король Греции? И тут же обрадовалась: если похитителей приказал задержать сам король, то я точно пока в безопасности. Однако надо понять, куда меня занесло и выяснить, где Мещерский.

    Решив, что быть умирающей лебедью сейчас выгоднее, чем демонстрировать силу духа, я протянула в сторону дверцы дрожащую длань и слабым голосом попросила:

    — Герр Сартори, не могли бы вы... душно...

    — Прошу прощения, фрау Крушинская.

    Он тут же исполнил мою невысказанную просьбу. В карету ворвался свежий ветер с запахом моря, а я облегченно вздохнула: знакомый пейзаж подсказал, что мы стоим почти на том самом месте, где я совершила свой звездный полет.

    Совсем рядом раздавались голоса: вперемешку греческие и немецкие фразы. Кто-то задавал вопросы с жестокой властностью, от которой у меня по спине поползли мурашки. В ответ слышалось невнятное бормотание. Похоже, горе-похитители не могли объяснить, куда и зачем пытались увезти благородную пани.

    — Арестуйте их! — услышала я и узнала голос.

    Затем прозвучали шаги, и свет в дверном проеме заслонил мужская фигура.

    — Фрейлейн, рад, что вы пришли в себя. Вы заставили нас беспокоиться.

    Врач беззвучно исчез через вторую дверь. Но я не заметила его ухода, потому что передо мной стоял тот самый красавец. Молодой король независимой Греции — Оттон Баварский. И хотя тень скрывала его черты, но и так было видно, что с внешностью ему повезло. А судя по слегка игривому тону, он не был обижен женским вниманием.

    Я дернулась, подчиняясь рефлексам тела — перед королями положено падать ниц, ну, то есть отвешивать реверансы. Однако Оттон остановил меня легким жестом:

    — Обойдемся без формальностей, вы еще очень бледная.

    Его оценивающий взгляд обжег мое лицо. Моя рука оказалась в его руке прежде, чем я успела издать хоть звук.

    Мягкий поцелуй. Губы задержались чуть дольше, чем позволяли приличия. А следующая фраза прозвучала с многозначительным придыханием:

    — Не каждый день прелестные незнакомки падают мне под копыта.

    — Прошу прощения, ваше величество, — пролепетала я, делая вид, что смущена таким откровенным вниманием царской особы. — Я бы никогда не посмела... Но те дикие люди напали на моего мужа и украли меня прямо возле церкви!

    — Они уже арестованы и будут наказаны, — Оттон с явной неохотой выпустил мою руку, а я еле сдержалась, чтобы не спрятать ее в складки платья. — Муж, говорите? Как вас зовут, фрау?..

    — Фрау Крушинская, — повторно представилась я. — Мы с мужем хотели посмотреть на знаменитый храм. А эти люди... эти бандиты напали с оружием! Я даже не знаю, что с моим мужем...

    Голос сорвался от неподдельной тревоги. Глаза защипало от подкативших слез, и я поняла, что не на шутку боюсь за Мещерского.

    — О, только не плачьте! — Оттон тут же протянул мне платок, что было проявлением королевской милости и участия. — Не могу видеть женские слезы.

    Я решила, что сморкаться в королевский платок некрасиво и всего лишь промокнула глаза:

    — Благодарю, ваше величество, вы спасли меня от горькой участи стать рабыней в турецком гареме. Но теперь, если позволите, я бы хотела вернуться к церкви и найти своего мужа.

    — Не скажу, что рад у вас наличию мужа, — Оттон досадливо усмехнулся, — но раз судьба нас свела, то я просто обязан позаботиться о вашей безопасности. Где вы оставили мужа?

    — У храма Котаки.

    — Русская миссия? — он нахмурился. — О, это недалеко, я вас провожу.

    Он махнул кому-то рукой, затем забрался в карету, захлопнул дверцу и занял соседнее сиденье.

    Я несколько напряглась, оказавшись с ним вдвоем в замкнутом пространстве. На всякий случай скосила глаза на вырез платья, убедилась, что он более чем скромный, и немного изменила позу. Теперь я сидела почти ровно, опираясь спиной на мягкую стену, обитую бархатом.

    Сердце сжималось от тревоги и двойственности положения. Однако молодой король этого не замечал. Он начал расспрашивать, как мы с мужем попали в Афины, что здесь делаем, куда направляемся. Мне приходилось отвечать, лихорадочно подбирая слова.

    Еще в Неаполе мы с Мещерским и графиней придумали легенду для вот таких случаев. Но одно дело — просто назваться супругами, а другое — рассказывать о себе, как о супругах.

    Я боялась что-нибудь напутать. А вдруг Оттон спросит то же самое у моего "супруга", и тот ответит иначе?

    Тогда будет ясно, что один из нас врет! А врать королям, даже таких крошечных государств, опасно для здоровья!

    Я с трудом скрывала нервозность, но не смогла сдержать радостный вскрик, когда за окном кареты показались знакомые стены.

    Похоже, похитители не успели увезти меня далеко, хотя тогда мне казалось, будто я целый час неслась в той повозке, прежде чем сумела выломать дверь.

    Не успела карета остановиться, я была уже на ногах. Еле удержалась, чтобы не вылететь на улицу, оттолкнув короля. Пришлось ждать, нетерпеливо сжимая зубы, пока ехавшие на запятках лакеи откроют дверь, пока выйдет сам Оттон, глянет по сторонам, повернется и подаст мне руку.

    Как же все это мучительно долго!

    Но мое терпение было вознаграждено. У ворот храма стража вязала стонущих "турков", с которых уже сорвали тюрбаны. Светлые волосы похитителей недвусмысленно намекали на европейское происхождение. А злые голубые глаза, сверкавшие из-под раскрашенных углем бровей, только подтверждали эту догадку.

    Рядом со стражей стоял Мещерский. Он что-то говорил одному из стражников в синем мундире и держался за перевязанное плечо.

    — Ста... Всеволод! — я бросилась к нему, в последний момент чудом вспомнив нужное имя. — Всеволод! О, как я переживала за вас!

    Увидев меня, он на секунду оцепенел, но тут же шагнул навстречу.

    — Ма... Марцелина!

    — Живой! — с выдохом, полным несказанного облегчения, я упала ему на грудь.

    И плевать, что на нас смотрели.
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    В тот миг мне было не до приличий. Я испытывала ни с чем не сравнимое счастье от того, что могла у всех на глазах прижаться к этому человеку, почувствовать, как неровно бьется его сердце и заглянуть в его глаза. Серые, всегда такие раздражающе спокойные, они сейчас были полны неподдельной тревоги и радости.

    — Марцелина, ты не ранена? — он схватил меня в охапку и начал ощупывать. — Они ничего тебе не сделали?

    — Ой, — вскрикнула я. — Кажется, у меня синяки.

    — Прости...

    Объятия тут же разжались, а я с ужасом увидела, как на повязке Станислава выступает кровь.

    — Ты сам ранен!

    — Ерунда, это царапина...

    Оторвав взгляд от меня, Мещерский посмотрел поверх моей головы и тут же почтительно склонил голову:

    — Ваше величество...

    — Герр Крушинский, — Оттон, не мешавший нашему воссоединению, наконец напомнил о себе, — вам следовало бы получше присматривать за женой.

    Станислав помрачнел и перешел на немецкий:

    — Так точно, ваше величество! — щелкнул он каблуками, — примите мою величайшую благодарность! Красота моей супруги не дает покоя местным беям.

    — Как мужчина я понимаю их, — сдержанно улыбнулся король Греции. — Но, похоже, в этот раз ее пытались похитить не турки.

    Он кивнул в сторону арестантов, которых стража поставила на колени.

    Я почувствовала, как напрягся Мещерский.

    — Один из них — датский подданный, — продолжил Оттон, не сводя с нас внимательного взгляда. — Еще двое — баварцы. Остальные — наемники из мелких немецких княжеств. Неприятно, конечно, что мои соотечественники участвовали в подобном безобразии. Я просто обязан загладить их вину, поэтому приглашаю вас в мою резиденцию.

    — Что вы, ваше величество, — произнес Станислав, одергивая кунтуш, в котором сегодня отправился на прогулку. — Мы не имеем претензий...

    — Нет-нет, — тот махнул рукой, — я не приму отказа. К тому же этот вопиющий инцидент случился на моей территории. Как правитель Греции я просто обязан сделать все, что в моих силах, чтобы компенсировать ваши волнения. К тому же вы ранены и нуждаетесь в помощи врача, а ваша супруга сильно ударилась.

    Я попыталась возразить, что не готова к визиту во дворец, однако была остановлена:

    — Королева Амалия будет рада знакомству, — заверил Оттон. — Да и потом, во дворце найдется горничная и все, что нужно прекрасной даме для хорошего настроения.

    Король жаждал продолжить общение, это было видно по его взгляду. Хотел ли он получить объяснения? А может, ему было скучно, и он решил немного развлечься?

    Но отказаться мы не могли. Это было не приглашение, а приказ, завуалированный под просьбу. Нам повезло, что Оттон не начал допрос с пристрастием прямо здесь, у стен храма. Так что у нас не осталось выхода, как только последовать за ним.

    К этому времени адреналин схлынул, и я ощутила невероятную опустошенность. Все, что случилось за последние полчаса, вытрясло из меня все моральные и физические силы. Хотелось немедля сесть, а лучше — лечь, закрыть глаза и не слышать никаких раздражающих звуков. Я нуждалась в тишине, темноте и покое, но была вынуждена кивать на царские реплики и улыбаться до боли в щеках.

    До кареты я доплелась, буквально повиснув на руке Станислава. Оттон сел с нами, сделал знак кучеру, и экипаж не спеша покатил вдоль улицы.

    По дороге король комментировал все, что мы проезжали:

    — Этот район называется Плака, он один из старейших в Афинах. Вон, те развалины вдалеке — это Акрополь. Советую посетить, если задержитесь здесь. А это Сотира Ликодимос — еще один православный храм. Его хотят выкупить русские, прислали архимандрита...

    Я делала вид, что смотрю в окно, но на самом деле ничего не видела. В голове стоял туман, песочные стены афинских зданий и обилие зелени смешались в череду цветных пятен. Мещерский тоже сидел с бледным лицом, его повязка вся пропиталась кровью.

    — Прибыли, — заявил Оттон с нескрываемой гордостью, когда карета подкатила к трехэтажному зданию с высоким цоколем. — Этот дворец спроектировал мой соотечественник, Фридрих фон Гертнер. Согласитесь, только настоящий баварец способен создать подобную красоту!

    Я снова кивала и улыбалась, мечтая очутиться как можно дальше отсюда. Кстати, похитителей везли вслед за нами — перекинув через седла гвардейцев короля, как мешки с зерном.

    Во дворце нас встретили чопорные слуги. Король отправил кого-то сообщить жене о гостях и передал меня в руки горничной. Станиславу тоже предложили освежиться. Нас развели в разные стороны, и я устало поплелась за служанкой.

    В небольшой комнатке с белеными стенами мне предложили кувшин с водой, таз, кусок полотна, гребень и пару лент — собрать волосы.

    Я начала приводить себя в порядок и обнаружила, что мое платье порвано с одной стороны. Видимо, подол зацепился за что-то, когда я выпрыгивала из повозки.

    Расстроенная, я позвала горничную и с помощью жестов объяснила ей, что мне нужно. Та хоть и не говорила по-немецки, но оказалась сообразительной. Посмотрела внимательно на прореху, поцокала языком и куда-то умчалась, оставив меня одну.

    Пока причесывалась и заплетала косы, горничная вернулась, неся в руках шелковое платье в греческом стиле. Что-то лопоча на своем языке, она указала на платье, потом на меня и несколько раз повторила слово, прозвучавшее как "Василисса".

    Я кивнула, хоть ничего и не поняла. В конце концов, моя одежда была рваной и грязной от валяния на мостовой. А к новому наряду прилагалась чистая рубашка с богатой вышивкой и кафтан.

    Воды в кувшине оказалось достаточно, чтобы освежиться. Стерев с кожи пыль и пот, я почувствовала себя почти сносно, а когда переоделась — мир и вовсе заиграл новыми красками. Первым напомнил о себе голод. Я вспомнила, что ела еще ранним утром, перед тем как отправиться на прогулку, а сейчас, если верить солнцу, было уже три часа дня.

    Поэтому я обрадовалась, когда все та же служанка проводила меня в гостиную с расписным потолком.

    Станислав был уже там, тоже в чистой одежде. Под рукавом отчетливо виднелась новая повязка, но пятен крови на темной ткани сюртука я не увидела.

    Едва я вошла, Мещерский поднялся. Его взгляд с нескрываемым восхищением скользнул вдоль моей фигуры, но тут же посуровел, вспомнив о пропасти между нами. Я же сделала вид, что ничего не заметила. Хотя признаюсь, мое сердце забилось быстрее.

    — Марцелина, вы очаровательны, — Станислав чопорно поцеловал мою руку и провел к креслу. Сам сел напротив. — Вам очень к лицу этот костюм.

    — Мой, к сожалению, уже непригоден, — вздохнула я и покосилась на служанку.

    Мещерский о чем-то спросил ее на турецком. Та расцвела, улыбнулась и снова залопотала, перемешивая греческие слова и турецкие.

    — Она говорит, костюм вам послала королева Амалия, — перевел Станислав.

    Я тут же рассыпалась в благодарностях, хотя и удивилась такому участию. Что королевской особе до какой-то полячки?

    Наконец служанка ушла. Мы остались вдвоем, Мещерский тут же сжал мою руку.

    — Больше не отходите от меня ни на шаг, — сказал он одними губами. — Вы даже не представляете, что я пережил, когда понял, что не могу вас спасти.

  

  
    3.

    И снова в груди что-то радостно тренькнуло.

    Глупая надежда подняла голову, зашептала: он испугался за меня! Значит, неравнодушен!

    Но здравый смысл тут же ее осадил: не за меня он испугался, а за провал своей миссии. Мы ведь уже выяснили, что им движет, так что хватит иллюзий. Даже если Станислав что-то испытывает ко мне... или, скорее, к своей Мари, что тоже не добавляет мне радости... В общем, он прежде всего агент Бенкендорфа, а я — его задание.

    Мне не хотелось, чтобы он знал, что меня гложет. Медленно освободив руку, я подняла на него спокойный, как мне казалось, взгляд и быстро сменила тему:

    — Вам ничего не показалось странным?

    Благо мы были вдвоем и могли посекретничать.

    Он тут же подобрался:

    — О чем вы?

    — Эти люди. Король сказал, среди них есть датчане, значит это происки датской разведки? Но почему они хотели меня похитить? Почему не убили на месте, если я им так мешаю?

    Мещерский несколько мгновений задумчиво смотрел на меня. Похоже, он и сам задавался этим вопросом. Затем высказал свои догадки:

    — Я не уверен, что за вашим похищением стоит датский трон. Вы же слышали его величество? Среди похитителей были баварцы и подданные иных немецких княжеств. Что если вас пытались похитить соперники датчан?

    — Прусс? — изумилась я, едва успев прикрыть рот ладонью. — Но зачем им это? Разве мы с ними не в одной лодке?

    — Иногда вы очень странно выражаетесь, М... Марцелина. А порой и ведете себя необычно, — заметил он почти шепотом, не отрывая от меня пристального взгляда.

    Я попыталась отвлечь его шаловливой улыбкой:

    — Конечно же я изменилась. Мы с вами столько не виделись.

    — Два года и два месяца, — его взгляд стал еще пристальнее, еще пронзительнее, будто хотел забраться мне в душу. — Не так уж много.

    — Для вас — может быть. А для меня прошла целая жизнь.

    Тут я ничуть не лукавила. И мне не нравилось, что он продолжает меня испытывать, будто и правда подозревает, что его Мари давно не Мари.

    В глазах Станислава мелькнула какая-то тень.

    — Вы правы. Мне пора привыкнуть, что барышни, которая некогда вскружила голову молодому поручику, больше не существует. Простите. Сейчас нам лучше решить, что мы будем отвечать на вопросы короля. А он непременно задаст эти вопросы, потому что вряд ли им руководила любовь к ближнему, когда он так настойчиво звал нас сюда.

    С этими словами он оглядел пышно обставленную гостиную, и я невольно повторила за ним.

    — У вас есть предложения?

    — Да, нам лучше придерживаться версии с турецким гаремом. Нет ничего странного в том, что христиане воруют женщин. В этих водах полно пиратов, контрабандистов и прочего отребья. А у таких людей нет ни веры, ни подданства, ни законов.

    Я возразила:

    — А если они сознаются, что пытались меня похитить не для гарема?

    Вся эта версия была шита белыми нитками. Стоит одному из наемников расколоться — и правда всплывет.

    — Вряд ли. Если я прав и тут замешана Пруссия, то за вашим похищением стоит сам Йозеф фон Радновиц — серый кардинал при дворе Вильгельма. А он очень тщательно отбирает людей для подобных заданий.

    — А если не правы? — я продолжала настаивать.

    — Даже если неправ. К тому времени, как всплывет правда, мы будем уже далеко отсюда.

    — Но...

    Мне пришлось замолкнуть и встать вслед за Мещерским, потому что двери без предупреждения распахнулись. В гостиную рука об руку вошли король и королева Греции.

    Если Оттона Первого я уже рассмотрела и нашла привлекательным, то его супруга была совершенно обычной. Не уродиной, конечно, но и какой-то особой красотой не блистала. Молодая шатенка, обычная, каких много. Рослая, статная, с белой кожей и по-птичьи круглыми серыми глазами.

    Королева Амалия явилась в немецком платье с корсетом и пышными юбками. Ее шею охватывала нитка жемчуга, в ушах поблескивали крошечные бриллианты. Оттон тоже переоделся: сменил мундир на сюртук.

    После поклонов и приветствий нам дозволили сесть. А дальше потекла светская беседа, одинаковая в любой стране в любое время. Говорили о погоде, о приятном штиле, о грядущей жаре, о блюдах традиционной немецкой кухни, о снеге и праздниках — в общем, обо всем и ни о чем.

    Казалось бы, можно расслабиться. Однако мешали взгляды, которые Оттон то и дело бросал на меня из-под густых ресниц. Меня настораживал его интерес.

    А что если арестованные “турки” уже раскололись и выложили всю правду? Что если король Греции и по совместительству второй сын ныне действующего короля Баварии решит использовать меня в своих целях? Это было вполне логично, если вспомнить историю. Бавария и Пруссия почти всегда играли на одной стороне.

    Но сделать я ничего не могла. Да и Мещерский сохранял ледяное спокойствие.

    Вскоре нас пригласили к столу, чему я была несказанно рада. Там разговор продолжился. Нам пришлось обсуждать урожай оливок, дороговизну хлеба и скудость афинских рынков. Примиряло с ситуацией лишь то, что кормили нас сытно, исключительно немецкими блюдами, угощали рейнскими винами и баварским пивом.

    Утолив первый голод и пригубив вина, я почувствовала сонливость. Голова стала тяжелой, глаза так и норовили закрыться. Хотелось зевнуть и привалиться к плечу Станислава. Но царственные супруги никак не желали нас отпускать. Наоборот, атмосфера за столом начала накаляться, потому что королева Амалия заметила взгляды своего супруга. Ее улыбка стала натянутой, а серые глаза заметались между моим лицом и профилем Оттона.

    — Вы говорите, путешествуете из Италии? — будто бы между прочим вспомнил король, когда принесли десерт. — Довольно долгий путь для частного визита. И куда же направляетесь, если не секрет?

    Вопрос прозвучал непринуждённо, но напряжение только усилилось. Светская болтовня подходила к концу.

    Станислав, сидевший прямо и собранно, несмотря на боль в плече, сделал едва заметный вдох.

    — Какой уж тут секрет, ваше величество. Мы направляемся в Константинополь, закупиться товаром, — произнёс он с той же непринуждённостью. — Неаполитанские ткани, греческий шёлк... Османские рынки сулят немалую выгоду. А моя супруга пожелала разделить тяготы пути и увидеть древности.

    — Как романтично, — заметил Оттон, снова задерживаясь взглядом на мне. — И вы, фрау Крушинская, разделяете страсть супруга к... коммерции? Или вам по душе больше древности?

    Это был вопрос с подоплёкой. Женщина, интересующаяся торговлей, в этом веке — явление подозрительное.

    Опустив глаза, я изобразила смущение и позволила себе лёгкий, почти девичий смешок.

    — О, ваше величество, я просто обожаю красивые вещи. А что может быть прекраснее античных мраморов? Мой муж так любезно согласился показать мне свет!

    Свои слова я подкрепила взглядом, полным обожания, который бросила на Станислава. И увидела, как дрогнул уголок его губ. Только не поняла, он одобряет мою игру или она его раздражает?

    — Превосходно, — кивнул Оттон, продолжая смотреть на меня. — А из какой именно части Польши вы прибыли? Род Крушинских... мне что-то не знаком.

    Он спрашивал меня. А я не знала, что на это ответить!

  

  
    4.

    Облиться холодным потом не успела. Станислав вовремя пришел мне на выручку:

    — Наша ветвь небогата и не знатна, ваше величество. Мы из-под Кракова. Скромные шляхтичи, чья гордость — в службе Речи Посполитой, а не в громких титулах. Ныне, увы, приходится искать счастья в торговых предприятиях.

    — Но весьма успешных, судя по всему, — усмехнулся король, продолжая смотреть на меня.

    В этой усмешке было что-то хищное, однако оно тут же пропало, а сам Оттон откинулся на спинку кресла и принял вид радушного хозяина:

    — Впрочем, не буду утомлять вас расспросами. Вы — мои гости, и я обязан обеспечить вам покой. Особенно вам, герр Крушинский. Ваша рана выглядит серьезно. Мой личный врач настаивает, что вам требуется несколько дней под его наблюдением.

    Я почувствовала, как Мещерский напрягся. Его пальцы сжали ручку чашки.

    — Вы чрезмерно добры, ваше величество. Но я уверен, что это всего лишь царапина. Мы не смеем злоупотреблять...

    — Напротив, вы обязаны воспользоваться моим предложением, — перебил его Оттон. В его голосе прозвучали железные нотки, напоминая, что мы говорим с королем. — Я не могу отпустить из-под своего крова раненого человека, жену которого, к тому же, пытались похитить на моей земле. Это вопрос моей чести. Не лишайте меня возможности её соблюсти.

    Это была ловушка, красиво поданная под видом заботы. Сначала приглашение во дворец, потом почти откровенный приказ задержаться. Неужели Оттон уже все знает и просто играет с нами, как кошка с мышкой?

    Похоже, мой спутник пришел к той же мысли. Его лицо замкнулось, взгляд стал сухим.

    И тут вмешалась королева Амалия. Её голос, тихий и ровный, прозвучал как спасение.

    — Оттон, милый, ты, конечно, прав, — сказала она, кладя свою руку поверх его на подлокотнике. — Но, быть может, мы смущаем наших гостей? Они, наверное, спешат. И фрау Крушинская выглядит ещё очень взволнованной после пережитого ужаса.

    Королева повернулась ко мне. В её глазах я увидела ревность и желание побыстрее избавиться от привлекательной польки.

    — После такого потрясения ей, наверное, нужен покой, а не дворцовая суета. Да и герру Крушинскому, — её взгляд скользнул по бледному лицу Станислава, — возможно, было бы спокойнее в менее... официальной обстановке.

    — Ты так считаешь? — нахмурился Оттон.

    — Я уверена, — Амалия мягко похлопала его по руке. — В городе есть прекрасный пансион «У трёх апельсинов», его содержат наши соотечественники, баварцы. Там чисто, уютно, и врач из немецкой общины сможет навещать герра Крушинского ежедневно. Твоя честь, дорогой, будет соблюдена — ты обеспечишь им безопасность и покровительство, разместив под надзором наших людей. Но они не будут чувствовать себя... как в золотой клетке.

    Она сделала тонкий акцент на «наших людях». Это был гениальный ход. Она предлагала Оттону не отпустить нас на волю, а переместить под контроль баварской диаспоры, что было и безопаснее, и льстило его национальной гордости. И одновременно избавляло её от моего присутствия во дворце.

    Король молчал, разглядывая супругу. Между ними пробежала немая молния — короткое, но яростное противостояние. Он видел её мотив так же ясно, как и я. Но предложение было разумным и политически безупречным.

    — «У трёх апельсинов»? — переспросил он задумчиво. — Да, я знаю это заведение. Содержится образцово.

    Мы с Мещерским быстро переглянулись.

    Ситуация выходила из-под контроля, наша легенда работала против нас. Но пансион, пусть даже под баварским надзором — это не дворец. Там будет больше возможностей, чтобы сбежать.

    — Её величество необыкновенно добра и прозорлива, — заговорил Станислав, принимая решение. Он склонил голову сначала в сторону короля, затем — королевы. — Мы действительно чувствовали бы себя более спокойно в скромной, частной обстановке, не обремененной дворцовым этикетом. Ваше покровительство и забота вашего врача — большее благодеяние, чем мы смели надеяться.

    Оттон продолжал сомневаться. Я видела в его взгляде растущий интерес, причем совсем не мужского толка. Похоже, он и в самом деле раздумывал, как нас можно использовать.

    — Что ж, если моя королева так всё продумала… — наконец он махнул рукой, изображая великодушную уступку. — Распоряжусь, чтобы вас разместили в лучших комнатах пансиона и приставили охрану от моего имени.

    Я не успела даже выдохнуть, как его голос приобрёл оттенок приказа:

    — Но вы остаётесь моими почётными гостями. Я буду навещать вас, чтобы лично удостовериться в улучшении вашего здоровья, герр Крушинский. И, надеюсь, насладиться дальнейшей беседой с вашей очаровательной супругой.

    Это был откровенный намек.

    Руки Мещерского, лежащие на коленях, сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Неужели он ревновал?

    Я подняла голову, отводя внимание от его рук, и наткнулась на застывшую улыбку Амалии. Похоже, она сама не ожидала, что ее супруг так вывернется.

    Королева поймала мой взгляд и едва заметно кивнула. «Убирайтесь, — говорили ее глаза. — Чем быстрее вы избавите Афины от своего присутствия — тем лучше».

    Час спустя мы наконец-то покинули дворец в скромном, но прочном экипаже, предоставленном королём. За нами следовал гвардейский патруль. Станислав сидел напротив меня, бледный от сдерживаемой ярости. Он смотрел в окно, но я чувствовала, как всё его существо напряжено до предела.

    — Я пошлю весточку на корабль, чтобы доставили наши вещи и вашу служанку, — наконец проговорил Станислав, не глядя на меня. Его голос был низким и хриплым. — Похоже, нам придется здесь задержаться, пока «Сокол» не будет готов к отплытию.

    — И надолго? — проворчала я. — Мы что, не можем просто взять и сбежать?

    Станислав перевёл на меня тяжёлый, усталый взгляд.

    — Пока не можем. Но королева дала нам передышку, воспользуемся ею, чтобы восстановить силы, — его губы искривились в безрадостной усмешке. — И будем надеяться, что следующие похитители окажутся менее... разговорчивыми при аресте. А король Оттон не станет интересоваться, почему поляки прибыли на русском военном судне.

  

  
    5.

    Пансион «У трёх апельсинов» оказался аккуратным, душным и чопорным.

    Нас проводили в две смежные комнаты на втором этаже, выходившие окнами на городскую улицу, засаженную чахлыми цитрусовыми деревцами. А меньше чем через час с «Сокола» доставили Груню и наши скромные пожитки. Всклокоченная, но невредимая служанка ворвалась в комнату с неизменным «Княгинюшка!» и тут же бросилась мне в ноги, лопоча что-то о нехристях.

    Я воровато оглянулась, не услышал ли кто, и тут же быстро шепнула ей:

    — Тише ты! Забыла, как надобно ко мне обращаться? Говори «пани». Поняла?

    Груня испуганно закивала, а я мысленно выдохнула: вряд ли местные слуги понимают по-русски, но лучше не рисковать.

    После недолгих объятий она напустила на себя важный вид и сунула Станиславу, стоявшему у окна, смятый клочок бумаги.

    — Капитан велел передать... пану в руки.

    Мещерский развернул записку. Его глаза, пробежав по строчкам, сузились. Ничего не говоря, он поднес записку к свече и отбросил в камин вспыхнувший факел. Запах дыма наполнил воздух.

    — Ну что, — спросила я тихо, когда Груня вышла распаковывать вещи, — какие наши планы?

    — Пока остаемся здесь, — почти беззвучно ответил Станислав. — Корабль будет готов к отплытию послезавтра на рассвете. Но до того времени придётся играть в покорных, благодарных гостей и не вызывать подозрений.

    Я кивнула, показывая, что намек поняла. Оттон не просто так выбрал именно этот пансион, наверняка тут полно его шпионов, и о каждом нашем шаге будет тут же доложено.

    — Вы бы поспали, Марцелина, — добавил Станислав, устало сжав переносицу, — нам обоим отдых не помешает.

    Спать? С удовольствием. Только я теперь при всем желании не усну!

    После всего пережитого адреналин ещё гулял по жилам, заставляя сердце биться неровно. Мысли метались, как птицы в западне.

    Желая успокоиться, я подошла к окну, отодвинула тяжёлую штофную портьеру.

    Вечерние Афины тонули в золотистой дымке. Прямо напротив, через узкую улочку, высились необычное здание — приземистое, куполообразное, сложенное из тёплого песчаника. К его массивным дверям то и дело подкатывали повозки, из них выходили женщины, закутанные в тёмные покрывала, и скрывались внутри. У входа толпились торговки с корзинами, разносчики, мальчишки цыганского вида с вьючными осликами. Место явно кипело жизнью.

    — Что это такое? — спросила, не оборачиваясь.

    Думала, мне ответит Мещерский. Но он повторил мой вопрос на немецком. А затем прозвучал женский голос:

    — Ах, это хаммам, господа.

    Я обернулась. Оказалось, пока я глазела в окно, в комнату беззвучно вошла немолодая женщина с подносом, на котором стоял кувшин воды и две скромные фаянсовые чашки.

    — Турецкая баня? — я тоже перешла на немецкий.

    — Да, госпожа, — пояснила словоохотливая служанка, ставя поднос на стол. — Баня Ветров. Самая знаменитая в городе. Ещё османы построили. Наши дамы, — она многозначительно понизила голос, имея в виду баварок при дворе, — туда не ходят. Слишком уж… восточно. Но местные гречанки — постоянно. Говорят, кожа после него — как шёлк.

    Хаммам.

    В голове зачесалось от новой мысли, будто в самом этом слове была особая магия.

    В прошлой жизни мне не довелось посетить настоящую турецкую баню. Но я слышала много восторженных отзывов от знакомых и видела фотографии. Может, этот хаммам — наше спасение? Возможность не просто отмыться от пота и грязи, учитывая, что после Мальты я только и делала, что обтиралась влажными тряпками, но и заставить шпионов расслабиться.

    Я еле сдержалась, пока служанка не вышла. Когда дверь за ней закрылась и удаляющиеся шаги подсказали, что она не осталась подслушивать, я быстро приблизилась к Станиславу и выложила свои аргументы:

    — А что если… Что если я схожу в этот хаммам завтра днём?

    Он помрачнел:

    — Его величество намекнул, что завтра днем нанесет нам визит.

    — Вот именно, намекнул! — я подняла вверх указательный палец. — Но точное время не оговаривал. А мы только утром сошли с корабля, это же естественно, что дама хочет помыться.

    Взгляд Мещерского из рассеянного стал внимательным, сам он подобрался:

    — Что вы задумали?

    Я решила быть откровенной.

    — Во-первых, избежать ненужной встречи с его величеством. Мне не понравилось, как он на меня смотрел, да и вам, думаю, тоже. А во-вторых, если среди местных слуг и правда есть королевские шпионы, то они подтвердят, что фрау Крушинская отправилась в хаммам. Это убедит короля, что мы никуда не торопимся. Какая женщина, планируя бегство на рассвете, пойдёт париться в баню?

    Мои слова слегка шокировали его. Но он быстро скрыл эмоции, видимо, уже начал привыкать, что в последнее время «его Мари» надоело прятаться за условностями и этикетом.

    Он помолчал немного, обдумывая то, что услышал. Затем сухо сказал:

    — Это опасно. Там толпа, чужие люди...

    — Там толпа женщин, — парировала я. — К тому же я пойду не одна, а в сопровождении Груни и под охраной, которую, несомненно, приставил к нам заботливый Оттон. Сделаем вид, что это каприз избалованной пани, муж которой ни в чем не может ей отказать.

    Мещерский снова задумался. Его взгляд скользил по моему лицу, будто взвешивая риски и выгоды. Я уже приготовилась его убеждать, как он вдруг согласился.

    — Хорошо, — кивнул с видимой неохотой. — Но только днём. И ненадолго.

    Я едва не бросилась ему на шею от радости. Вместо этого развернулась на каблуках и вихрем влетела в соседнюю комнату:

    — Груня! Собери всё, что нужно для бани. Завтра мы идём в хаммам!

    В глазах служанки вспыхнул священный ужас, она истово перекрестилась.

    На следующий день сразу после завтрака я сообщила местной прислуге, что хочу посетить хаммам. Женщина поспешно ушла, а через несколько минут явилась сама хозяйка. Заметно нервничая, она попросила подождать, пока подадут экипаж, достойный «высоких гостей».

    Мы с Мещерским обменялись понимающими взглядами — вот оно, началось. И поспешили убедить побледневшую от волнения баварку, что, конечно же, подождем. Благородной фрау Крушинской не пристало ездить в местных повозках.

    Экипаж — просторная, с глухими стенками карета — был подан к крыльцу менее чем за полчаса. К нему приставили двоих слуг в скромной, но чистой ливрее и рослого, молчаливого кучера. У всех троих под одеждой просматривались палашы.

    Но если я думала, что это вся охрана, то ошибалась.

    Вместе с экипажем нас поджидала четверка всадников в мундирах греческой армии, а внутри сидела гречанка, которая тут же сообщила, что по приказу его величества будет моим переводчиком, ведь «фрау не понимает местного языка».

    — Наш щедрый хозяин и правда боится, что мы сбежим, — пробормотал Станислав, помогая мне подняться в карету.

    Груня с узлами втиснулась вслед за мной, и экипаж тронулся с места.

    Дорога заняла не больше десяти минут. Стуча колесами, мы пересекли площадь Аэриду и остановились у широкого приземистого здания, которое я видела из окна. Рядом с ним уже суетились люди, было шумно от цветастой толпы и экипажей, а у арочного входа стояли две турчанки, с ног до головы закутанные в покрывала.

    Вслед за нашей переводчицей мы подошли к дверям. Госпожа Цавахиду (так она представилась) достала блеснувшую на солнце монету и передала женщинам, что-то при этом сказав по-турецки. И тон, и вид у нее был такой, будто она отдавала приказ. Турчанки в ответ тут же склонились, и мы беспрепятственно вошли внутрь.

    — Что вы им сказали? — полюбопытствовала я, озираясь.

    — Что вы особая гостья его величества. Для них честь принимать вас у себя.

    Госпожа Цавахиду даже бровью не повела, произнося это «особая гостья», но я почувствовала скрытый намек.

    Бедная королева Амалия. Вчера Станислав обмолвился, что королевская чета вместе уже семь лет и у них до сих пор нет детей. Неудивительно, что Оттон начал приглядываться к чужим женам. Чисто по-женски мне было Амалию жаль, но я не собиралась жалеть и ее супруга. Тем более становиться его «утешением».
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    Вслед за гречанкой мы вошли в невысокое, почти квадратное помещение, стены которого сплошь занимали аккуратные ряды ниш с массивными деревянными сундуками. Каждый сундук, как я заметила, был заперт на висячий замок и пронумерован выжженной на крышке арабской вязью. На медном подносе дымилась крошечная курильница, наполняя воздух благоуханиями, а в углу дремала пожилая привратница. Увидев нас, она поднялась и что-то залопотала по-своему.

    — Она говорит, нужно снять одежду и убрать в сундук, — перевела госпожа Цавахиду. — Ключ вы отдадите ей. Так заведено.

    В этом помещении (переводчица назвала его «диване») царил полумрак. Свет сюда проникал лишь из коридора да сквозь маленькое зарешеченное окошко под самым потолком.

    Груня заохала, озираясь и мелко крестясь. Я же с трудом сдержалась, чтобы не побежать всё оглядывать, ощупывать и изучать. Хотя, признаться, очень хотелось: удивление и восторг так и лезли наружу.

    Пока мы раздевались, подошла другая женщина с охапкой льняных рубах и парой странной обуви на высокой подошве.

    — Это клоги, — пояснила Цавахиду, заметив мой недоуменный взгляд. — Пол в хаммаме очень горячий. Без них обожжёте ноги.

    Груня, получив свою пару — грубую, без отделки, — лишь покачала головой.

    — И на ходулях ходить, — пробормотала она. — Чудно.

    Нас повели дальше. Двери в парную открылись, и мне в лицо ударила волна влажного, густого жара. Я невольно закашлялась.

    — Воздух тяжелый сначала, — тут же прокомментировала Цавахиду, как будто читая мои мысли. — Скоро привыкнете.

    Банщица, проворная и улыбчивая, что-то лопотала, указывая на мраморную скамью у стены. Она плеснула на неё воду из медного кувшина.

    — Садитесь здесь, фрау, — сказала переводчица. — Камень прохладный, вы не обожжётесь. Вашу девушку поставят у двери. Там место для слуг.

    Я села, оглушённая жаром и гулом воды, капающей где-то в темноте. Груню увели в тень.

    — Матерь Божья, — донёсся её испуганный шёпот. — Как у нехристей тут всё странно. Даже баня не как у нас!

    Цавахиду осталась рядом, замерев, будто статуя. Её глаза, острые и внимательные, скользили по залу, отмечая каждую деталь: пустые альковы, нескольких полулeжащих женщин в таких же рубахах, как у меня, и — особенно — один отгороженный альков, где хлопотали сразу три банщицы над одной дамой. Оттуда доносился тихий говор. Я не могла расслышать слов, однако уловила интонации, присущие родному языку. Что-то в них заставило сердце взволнованно дрогнуть.

    Не удержавшись, я спросила гречанку:

    — Здесь часто бывают русские?

    Переводчица по-своему поняла мой вопрос:

    — Фрау не о чем беспокоиться. Вы под защитой нашего короля.

    Я замолчала, решив не будить в ней подозрения. Тем более что к нам подошла банщица и, держа в руках медную чашу, что-то спросила у Цавахиду. Та кивнула. Женщина, улыбаясь, протянула мне чашу.

    — Это мятный щербет, — перевела гречанка.

    Я сделала осторожный глоток. Напиток оказался холодным и приторно-сладким. Банщица рассмеялась, увидев, как я скривилась. Но едва я хотела отставить чашу, как она замахала руками и затараторила на своем языке.

    — Нужно всё выпить, — сказала переводчица. — Чтобы вы хорошо пропотели. Таковы правила.

    Я и правда начала потеть, едва опустошила чашу. Буквально через несколько минут пот уже лил ручьями, а я растеклась по мраморному столу, чувствуя, как наваливается блаженная усталость.

    Это был рай — не меньше. Банщица мяла, массировала, скребла мою спину, пока та не стала скрипеть. Потом перешла на руки и ноги. Я лежала, закрыв глаза, почти отрешившись от этого мира. Почти забыв, что моя жизнь совсем не моя и что на каждом шагу поджидают опасности...

    Да, «почти», но не совсем. Меня не покидало назойливое ощущение, что госпожа Цавахиду рядом и наблюдает за мной. Её присутствие не давало забыть о реальности.

    Закончив с телом, банщица начала втирать мне в волосы густую пасту с запахом трав. От этого запаха, от жары, от её прикосновений в памяти всплыли обрывки — не мои, а Марии. Так же пахло в детской, когда няня мыла ей голову...

    Внезапно банщица что-то взволнованно затараторила, тыча пальцем то в меня, то в дверь в глубине зала.

    — Что она говорит? — спросила я у Цавахиду.

    Та выслушала, и её губы сложились в тонкую, едва уловимую усмешку.

    — Малика настаивает на удалении волос на теле. Говорит, кожа будет гладкой, как шёлк. Муж будет любить крепче.

    Я почувствовала, как по щекам разливается краска.

    — Нет, благодарю, это... не нужно.

    Но Малика уже тянула меня за руку, живо объясняя что-то жестами, а Цавахиду добавила:

    — Она говорит, что для полного очищения это необходимо. И что для знатной гостьи из-за моря это будет диковинкой.

    Сопротивляться в состоянии полусна от жары было бессмысленно. Я послушно отправилась в отдельную комнатку с кушеткой, где меня всю, кроме головы, обмазали сладко пахнущей тянучкой. А потом, что-то бормоча себе под нос, Малика принялась срывать с меня липкую сладость.

    Вот тогда я пожалела, что согласилась. Подскочила с кушетки, собираясь сбежать, но банщица, засмеявшись, снова что-то затараторила, одновременно втирая в горящую кожу масло с приятным ароматом жасмина.

    К моему удивлению, боль быстро затихла. Так что я всё-таки вернулась на кушетку и вытерпела экзекуцию до конца, поскуливая и глотая ругательства. Особо громко орать и поминать «матушку» не давала стоявшая рядом госпожа Цавахиду.

    Из «пыточной» меня проводили сразу в помывочный зал. Там журчал фонтанчик, в котором банщицы черпали холодную воду, и всюду стояли деревянные и медные тазы, ковши, кувшинчики с оливковым маслом и горшочки с мылом.

    Одна из банщиц указала на длинный мраморный стол. Я покорно легла. Другая женщина взяла большой шёлковый мешок, плеснула внутрь воду, мыло, масло, ловко закрутила — и воздух наполнился облаком воздушной, бархатной пены. Меня окутали этой пеной с ног до головы.

    — О Боже, — выдохнула я, испытывая почти детский восторг.

    — Обычное мыло и сноровка, — сухо констатировала Цавахиду, но я уловила в её глазах искру одобрения.

    Похоже, чопорная гречанка сама любила хаммам.

    Когда с меня смыли последнюю пену и в сотый раз прополоскали волосы ароматным отваром, я уже даже сидеть не могла от расслабленной усталости. С трудом поднялась и, следуя жестам банщицы, на нетвердых ногах побрела в очередную комнату. К моему счастью, это оказался прохладный уютный будуар с низкими диванами.

    — Отдыхайте, — сказала Цавахиду. — Вам принесут чай. Хотите сурьму для глаз? Хну для узоров?

    — Нет… только чай, — пробормотала я, падая на застланный покрывалом диван, и закрыла глаза.

    В ушах шумело, тело было тяжёлым и безвольным. И вдруг совсем рядом раздался женский голос — тот самый, говоривший по-русски. Поразительно знакомый. Заставивший резко сесть.

    Он вырвал меня из блаженной дремы.

    Ещё не понимая, на что так реагирую, я уставилась на проходящую мимо женщину. Это была не турчанка и не гречанка. Её белокожее тело окутывал лёгкий пеньюар, влажные тёмные волосы рассыпались по плечам.

    «…Бархатные глаза, собольи брови, — пронеслись в моей голове строчки из чьих-то мемуаров, прочитанных в прошлой жизни. — Красивая с головы до пят, причём восхитительно красивая…».

    Она и правда была такой, эта женщина, вспыхнувшая во мне глухой, давний отклик — тепло родной крови и щемящую, забытую нежность.

    Моё дыхание взволнованно участилось, сердце будто от радости пропустило удар, а всё тело, совершенно не слушаясь голоса разума, подалось вперёд. К ней, к незнакомой знакомке.

    Словно почувствовав то же самое, она задержалась и глянула на меня. В её глазах отразился шок узнавания, недоверие и восторг.

    — Мари? — низкий и мелодичный голос отозвался ударом пульса в висках. Она в два шага оказалась рядом со мной и схватила за плечи. — Это точно ты? Мне не снится?!

    Её взгляд шарил по моему лицу, будто она видела призрака. А я не могла ответить. Не было слов. Звуки застряли в горле, сметённые вихрем воспоминаний, которые вдруг обрушились на меня. Казалось, где-то в сознании лопнула очередная плотина, и бурный поток чужой памяти хлынул, снося всё на своем пути. Мне оставалось лишь ждать, пока он уляжется, и хватать воздух ртом.

    — Господи, Мари, скажи хоть слово! — женщина жадно прижала меня к себе, затем отстранилась, и я увидела, что её глаза заблестели от слёз. — Как ты здесь оказалась? Где твой супруг? Мы так о тебе беспокоились!

    — С... супруг? — наконец прохрипела я, с трудом шевеля губами от потрясения. — Он... в Неаполе... кажется... А т-ты что здесь делаешь?

    — Что я здесь делаю? Боже правый, Мари!

    Надо мной, смеясь и одновременно плача, стояла Леонилла Березина, точнее, на данный момент светлейшая княгиня Сайн-Витгенштейн — старшая из сестёр Мари.
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    Сказать, что это была неожиданная встреча — значит ничего не сказать. Это было землетрясение. Обвал.

    Имя «Леонилла» отозвалось не в ушах, а где-то глубже — в солнечном сплетении, заставив сердце забиться в чужом, но радостном ритме. Волна неподдельной сестринской нежности накрыла меня с головой. Будто я и вправду встретила родную сестру.

    Не отдавая себе отчета, вновь потянулась к ней и обняла.

    — Леони... — словно со стороны услышала собственный голос. Казалось, это говорила не я, а та частичка настоящей Мари, что ещё осталась во мне. — Мать Божья, я... я просто не ожидала... это действительно ты!

    Но стоило ей отстраниться, и я ощутила внезапную панику.

    Цавахиду! Где она? Она слышала наш разговор?

    Мой взгляд заметался по залу, ища переводчицу, — и не находя. Здесь не было никого, кроме нас с Леониллой и ещё пары отдыхающих женщин.

    — Кого ты ищешь? — удивилась сестра. — Ты здесь с сопровождением?

    Мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить испуганное сердце.

    — Да, — проговорила я, вновь натягивая улыбку. На этот раз не такую искреннюю, как перед этим. Скорее — соответствующую моменту. — Я здесь с переводчицей, которую любезно предоставил его величество. И знаешь...

    Заметив в дверях знакомый силуэт, я быстро понизила голос и зашептала, умоляюще сложив ладони:

    — Леони, милая, не выдавай меня! Это очень важно! Я здесь инкогнито, как польская пани Марцелина Крушинская!

    В глазах сестры отразилось недоумение. Она хотела возразить, но я добавила с отчаянной мольбой:

    — Пожалуйста! Сделай, как я прошу! Умоляю! Я позже всё объясню, клянусь!

    Мой взгляд метнулся от её лица в сторону Цавахиду, которая уже приближалась к нам в сопровождении очередной турчанки. Та держала в руках поднос с обещанным чаем.

    Леонилла выгнула бровь и обернулась. Смерила гречанку оценивающим взглядом, затем вновь повернулась ко мне и перешла на французский:

    — Разумеется. Ах, Марцелина, это такое чудо, встретить тебя в Афинах.

    Я почувствовала, как невидимая петля, всё это время сжимавшая моё горло, медленно отпускает.

    Видимо, облегчение отразилось у меня на лице, потому что Леонилла стрельнула взглядом в сторону подошедшей гречанки, с непринужденностью светской леди взяла с подноса чашу с чаем и продолжила якобы прерванный разговор:

    — Я здесь по распоряжению императрицы. Передаю подарки и поздравительные адреса её родственникам, а ты тут какими судьбами? С официальным визитом или проездом? Где твой супруг?

    Вид у неё был абсолютно невинный. Но каждый вопрос — продуман.

    Она давала мне возможность выложить заготовленную легенду так, чтобы Цавахиду ничего не заподозрила. Однако я понимала, что от настоящего разговора тоже не отвертеться. Поэтому, вслед за сестрой перейдя на французский и тщательно взвешивая слова, произнесла:

    — Леони, милая, мы здесь проездом. Остановились с супругом в изумительном местечке. Пансион «У трёх апельсинов», знаешь такой? Но с нами случилась маленькая неприятность... — тут я сделала большие глаза и добавила в голос горячности. — На нас напали, когда мы решили посетить местный храм. Представляешь? Какие-то люди хотели меня похитить! Моего мужа ранили!

    — Какой ужас! — воскликнула Леонилла, спрашивая глазами: это правда или выдумка? — И это в наше прогрессивное время!

    Я поспешила её успокоить:

    — Меня спас его величество Оттон. Он по счастливой случайности оказался рядом и был так любезен, что оказал нам с супругом поддержку. Ах, Леони, — тут я сделала вид, будто только что вспомнила про переводчицу, — позволь представить тебе госпожу Цавахиду — она мой проводник в этом мире восточной роскоши!

    — Да, местная баня и правда довольно неплохая, — Леонилла даже не глянула на гречанку. Та в её глазах была всего лишь прислугой, выполняющей поручение своего хозяина. — Значит, ты знакома с его величеством?

    — О да, это было незабываемое знакомство! Я выпала из повозки похитителей прямо под копыта его коня!

    Тут я ничуть не лукавила, и мне даже не пришлось притворяться, чтобы выразить пережитые эмоции.

    — Бедняжка! — Леонила схватила меня за руку. — Очень рада, что этим мерзавцам не удалось исполнить задуманное, и хочу узнать все-все подробности! Но не здесь.

    Она похлопала меня по руке со снисходительностью старшей сестры и спросила, чуть сдвинув идеальные брови:

    — Где ты, говоришь, остановилась? «У трёх апельсинов»? Если не ошибаюсь, этот пансион содержит баварская община...

    — Не ошибаешься, — улыбнулась я.

    Улыбка получилась не очень естественной, потому что мой затылок сверлил взгляд Цавахиду. Гречанка стояла у меня за спиной и прислушивалась к разговору. А я прямо чувствовала, как она записывает у себя на подкорке каждое слово, чтобы потом передать королю.

    — Чудесно! Мы должны непременно встретиться сегодня за ужином.

    — Боюсь, у нас это будет не очень удобно, — тут же вздохнула я. — Пансион не предназначен для приёма таких высоких гостей, как жена дипломата.

    Это был намёк, и умница Леони его поняла.

    — Ах, Мар... целина, — её заминка была почти незаметной. — Понимаю и потому не приглашаю к себе. Мы с мужем остановились в резиденции императорской миссии...

    Она замолчала, будто подыскивая подходящее место, где польская пани и русская аристократка могли бы встретиться за приятной беседой и при этом не чувствовать себя разведёнными по разные стороны баррикад.

    — Может, вы, госпожа Цавахиду, посоветуете нам что-нибудь, — я любезно улыбнулась гречанке.

    Мой вопрос был задан на французском. Это была маленькая провокация, чтобы проверить, знает ли шпионка Оттона этот язык или у меня просто паранойя. И она не разочаровала:

    — Разумеется, мадам, — ответила на хорошем французском, — вы можете посетить Королевский сад рядом со Старым дворцом.

    — Ах, это великолепное место! — оборвала её Леонилла. — Дорогая, ты там ещё не была? Тогда я просто обязана исправить этот пробел. Все, отказы не принимаются. Сегодня в семь в Королевском парке. Буду ждать тебя в «Храме Нимфы», это очаровательная беседка у южной стены сада с видом на кипарисовую аллею. Ты её не пропустишь! А сейчас прости, вынуждена тебя покинуть.

    Выдав всё это с истинно светской небрежностью и не давая вставить ни слова, Леонилла чмокнула воздух с обеих сторон моего лица и царственно удалилась.

    Я не смогла удержаться и смотрела ей вслед, пока её фигура не исчезла за дверью, где уже ждали служанки. Внутри всё сжималось от страха и лихорадочных попыток обуздать этот страх. Выждав ещё пару минут, чтобы успокоить дыхание, я перевела взгляд на гречанку.

    Поверила ли она тому, что услышала? Какие выводы сделала? Что именно донесёт королю?

    — Госпожа Цавахиду, — голос мой прозвучал ровно, чему я сама удивилась, — полагаю, нам тоже пора. Мой супруг, наверняка, уже беспокоится.

    — Как пожелаете, мадам, — она кивнула, пряча усмешку. — Надеюсь, посещение хаммама оправдало ваши ожидания?

    — Более чем. Передайте его величеству мою глубочайшую признательность за заботу.

    — Не сомневаюсь, что у вас ещё будет возможность сказать это ему лично. Его величество обожает вечерние прогулки по Королевскому саду. Особенно в час, когда зажигаются фонари.

    Её слова повисли в воздухе, заставив меня замереть. Я будто наткнулась на невидимую стену, сердце ёкнуло, а разум забился в попытке понять: это предупреждение или угроза? Зачем Цавахиду это сказала и какой смысл вложила в слова — хотела, чтобы я подготовилась к встрече или, наоборот, сделала всё, чтобы её избежать?

    Я пыталась найти ответ на лице гречанки, но не увидела ничего, кроме маски светской любезности. Ни злого умысла, ни дружеского участия. Она посторонилась, пропуская меня вперёд, и тем же ровным тоном добавила:

    — Думаю, ваша подруга пришлёт за вами карету. В любом случае, вы всегда можете обратиться к хозяевам пансиона.

    И снова в её словах мне почудился скрытый смысл.
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    Дорога обратно в пансион тянулась мучительно долго. Несмотря на кажущуюся расслабленность, я чувствовала, как с каждой минутой тревога сжимает мне горло всё туже.

    В ногах, полная впечатлений, охала Груня.

    Цавахиду сидела напротив, неподвижная и молчаливая. Время от времени я ощущала на себе её взгляды, а так как разговаривать у меня не было никакого желания, то я просто закрыла глаза и сделала вид, что дремлю. Она не посмела меня беспокоить.

    Наконец экипаж въехал во двор пансиона и остановился. Я боялась, что гречанка поднимется в комнаты вместе со мной, мало ли какой у неё приказ. Но к моей тайной радости она сухо попрощалась, не выходя из кареты. Так что на крыльцо мы с Груней поднимались вдвоём. Однако я обратила внимание, как садовник, подрезавший кусты, проводил нас внимательным взглядом.

    Ещё один шпион Оттона? Несомненно.

    Приказав Груне заняться стиркой, я подождала, пока за ней закроется дверь. Затем выждала ещё несколько минут, прислушиваясь к звукам в коридоре, и только убедившись, что там никого нет, постучалась в комнату Станислава.

    Он стоял у окна, наблюдая за улицей. По его осанке было видно, что он напряжён.

    — Как хаммам? — спросил он тихо, не оборачиваясь. — Вам понравилось?

    — Да, — выдохнула я, прислонившись к двери. — Но случилось кое-что непредвиденное. Вы должны знать: я встретила там свою сестру. Леониллу.

    Он медленно повернулся. Его лицо стало совершенно непроницаемым.

    — Княгиню Витгенштейн? А князь? Он тоже здесь?

    — Этого я узнать не успела.

    В трёх словах я описала нашу нежданную встречу, панику и разговор на французском. Говорила быстро, как будто от скорости рассказа зависела наша безопасность. Под конец, чуть не забыв, сказала и о свидании, назначенном этим вечером в Королевском саду.

    По мере моего рассказа лицо Мещерского становилось всё суровее. Когда я закончила, он отвернулся к окну.

    — Вам не следует встречаться с сестрой, — сказал он глухо. — Наше положение и без того шаткое. Знакомство польской помещицы с женой русского дипломата вызовет лишние вопросы у Оттона. Будет лучше, если вы сошлётесь на недомогание и останетесь здесь.

    — В этом уже нет смысла, — я развела руками. — Цавахиду всё слышала. Она доложит королю в любом случае. Но мы ведь всё равно уходим на рассвете?

    Он ответил кивком. И я продолжила, озвучивая то, о чём думала всю дорогу, пока ехала из хаммама:

    — Ну, значит, большого вреда от нашей встречи не будет. Всё равно рано или поздно Оттон узнает правду, а может, и уже знает, кто мы на самом деле. Но мне обязательно нужно поговорить с Леониллой.

    — Зачем? — он бросил на меня пронзительный взгляд.

    — А вы не догадываетесь? Речь о моей репутации. Как долго Барятинский будет скрывать, что его жена не больна, а сбежала с другим мужчиной? Я должна хотя бы попытаться ей всё объяснить. Иначе мой позор ляжет и на неё тоже.

    — Вы недооцениваете последствия.

    — О нет, я как раз всё отлично оцениваю!

    Обняв себя за плечи, чтобы хоть так сдержать охватившую меня дрожь, я начала мерить комнату нервными шагами. Слова полились сами собой. То, что копилось с момента, как я покинула спящего Мишеля в спальне и устроила там разгром, наконец-то прорвалось наружу:

    — Если моя семья и Двор узнают версию князя, это будет конец для моей семьи. Карьера Березиных при Дворе будет закончена. Император не потерпит возле себя людей, чья родственница опозорила себя бегством и нарушением священных уз брака. Моих братьев отправят в отставку под благовидным предлогом — и все в свете будут знать истинную причину. Моя мать... Её больше не пригласят ни на один официальный приём. Двери лучших домов Петербурга закроются. Она станет изгоем, и с ней — все её незамужние родственницы. Потому что мой поступок ляжет на них несмываемым пятном. Кто захочет породниться с семейством, породившим прелюбодейку?

    Станислав слушал, не перебивая. Но вдруг я ощутила, как его руки опустились на мои плечи. Тёплые руки, уверенные. Я с трудом удержалась от желания откинуться назад, на его грудь, почувствовать её твердость.

    — Мари... — прозвучал глухой голос.

    — Нет, молчите! Я ещё не всё сказала. Мои замужние сёстры... Леонилла имеет право знать правду. Сейчас она блистает при малом дворе. Её муж делает карьеру. Но если все решат, что я сбежала с любовником, её перестанут приглашать в Аничков дворец, в приватные кружки императрицы. Её влияние угаснет. В лучшем случае мужа отправят посланником куда-нибудь в Саксонию или Вюртемберг — подальше от глаз. В худшем... карьере дипломата придёт конец. И всё потому, что его свояченица, княгиня Барятинская, осмелилась бросить законного мужа и связаться с каким-то поляком.

    Последняя фраза вырвалась из меня с особой горечью.

    До этого дня я гнала от себя эти мысли, потому что и так хватало забот. Но они никогда не оставляли меня. Как историк, я прекрасно знала, насколько хрупка репутация женщины в этой эпохе и как любая карьера может разрушиться лишь потому, что кто-то из родственников оказался в центре скандала.

    А встреча с Леонилой стала последней каплей. Я больше не могла терпеть муки совести. Мари умерла двадцатого января. Её влияние в этом мире закончено. Теперь всё, что происходит, — это моя и только моя ответственность. А я не могу позволить, чтобы из-за меня пострадали родственники Мари. Нельзя допустить, чтобы их судьбы и будущее изменились! Кто знает, к каким последствиям это всё приведёт.

    — Я... я вас понимаю, — произнёс Станислав таким тоном, будто взвешивал риски.

    — И не стану отговаривать. Но вы не отправитесь на встречу одна, я пойду вместе с вами. Княгиня Витгенштейн знает меня в лицо, я... всё объясню.

    Его руки исчезли с моих плеч. И мне вдруг стало холодно.

    Обернувшись, я нашла его взглядом и внезапно обратила внимание, что он выглядит слишком бледным. На лбу и висках серебрился пот. Веки воспалены, в глазах — красные прожилки. И он держался за плечо, на котором была повязка.

    — Вас осматривал врач? Тот, что был обещан королём? — спросила я.

    — Да, — коротко кивнул Станислав. — Сказал, что рана неопасная. Оставил мазь. Не беспокойтесь обо мне.

    — Хорошо...

    Я сделала шаг к двери, но вспомнила странный намёк гречанки.

    — Послушайте, есть ещё кое-что, о чём вы должны узнать. Госпожа Цавахиду упомянула, что король любит гулять в том саду по вечерам... и что у меня будет возможность поблагодарить его лично. — Я смотрела на Станислава, ожидая его реакции. — Вам это не кажется странным? Она словно предупреждала меня, чтобы я избежала этой встречи. Но зачем? Если она подчиняется королю, разве она не должна, наоборот, способствовать нашему сближению?

    Мещерский слабо улыбнулся. Его глаза на секунду закрылись, будто он очень устал.

    — Кто знает, что у неё на уме? Возможно, король считает, что она служит ему. А на самом деле она выполняет приказы ревнивой жены, которая не хочет делить внимание мужа с проезжей иностранкой.

    Теперь всё стало ясно. Холодная вежливость, оценивающие взгляды, стремление держать меня подальше от дворца... Цавахиду защищала не интересы короля — она защищала покой королевы.

    — Вы, наверное, правы, — признала я, изучая лицо Станислава.

    Мне не нравилась его бледность. В груди вновь шевельнулась тревога.

    — С вами точно всё в порядке? — переспросила, ловя его взгляд.

    Он покачал головой:

    — Не беспокойтесь обо мне, лучше отдохните, пока есть возможность. Кто знает, удастся ли нам уснуть этой ночью...

    Понимая, что это конец разговора, я не стала настаивать. Развернулась и тихо вышла.

    До встречи с сестрой оставалось ещё несколько часов.
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    Как и предполагала Цавахиду, без четверти семь к пансиону прибыла карета, отправленная Леони. Об этом сообщила служанка, аккуратно постучав в мою комнату. Вдохнув, я поднялась с софы, на которой пролежала последний час в мучительных размышлениях, и направилась к Станиславу.

    Сама я уже была одета и причесана для поздней прогулки. Надеялась, что он тоже. Поэтому постучала в соседнюю дверь и, не дождавшись ответа, вошла.

    Меня встретил тяжёлый, спёртый воздух. Станислав, похоже, даже не думал переодеваться! Но он и не лежал, а ходил от окна к кровати и обратно, двигаясь странно, резко, будто его дёргали за невидимые нити. При свете единственной свечи его лицо казалось восковым, на лбу и висках блестел пот.

    — Станислав? — позвала я тихо.

    Он обернулся. Его глаза, обычно такие ясные, были мутными, взгляд скользил мимо меня, цепляясь за тени в углах.

    — Нужно отвлечь... людей короля, — пробормотал он хрипло, с явным усилием. — Они следят... К рассвету должно быть всё готово.

    Он будто смотрел на меня, но не видел.

    — Станислав? — повторила я, подходя ближе. — Что происходит?

    В груди холодком отозвался страх: Мещерский выглядел утомлённым, больным, но в то же время я даже на расстоянии ощутила идущий от него жар.

    «Температура? Ох, это плохо, очень плохо!» — мелькнула тревожная мысль. Ещё не хватало, чтобы он заболел!

    Не спрашивая, я приложила ладонь к его лбу. Кожа была сухой и обжигающе горячей.

    — Да у вас лихорадка! — ахнула я, сама покрываясь холодным потом. Я понятия не имела, как сбить температуру в XIX веке без аспирина. — Это от раны? Конечно от раны, с чего бы ещё! Сейчас же ложитесь, я пошлю за врачом!

    Он попытался отмахнуться, но движение вышло слабым, неуклюжим.

    — Ерунда. Просто устал. Нужно… обсудить с вами… что сказать вашей сестре…

    Его речь потеряла чёткость. Я взяла его за рукав и с неожиданной для себя самой силой потянула к кровати. Он почти рухнул на неё, тяжело дыша.

    — Груня! — крикнула я, распахивая дверь.

    Служанка выскочила из соседней комнаты, глаза её были круглыми от испуга.

    — Найди лекаря. Немедленно! Спроси у хозяина. И попроси кучера подождать.

    Она кивнула и, подобрав подол, стремглав бросилась вниз по лестнице.

    Я вернулась к Станиславу, смочила в кувшине уголок полотенца и положила ему на лоб. Он вздрогнул от прикосновения холода и попытался сбросить его.

    — Не надо… Мешаете думать…

    — Молчите, — отрезала я. Мой голос прозвучал жёстко, почти как приказ. — Вы сейчас не думаете, а бредите.

    Прошло несколько минут, показавшихся вечностью. Я уже думала, что никого не дождусь, но тут в коридоре послышалась суета. Тяжёлые шаги замерли перед дверью, и в комнату, отдуваясь, вкатился хозяин пансиона — толстый баварец с красным от волнения лицом.

    — Фрау Крушинская! Я уже послал мальчишку за доктором Шульцем. Он лучший в немецкой общине, лечит самого... — герр Мюллер (кажется, так его звали) запнулся, чуть не проговорившись, кого именно, но быстро поправился, — ...многих уважаемых людей. Будет здесь через четверть часа.

    Я нагнулась к Станиславу, делая вид, что протираю ему лицо. Но на самом деле пыталась решить, что мне делать.

    Карета уже стоит у крыльца. Если опоздаю на встречу, Леонилла может не дождаться меня и уйти! А если останусь — всё равно ничем не смогу помочь Станиславу.

    Так остаться или поехать? — вот в чём вопрос.

    Внутри всё сжалось в ледяной узел.

    Выдохнув, я обернулась к баварцу:

    — Побудьте здесь, — приказала ему. — И не отходите от пана Крушинского, а я лично встречу герра Шульца.

    На самом деле мне просто немедля хотелось выйти на воздух. Так что я почти сбежала, прижимая похолодевшие ладони к вискам и пытаясь заглушить этот внутренний спор.

    На улице было зябко. Ветер, усилившийся к ночи, нёс со стороны порта запахи тины и рыбьих кишок. Я вдохнула его, закуталась в прихваченную с собой шаль и постаралась успокоиться. Но меня била крупная дрожь.

    Она так и не отпустила, пока я, пританцовывая от нетерпения, топталась на крыльце. Мимо проходили постояльцы, бросая на меня недоумённые взгляды, в саду возились слуги, терпеливо ждала карета, которую Леонилла послала за мной. А я не сводила глаз с распахнутых ворот пансиона, пока в них, наконец, не въехал наёмный экипаж. Из экипажа степенно вышел мужчина — сухой, костлявый, в чёрном сюртуке, поверх которого серебрилась цепочка пенсне. В руках он держал небольшой саквояж.

    Это был тот самый человек, который уже проверял рану Мещерского в королевском дворце. Поэтому я бросилась ему навстречу, не дожидаясь, пока он подойдёт:

    — Доктор Шульц! Беда!

    Он молча поклонился, выслушал мою сбивчивую речь и направился наверх. Я поспешила за ним.

    Станислав лежал в той же позе, в какой я его оставила. Только его веки теперь были плотно закрыты, а под ними быстро двигались глазные яблоки.

    Можно было подумать, что он просто спит и ему что-то снится. Однако здоровые спящие люди не дышат так часто и тяжело!

    Я бросила взгляд на хозяина пансиона. Тот был напуган. В его взгляде, нервно перебегавшем с меня на врача, отражался почти неприкрытый страх. Бедняга отирал вспотевшую лысину огромным платком и с ужасом думал, что будет, если такой важный постоялец, определённый самим королём, помрёт у него на руках.

    Пока мы с хозяином обменивались взглядами, доктор Шульц осторожно приподнял повязку, и я не смогла сдержать вскрик. Края раны, которую Станислав назвал царапиной, были красными, воспалёнными, и сквозь них сочился желтоватый гной. Я и представить себе не могла, что всё зашло так далеко!

    Доктор нахмурился, поправляя пенсне.

    — Гнойное воспаление, — произнёс он сухо. — По всей видимости, ваш муж, фрау Крушинская, пренебрёг моими рекомендациями. Я оставил ему сулемы для примочек. Он их делал?

    — Я... я не знаю, — пробормотала, с трудом отводя взгляд от раны. Меня скребнула внезапная мысль. — Доктор, а сулема — это же... это же хлорид ртути? Вы уверены, что ему не стало хуже от вашего лечения?

    Тонкие губы доктора Шульца превратились в презрительную полоску. «Женщина! — говорил его взгляд, брошенный на меня. — Да что ты понимаешь в лечении!»

    Но вслух он, конечно, этого не сказал. Помнил, что мы дорогие гости самого короля.

    — Позвольте, я займусь вашим мужем, — он холодно отодвинул меня от кровати. — И отправьте слугу на кухню. Пусть приготовят крепкий отвар коры ивы или настойку мирры, они тоже помогают от гнилости, хотя и не так хорошо, как сулема.

    Я выглянула в коридор и крикнула Груню. Быстро передала ей приказ, а сама вернулась к кровати. Шульц уже вскрыл рану и сцеживал гной, но Станислав, казалось, не почувствовал этого. Только волосы на его голове слиплись от пота, и на висках мелко бились вспухшие вены.

    — Если жар не начнёт спадать к полуночи, дело может принять самый тяжёлый оборот, — сказал Шульц, не глядя на меня, пока работал.

    Меня охватил настоящий ужас.

    А если у него уже сепсис? Нет, не думай об этом! Нельзя! В мире без антибиотиков любая, даже самая пустяковая рана, может стать приговором. Может, доктор был прав? Лучше использовать ртуть, хотя есть риск отравиться, чем вот так сгореть от царапины.

    — Вы же спасёте его, да? — прошептала я срывающимся голосом, прижимая руки к груди. — Пожалуйста, я... я согласна на сулему или что у вас там. Вы обязаны спасти его. Умоляю вас.

    Шульц посмотрел на меня поверх очков.

    — Я сделаю всё возможное, фрау Крушинская. Но вам лучше молиться.
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    Мне не понравился его тон, слишком высокомерный. Он будто оказывал мне одолжение. Поэтому я решила напомнить:

    — Вам тоже стоит молиться, герр Шульц. Его величество оказал нам своё покровительство. Он точно не будет рад, если узнает, что его личный врач настолько некомпетентен!

    Я лгала. Я не знала, интересует ли Оттона что-то, кроме моей персоны. Но страх — отличный двигатель. Лицо доктора Шульца изменилось. Сухая, надменная маска сползла, обнажив обычную боязливость.

    — Герр Мюллер! — он резко обернулся к хозяину. — Мне нужен чистый лёд из ваших погребов и весь запас чистого льняного полотна. Немедленно. И проследите, чтобы мне никто не мешал. Поняли?

    Тот нервно кивнул и исчез за дверью со всей скоростью, на какую был способен.

    Шульц, поджав губы, посмотрел на меня. На этот раз в его глазах не было снисхождения.

    — Я приложу все усилия, фрау. Клянусь своей честью.

    — Хорошо, — выдохнула я, отступая. — Моя служанка останется здесь. Она будет выполнять ваши распоряжения.

    Затем обратилась к Груне:

    — Я вернусь через два часа. Не своди глаз с пана Крушинского, поняла? Ни на минуту.

    Горничная, уже вернувшаяся с кухни и стоявшая у двери, испуганно кивнула.

    Я ещё раз взглянула на Станислава. Он бредил, что-то невнятно бормоча. Мне хотелось подойти, прикоснуться к его руке. Но я не сделала этого. Вместо этого развернулась и, не оглядываясь, вышла из комнаты.

    Это было самое настоящее бегство.

    Спускаясь по лестнице, я чувствовала, как внутри всё сжимается в холодный, твёрдый ком. Мысль, что бросаю беспомощного Станислава на Груню, жгла меня, будто яд. Но это был единственный выход.

    Оставшись, я всё равно ничем не смогла бы ему помочь. Разве что сидеть рядом и обирать пот с его лица. А с этим и Груня справится. Мне же нужно сейчас сделать всё, чтобы завтра нас здесь уже не было! Чем дольше мы тянем, тем сложнее будет сбежать. А если еще и «Сокол» уйдёт, не дождавшись, то мы и вовсе окажемся в положении узников.

    Посланная Леонилой карета ждала у входа. Кучер в ливрее кивнул мне, спрыгнув с козел, чтобы открыть дверцу.

    Я забралась внутрь, и экипаж тронулся с места. Когда он выехал со двора пансиона на пустынную улицу, я отодвинула шторку и посмотрела назад.

    В сгущающихся сумерках за нами следовали тени. Они держались на почтительном расстоянии, но не скрывали своего присутствия. Я не могла разглядеть подробностей, но и так поняла: это те самые всадники, что сопровождали нас утром в хаммам. Охрана, приставленная Оттоном. Или, вернее, наблюдатели.

    Опустив шторку, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.

    В голове теснились жестокие, но правдивые мысли: если Шульц не поставит Станислава на ноги за ближайшие десять часов, мне придётся самой позаботиться о нашем побеге. А для этого мне нужна Леонила.

    Теперь всё зависело от меня. И от того, сумею ли я объясниться с сестрой.

    Моя тревожность достигла предела, когда карета въехала в ворота Королевского сада и покатила по аллее, обсаженной кипарисами. В сумерках они казались высокими чёрными стражами.

    Я не отпускала шторку, следя за тем, как в отдалении, у ворот, остановились двое всадников. Они не последовали за нами внутрь. Или у них не было на это приказа, или сад считался безопасной территорией.

    «Храм Нимфы» оказался изящной мраморной беседкой, увитой сочной зеленью. Рядом горел фонарь, освещая силуэт Леониллы. Её лицо было скрыто в тени, однако напряжённая поза и наклон головы намекали, что она ждёт объяснений.

    Увидев карету, сестра развернулась и вошла внутрь беседки. Я подождала, пока кучер откроет дверцу, и направилась вслед за ней.

    В самой беседке царил полумрак.

    Когда я вошла, Леонилла повернулась ко мне. Её лицо было спокойным, но в плотно сжатых губах угадывалось напряжение. Это была не та легкомысленная княгиня, которую я встретила в хаммаме. Скорее — жена дипломата, опасающаяся за карьеру супруга.

    — Мари, — сказала она без улыбки, даже не пытаясь меня обнять. Её голос был ровным, деловым. — Я рада, что ты смогла приехать. Здесь достаточно уединённо для разговора.

    — Уединённо, но не без свидетелей, — я кивнула в сторону ворот. — У входа стоят двое всадников. Люди короля. Они сопровождали меня от пансиона.

    Леонилла даже бровью не повела.

    — Король Оттон известен своей предусмотрительностью. Особенно в отношении дам, попавших в беду. Но здесь они не помешают. Говори, что случилось. Только правду, а не сказку для ушей гречанки.

    В её тоне не было ни сестринской нежности, ни даже простого любопытства. Была требовательность человека, оценивающего обстановку. Но так даже лучше.

    Я задумалась на секунду, что можно рассказать этой даме. Леонилла вышла замуж чуть раньше, чем Мари, и удачно — за светлейшего князя Витгенштейна. Брак был одобрен императорской четой, и теперь она, фрейлина императрицы, развозила её подарки родственникам.

    Стоит ли открывать ей всю правду — о политическом заговоре, о предсказании, о Третьем отделении? Нет, это опасно. Лучше говорить на языке, знакомом ей — языке светских скандалов и семейных драм.

    Решение созрело мгновенно.

    — Ах, Леони! Если бы ты знала, какие события привели меня сюда! — воскликнула я, придавая голосу истеричные нотки. — Мой муж... увлекся одной дамой... Итальянкой из довольно известной семьи... Ты же знаешь их нравы... Горячая южная кровь... После этого меня неоднократно пытались убить, так что я вынуждена была бежать из дома и тайно пробираться в Россию!

    Лицо Леониллы вытянулось от удивления, но дворцовая выучка взяла верх. Сестра элегантно всплеснула руками:

    — Мари, ты уверена, что это были именно покушения? Ты всегда отличалась бурной фантазией!

    — Леони! — возмутилась я, причём притворяться мне не пришлось, возмущение было искренним. — Можно ли считать фантазией клинок, чудом вонзившийся не в меня, а в стену над головой? Пулю, зацепившую того, кто стоял рядом? Яд в букете цветов? Я ведь писала тебе о своей болезни! Помнишь? Так вот, как только я покинула дом, в котором жила вместе с Михаилом, моя болезнь прошла!

    — Леони! — возмутилась я, причём притворяться мне не пришлось, возмущение было искренним. — Можно ли считать фантазией клинок, чудом вонзившийся не в меня, а в стену над головой? Пулю, зацепившую того, кто стоял рядом? Яд в букете цветов? Я ведь писала тебе о своей болезни! Помнишь? Так вот, как только я покинула дом, в котором жила вместе с Михаилом, моя болезнь прошла!

    Удивление в её взгляде сменилось недоверием, которое переросло в скепсис.

    — И что ты думаешь делать дальше? Вернуться в Россию и просить защиты у императора? — спросила она, не скрывая раздражения. — Ты же понимаешь, что твой демарш зацепит семью?

    Мне стало обидно за бедняжку Мари. Похоже, её сестра — честолюбивая женщина, добившаяся положения при дворе императора — боялась испортить свою репутацию, ввязавшись в проблемы Мари.

    Значит, буду переходить прямо к сути. Нечего разводить сантименты.

    — Правда в том, — произнесла я, опускаясь на холодную каменную скамью, — что мой муж, князь Михаил Барятинский, пытался меня убить. Не один раз.

    Дальше я кратко передала всё, что мне пришлось пережить: отравление, которое убило настоящую Мари, покушение на балу, подосланных убийц в Неаполе. Я опустила лишь детали о предсказании и Третьем отделении, заменив их на «политические интриги, в которые князь впутал нашу семью».

    — И человек, с которым я путешествую, — продолжила я, следя за лицом Леониилы, — вовсе не мой любовник. Он офицер, которому было поручено обеспечить мою безопасность и доставить меня в Россию. Его зовут Станислав Мещерский.

    Глаза сестры потрясённо расширились.

    — Мещерский? Тот самый, который… считался погибшим? Мари, что ты наделала?!

    — Всего лишь пытаюсь выжить, — парировала я, выпрямляясь. — Сейчас он лежит в пансионе с горячкой от заражённой раны, которую получил, защищая меня от похитителей здесь, в Афинах.
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    Я замолчала, ожидая реакции. Но Леонилла не спешила отвечать. Она почти минуту смотрела на меня с подозрением, будто не узнавая сестру, затем отвернулась. Сделала несколько шагов к краю беседки и замерла там, глядя вглубь сада.

    Пока она собиралась с мыслями, я терпеливо ждала. Всё же не каждый день встречаешь родственницу, которая вываливает на тебя историю, больше похожую на приключенческий роман, чем на реальную жизнь.

    Наконец, Леонилла заговорила, по-прежнему стоя ко мне спиной.

    — Пусть даже всё это правда... Но ты же понимаешь, что в глазах света твой рассказ будет выглядеть как бред и измена? Барятинский всё опровергнет. А ты сбежала с другим мужчиной!

    — Понимаю. Именно поэтому я здесь. Чтобы ты, узнав правду первой, могла подготовить матушку и братьев. Чтобы они не поверили лживым вестям Михаила. А ещё, — я сделала паузу, — чтобы попросить тебя о помощи.

    Она медленно повернулась ко мне.

    — О какой помощи речь?

    — Нам нужно до рассвета попасть в порт, на свой корабль, — тихо сказала я. — Но за нами следят, Оттон приставил охрану. Я не знаю, как избавиться от этой слежки.

    Она окинула меня странным оценивающим взглядом и хмыкнула:

    — А я по-твоему знаю?

    — Твой муж дипломат. Может, он что-то придумает?

    — Нет! — отрезала она жёстко и холодно. — Не втягивай моего мужа в свои семейные дрязги. Русская миссия не должна быть замешана в скандале с беглой женой русского князя, даже если эта жена — моя сестра. Особенно если эта жена — моя сестра.

    Я ожидала подобного ответа, поэтому сразу перешла к плану «Б»:

    — Тогда отвлечи Оттона. Или его людей. Та гречанка, Цавахиду, которая следит за каждым моим шагом. Она слушает королеву, а не короля. Если королева Амалия захочет, чтобы назойливая иностранка исчезла с глаз долой, не вызывая шума… может, она даст соответствующие указания? Ты можешь намекнуть ей на это?

    Я сложила руки в умоляющем жесте. У меня больше не было ни надежды, ни аргументов.

    Леонилла поджала губы.

    — Ты просишь меня ввязаться в дворцовые интриги на чужой земле, — процедила она, взвешивая каждое слово. — Ради тебя и ради человека, которого все считают мёртвым. Ты уверена, что эта игра стоит свеч?

    Она не упрекала, в её голосе звучал чистый, холодный расчёт. И в тот момент меня осенило: вот оно, её слабое место!

    — Уверена! — заявила я, поднимаясь. Мой голос звучал так же жёстко, как у неё. — Потому что если мы не уйдём, и нас задержат, или меня найдёт князь Михаил, или нас убьют те, кто за ним стоит — скандал будет в тысячу раз громче. Труп княгини Барятинской в греческом пансионе. Или её похищение. Любой из этих вариантов уничтожит репутацию семьи окончательно. Помоги нам тихо исчезнуть — это единственный способ избежать катастрофы. Для меня. И для вас всех.

    Леонилла замерла, глядя на меня с недоверием.

    — А ты изменилась, — констатировала она, не скрывая досады. — Даже не знаю, нравятся ли мне твои изменения. Прежде ты не была такой… напористой.

    — Так ты поможешь? — я продолжала смотреть ей в глаза.

    Она молчала, явно колеблясь. Какое-то время тишину в беседке нарушал лишь далёкий стрекот цикад.

    — Хорошо, — наконец, выдохнула Леонила. — Я поговорю с мужем. Он что-нибудь придумает, жди в пансионе. Но это всё, что я могу обещать.

    — Этого будет достаточно, — кивнула я. — Спасибо.

    Она покачала головой:

    — Не благодари, я еще ничего не сделала.

    За её спиной в глубине сада я уловила движение. Меня охватило дурное предчувствие: кто-то шёл в сторону беседки по главной аллее.

    — Что случилось? — Леони заметила, как изменилось моё лицо.

    Она обернулась, чтобы понять, что же так меня напугало.

    А неизвестный приближался. Вскоре стали слышны его размеренные шаги и шуршание гравия. Очередной фонарь выхватил из сумерек высокий силуэт в офицерском сюртуке, без свиты, но с королевской выправкой. Он шёл прямо к нам.

    Оттон.

    Меня бросило в пот.

    — Леони, это король, — тихо сказала я, не сводя глаз с приближающейся фигуры.

    — Он ищет меня. Цавахиду все-таки донесла о нашей встрече.

    — Только этого не хватало. Если он застанет тебя здесь, разговор затянется. Возникнут вопросы. Ты не сможешь сразу вернуться в пансион. А твой офицер...

    — Он не должен меня видеть, — перебила я. — Помоги мне исчезнуть так, чтобы он не заметил. Сейчас.

    Сестра окинула меня быстрым, оценивающим взглядом. Её глаза скользнули с моей причёски на платье, потом на её собственный тёмный бархатный плащ с капюшоном.

    — Снимай шаль, — приказала она тихо, но чётко, уже начиная расстёгивать свою верхнюю одежду.

    Я не спорила. Леонилла стянула с себя плащ и набросила его мне на плечи. Бархат был тяжёлым, пахнущим дорогими духами и ночной прохладой.

    — Надень капюшон. Глубже. Вот так, — Леони ловко поправила складки. — Моя карета ждёт у южного выхода из сада, за кустами сирени. Кучер — мой человек, он молчалив. С ним моя горничная, Феня. Она ждёт в карете. Скажешь ей одно слово: «Пансион». Она всё поймёт и проведёт тебя. Больше ни с кем не говори. Иди быстро, но не беги. Ты — это я, поняла? Возвращаешься с вечерней прогулки.

    — А ты? — я взволнованно глянула на неё. — У тебя не будет проблем?

    Она усмехнулась, заворачиваясь в мою шаль. Ажурная ткань скрыла её тёмные волосы.

    — Я займу внимание короля. Не беспокойся, я знаю, что делать с мужчинами, — в её голосе прозвучали холодные нотки. — Теперь иди. Вон той тропинкой, между кустами.

    Шаги на гравии звучали всё ближе. Очередной фонарь осветил задумчивое лицо короля и внимательный взгляд, скользнувший по беседке.

    Оттон не мог нас видеть, так как сам был на свету, а мы — в темноте. Но я всё же решила поторопиться. Быстро обняла сестру, ещё раз шепнув слова благодарности, опустила голову и выскользнула из беседки через узкий проход в мраморной ограде, на который Леонилла указала взглядом.

    Тропинка вилась между плотными посадками лавра. Холодный бархат шуршал, приглушая все звуки. Я не оглядывалась. Но через два десятка шагов моих ушей достиг голос Леониллы, в котором отчётливо прозвучали преувеличенное удивление и кокетство:

    — Ваше величество! Какая неожиданная честь...

    Ответ Оттона я уже не расслышала, потому что почти бежала, спотыкаясь в темноте о корни и прижимая чужой плащ к горлу. Впереди, за поворотом, показался силуэт кареты, стоявшей в стороне от дороги. Возле неё, кутаясь в тёплую душегрею, топталась женская фигура.

    Услышав мои шаги, она подняла голову. Это была немолодая женщина с серьезным лицом.

    — Феня? — выдохнула я, подходя.

    Она молча кивнула, мгновенно оценив плащ, капюшон и моё сбившееся дыхание. Открыла дверцу кареты.

    — В пансион, — выдохнула я, забираясь внутрь. — И как можно быстрее.

    И снова она ни о чём не спросила. Передала приказ кучеру и захлопнула дверцу. Через секунду карета тронулась с места.

    Теперь оставалось только молиться, как советовал Шульц.
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    Я сидела напряженно, выпрямив спину, прислушиваясь к звукам ночного города. Вдруг — за нами погоня? Вдруг Леонилла не сумела задержать Оттона? Что, если его слуги сделают Станиславу что-то плохое?

    Феня смотрела на мои метания с плохо скрытым недовольством. Видимо, желая отвлечь, тихо спросила:

    — Ваше сиятельство, хотите пить?

    Я вздрогнула от звука ее голоса, но прислушалась к себе. Действительно, мне хотелось пить и даже есть. Странно, что я про это забыла!

    Служанка Леониллы открыла шкафчик в стенке кареты, вынула флягу, налила в серебряный стаканчик вина, щелкнула крышкой шкатулочки с лукумом, изюмом и орехами в меду:

    — Прошу вас, ваше сиятельство

    Я приняла угощение, и с каждым глотком слабенького сладкого вина чувствовала, как меня отпускает. Упорядочиваются мысли в голове, меньше дрожат руки, бурные эмоции уступают место рассудку.

    Я еще раз выглянула в окно, пытаясь оценить обстановку на узких кривых улочках. Кажется, никто за нами не гонится, и я могу вздохнуть и подумать — что делать дальше.

    Станиславу плохо. Мы под наблюдением дотошных баварцев, и неизвестно, удалось ли мне привлечь на свою сторону сестру, поможет ли нам ее муж.

    А если нет -- то какие у меня варианты? Обратиться за помощью к офицерам корабля? Попросить их похитить Станислава из номера, а самой убегать в туфельках на каблуках по черной лестнице?

    А если нет -- то какие у меня варианты? Обратиться за помощью к офицерам корабля? Попросить их похитить Станислава из номера, а самой убегать в туфельках на каблуках по черной лестнице?

    Смешно.

    Впрочем, может, сработает. Знатные люди часто не знают секретов собственных домов. Предпочитают не заглядывать на черные лестницы, не замечать узких дверок, через которые к ним попадает вода для умывания или выносятся ночные горшки. Как в том дурном анекдоте: «Почему вы не задержали преступника? Я караулил выход, а он убежал через вход!»

    Мои мысли прервала остановка кареты.

    Пансионный слуга, дежуривший у входа, помог мне выйти и проводил до дверей. Я заметила, что охранников, которых Оттон приставил ко мне, до сих пор нет. Видимо, все еще ждут в саду или отправились за моей каретой, в которой должна уехать Леонилла. Вот они удивятся!

    Спрятав улыбку, я шагнула внутрь здания.

    На первом этаже в мою сторону дернулся хозяин, но я, закутанная в плащ сестры, отмахнулась от него властным жестом, подсмотренным у Леониллы. Герр Мюллер застыл, будто суслик, только заплывшие жиром глазки испуганно моргали, не узнав меня в чужой одежде. Я же быстро поднялась в номер.

    Станислав лежал в постели с влажной тканью на лбу, рядом сидела Груня. Воздух в комнате был тяжелым, спертым, раздражающим горло. Резко пахло уксусом, чем-то похожим на мазь Вишневского и, кажется, хлоркой. На столике возле кровати стояли кувшин с водой для питья и стакан, миска с уксусной водой, полотенце и несколько пузырьков.

    — Груня, открой окно, — приказала я. — Тут же дышать нечем! Что сказал доктор?

    — Велел менять холодные компрессы и обтирать уксусом, — вскочила служанка. — Ох, княгинюшка, я тут уже вся извелась, вас так долго не было!

    — Тише ты, — шикнула я, бросая взгляд на двери. Вроде в коридоре никого не было, никто не шел за мной, но все же лучше не рисковать. — Пани я, пани, поняла, глупая?

    — Поняла, кня… ой, пани. Все поняла.

    — Тогда выполняй, что велено!

    Пока Груня возилась с щеколдами на окнах, я склонилась над Станиславом.

    В отличие от прошлого раза, лицо его было спокойным, даже умиротворенным. Если, конечно, не обращать внимания на вечную складку между бровей. Глаза под плотно закрытыми веками не двигались, дышал он тихо, размеренно — просто спал, и сон был глубоким.

    Похоже, жар спал после того, как доктор очистил рану. Но больше всего меня обрадовало, что свежая повязка, виднеющаяся на предплечье под тонким батистом рубашки, была сухой и чистой. Значит, я вовремя спохватилась.

    Но все равно расслабляться не стоило — воспаление может быть очень коварным. А уж если учесть методы, применяемые в этом веке, то как бы временное улучшение не стало началом сильнейшего кризиса.

    Пока я стояла в задумчивости над Станиславом, Груня открыла окна. В комнату наконец-то ворвался свежий вечерний воздух, шум улиц, шелест листвы и голоса припозднившихся обитателей пансиона. Стало легче дышать.

    На этажерке у дальней стены стояли часы. Стрелки показывали без четверти десять. Я быстро прикинула: на встречу с Леониллой ушло меньше трех часов. Повезло, что пансион всего в двадцати минутах езды от дворца и Королевского сада.

    — Иди, Груня, — я махнула служанке, — ты мне пока не понадобишься, я сама присмотрю за паном.

    Она ушла, я села на ее место и уставилась на того, кто будил во мне противоречивые чувства.

    Несмотря на крепкий сон, Станислав выглядел бледным, под глазами темнели круги. Его руки лежали поверх покрывала, манжеты были расстегнуты, и широкие рукава немного задрались. Мой взгляд привлекли льняные бинты на запястьях. Я с опозданием поняла, что доктор, скорее всего, сделал кровопускание, а может, и модное в одно время «иссечение раны».

    Охваченная вспыхнувшим подозрением, я осмотрела оставленные пузырьки. Жидкость в одном из них пахла хлоркой. «Лабарракова вода» — подсказала память Марии. Во втором оказалась дегтярная мазь, а в третьем — темная, густая, горькая настойка с резким запахом спирта.

    В памяти заскребло, отзываясь на этот запах. Я поднесла пузырек к свече. Жидкость была мутной, непрозрачной, с глубоким янтарным оттенком на просвет. Будто очень крепкий чай или портвейн.

    Я взболтнула бутылочку. Густая, сиропообразная жидкость медленно стекла по стенкам склянки, оставляя заметные следы.

    «Лауданум» — вспыхнуло в голове. Так вот ты какой… Нет-нет, мы таким лечиться не будем и никому не советуем!

    Поднявшись, я подошла к камину, открыла пузырек и вылила все содержимое в очищенный от золы колосник. Затем и сам пузырек туда бросила.

    Когда возвращалась к кровати, сердце выстукивало бешеный ритм, а к горлу подкатил комок от нахлынувшего понимания. Станислав крепко спал не от того, что внезапно пошел на поправку. Это все лауданум!

    Я вновь замерла над кроватью.

    Руки тряслись от желания проверить его рану, убедиться, что ее состояние не ухудшилось после лечения доктора Шульца. Но едва я потянулась к рукаву и начала осторожно его закатывать, как Станислав резко схватил меня за запястье.

    Я тихо вскрикнула. А он вдруг открыл глаза. Взгляд был затуманенным, зрачки — расширенными, что подтверждало мои подозрения.

    — Мари! — выдохнул Мещерский, вглядываясь мне в лицо. — Где вы были?

    — Станислав! — у меня глаза защипало от слез. — Вы очнулись! Как вы себя чувствуете?

    — Где... вы были? — повторил он напряженно.

    Похоже, собственное состояние его не особо волновало. Что ж, спишем это на действие лауданума.

    — Я виделась с Леониллой... — ворчливо призналась я. — Она обещала прислать человека, который поможет нам выбраться отсюда и попасть на корабль.

    Он на секунду прикрыл глаза, будто задумался. Затем вновь посмотрел мне в лицо, и на этот раз его взгляд показался мне прояснившимся.

    Я услышала вздох:

    — Вы опять меня удивляете, несносная женщина. Зачем вы строите планы и придумываете безумные варианты? Где та Мари, что всегда полагалась на защиту и разум мужчины?
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    Мне пришлось прикусить язык, потому что на нем так и крутилось едкое — а что, разум это прерогатива мужчины? Но я вовремя вспомнила, где, вернее когда нахожусь.

    Каждый раз, как только я начинала забывать о месте женщины в этой эпохе, как мне обязательно кто-нибудь напоминал! Но в одном Мещерский был прав. Я не та барышня, к которым он привык. Я не его Мари и уже не хочу притворяться. Если он не примет меня такой, как я есть, что ж... Я расстроюсь, но лучше так, чем всю жизнь носить маску.

    Даже Леонилла заметила, что ее сестра ведет себя не так, как она ожидала.

    Понравилась ли ей эта новая Мари — неизвестно. Пусть думает, что сестра повзрослела.

    Станислав продолжал смотреть мне в лицо.

    — Вы правы, — я ответила твердым взглядом на его взгляд. — Я действительно изменилась. Вы тоже стали другим. Но скажите, кого вы сейчас хотите видеть рядом с собой — бледную немощную особу, падающую в обморок от малейшего ветерка, или женщину, способную позаботиться о вас, когда вы сам лежите без сознания?

    В тот миг во мне не было ни капли кокетства. Я говорила четко и холодно, заранее подготовившись, что такая Мари придется Мещерскому не по нраву. Но к моему удивлению, на его лице не дрогнул ни один мускул, только взгляд стал внимательнее и острее.

    Станислав помолчал, давая мне выговориться, затем сухо спросил:

    — И когда придет тот человек?

    Готовая отстаивать свои взгляды, я растерялась.

    — Я... я точно не знаю. Леонилла сказала ждать. Она осталась в саду, отвлекать короля.

    Он выдохнул сквозь сжатые губы, и я вдруг поняла, что его пальцы по-прежнему держат меня за запястье. Кажется, он и сам наконец-то это заметил. Резко отдернул руку, будто обжегся, и прикрыл ладонью глаза.

    Его кадык дернулся, сглатывая ком.

    — Простите, — произнес Станислав слабым тоном. — Я... я был груб.

    Я молча потерла запястье. Хоть он и убрал руку, но моя кожа горела, ощущая тепло его пальцев. И мне очень хотелось, чтобы он вернул их на место.

    Когда Станислав вновь взглянул на меня, в его глазах не было ни единого признака одурманивающего вещества. Он самостоятельно сел, лишь немного поморщившись, и решительно заявил:

    — Вы спросили, какую женщину я хочу видеть рядом с собой? Ту, которая будет мне безоговорочно доверять. И не важно, упадет ли она в обморок от малейшего ветерка или по смелости не уступает мужчине.

    Уязвленная его словами, я поднялась со стула.

    — Тогда не смею вам мешать, — произнесла, с трудом сдерживая досаду. — Буду ждать вашего знака, а пока позвольте откланяться, пан Крушинский.

    Я нарочно использовала это имя. Хотела подчеркнуть, что он мой конвоир, а я — его задание и между нами нет никаких сантиментов.

    Кажется, он это понял. Потому что его рот плотно сжался, а взгляд помрачнел. Но я не стала дожидаться ответа. Быстро вышла и захлопнула дверь. А там прижалась к ней спиной и попыталась успокоиться.

    Однако взять себя в руки оказалось не так-то просто. В горле стоял ком, а в груди что-то мелко и злобно дрожало — не то обида, не то стыд.

    Зачем я это сказала? «Пан Крушинский». Только увеличила пропасть между нами.

    Но и он тоже неправ! Он хочет моего доверия, а какой смысл вкладывает в это слово? Бездумное выполнение приказов? Так я ведь ему не подчиненная и не солдат, чтобы слепо повиноваться!

    Из-за двери не доносилось ни звука. Ни шагов, ни оклика, которые я ждала.

    Надежда, что Станислав смягчит мой последний выпад, таяла с каждым ударом сердца. Когда она окончательно исчезла, я оттолкнулась от двери и пошла в свою комнату.

    Из потускневшего зеркала над умывальником на меня взглянуло чужое лицо — бледное, с двумя алыми пятнами на щеках. Глаза горели лихорадочным блеском.

    — Соберись, — приказала я отражению. — Сиди и жди. Больше тебе ничего не остаётся. В этом мире ты довесок к мужчине — не больше!

    Я зажгла свечу, села на край кровати и попыталась занять руки — стала перебирать вещи в саквояже. Но как ни пыталась отвлечься, нервозность лишь нарастала.

    Еще и время текло убийственно медленно. Каждая минута повторяла предыдущую: прислушаться к звукам, доносящимся из коридора, взглянуть на часы, подойти к окну...

    Улица была тёмной и пустынной. Во дворе пансиона царила тишина. Постояльцы уже разошлись по номерам, свет на первом этаже приглушили.

    Из окон моей комнаты хорошо просматривались крыльцо и ворота. Но как я ни вглядывалась, пытаясь разглядеть фигуры охранников — их все еще не было. И это настораживало. Где они? Неужели не поняли, что пани Крушинская сбежала из сада в чужом экипаже? Быть такого не может...

    Не выдержав, я вернулась к комнате Станислава. Прильнула ухом к двери.

    С той стороны не доносилось ни звука.

    Неужели уснул? Или лауданум снова забрал его в тяжёлое, бездонное забытье?

    Меня передёрнуло.

    Надо проверить. Но войти означало сдаться, признать поражение, которое мне признавать не хотелось.

    — К чёрту гордость, — прошипела себе под нос и уже потянулась к ручке, когда дверь сама распахнулась.

    Я едва успела отпрыгнуть.

    На пороге, держась здоровой рукой на косяк, стоял Станислав.

    — Мари... — произнес он чуть слышно и покачнулся.

    — Зачем вы встали! — ахнула я, испугавшись, что он упадет. — Сейчас же ложитесь!

    Дёрнулась к нему, собираясь отвести обратно в кровать. Но он отвел мои руки и покачал головой:

    — Со мной все в порядке, не беспокойтесь.

    — Со мной все в порядке, не беспокойтесь.

    — В порядке? Да на вас же лица нет! Вы еле стоите!

    По бледным губам Мещерского пробежала усмешка. Но он тут же вновь стал серьезным.

    — Мари, я должен извиниться. Простите, я был неправ.

    — В чём? — растерялась я.

    — В том, что держал вас в неведении. Вот, прочитайте.

    Поморщившись, он протянул мне больную руку и разжал ладонь. Я увидела свернутый в трубочку кусочек бумажки. Голубеграмма?

    Сердце ёкнуло, ударившись в ребра.

    Бросив на Станислава недоверчивый взгляд, я развернула бумажку. Там было было всего три слова, выведенных незнакомым угловатым почерком:

    «Ждите стук. Три-один».

    Ни обращения, ни подписи.

    — Что это?

    — Сообщение с “Сокола”. Сегодня после полуночи матросы помогут нам бежать. План был продуман заранее, простите, что не сказал.

    Я посмотрела на смятую записку, потом на его лицо — бледное, с капельками пота на висках. Вся моя обида, всё это колючее, дрожащее негодование внутри вдруг сникло, смялось, как эта самая записка.

    — Я тоже была неправа...

    Признавать вину было неловко и неприятно. Но совесть не позволила промолчать. В ответ Станислав чуть улыбнулся. От уголков его глаз побежали тонкие лучики, и я вдруг осознала, что он очень красив, когда улыбается.

    — Главное... — начал он.

    Но голос внезапно прервался.

    Станислав покачнулся. Рука, которой опирался на косяк, бессильно повисла, и он начал медленно оседать.

    — Станислав!

    Я бросилась к нему, подхватила под мышки. Он оказался тяжёлым, безвольный, как большой мешок с песком, а его рубашка была мокрой от пота.

    — Держитесь! — прошептала я в отчаянии, пытаясь взять на себя его вес. — Вот так, обопритесь на меня. Мы дойдём.

    Он промычал что-то невнятное, но сделал слабую попытку помочь, уперев здоровую руку мне в плечо. Так мы и дошли до кровати, где я почти толкнула его на постель. Он рухнул на спину, глаза закрыв. Его грудь тяжело вздымалась.

    Я хотела отойти, но он вдруг удержал меня за руку и заставил наклониться к нему.

    — Мари... — сквозь свистящее дыхание выдохнул мое имя. — За нами... придут. Ждите... стук.

    Его пальцы на мгновение переплелись с моими, но затем его тело обмякло. Похоже, он истратил все силы только на то, чтобы встать, пройти эти несколько шагов до двери и стоять там, извиняясь передо мной.

    Осознав это, я медленно выпрямилась. Освободила руку из его пальцев, подошла к двери, приоткрыла её и тихо позвала:

    — Груня!

    Через мгновение испуганное лицо служанки возникло в проёме.

    — Принеси ещё холодной воды и чистых тряпиц для компрессов. И сама не засыпай. Нам нужно быть наготове.

    Она кивнула и умчалась.

    Я вернулась к кровати, смочила свежее полотенце и положила Станиславу на лоб. Потом села на стул, взяла его горячую, безвольную руку в свои и приготовилась ждать.

    Это все, что я могла сейчас сделать.
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    Тишина в комнате была густой, нарушаемой только тяжёлым дыханием Станислава и посапыванием Груни, свалившейся в дрему на стуле. Я не отрывала взгляда от полосы света под дверью, ловя каждый звук из коридора. Мысли метались, не желая выстраиваться в логические цепочки.

    А если за нами не придут? Если Оттон знает о плане Станислава и уже приказал арестовать экипаж «Сокола»? Или оцепил корабль и запретил команде сходить на берег? Что вообще может прийти в голову баварскому принцу, внезапно ставшему королем эллинов? На что он готов ради прекрасных глаз пани Марцеллины? Мужчины этого времени напоминают мне какие-то сверхсложные конструкции из чести, достоинства и в то же время дерзких желаний и безудержной страсти.

    Я вздрогнула, когда тень на полу сместилась, и почти с ужасом взглянула на Мещерского.

    Мы же вообще не знаем, что там происходит! Как Станислав может быть так спокоен?! У него кусок камня вместо сердца? Масло вместо крови?

    Я готова была бегать с криком по потолку, только бы безумная ситуация разрешилась, а Мещерский лежал с закрытыми глазами, но не спал.

    Я присмотрелась. К моему несказанному облегчению, его лицо постепенно теряло восковой оттенок. После полуночи жар почти спал, и действие лауданума тоже закончилось. Мой офицер снова был собран и напряжён. Он вслушивался в тишину, как и я.

    Внезапно раздался стук. Но не в дверь, а в... окно.

    Три отрывистых, чётких удара. Пауза. Один, чуть сильнее.

    Моё сердце рванулось вперёд, ударившись о грудную клетку. Я вскочила. Груня вздрогнула и открыла глаза.

    С кровати не последовало ни звука. Я обернулась. Станислав смотрел на окно. Его глаза были ясными, без следа лихорадочного блеска. Он поднял здоровую руку и сделал короткий жест ладонью вниз.

    Я замерла, не понимая, бежать к окну или нет. Пару часов назад я лично его закрыла, потому что в комнате стало прохладно, а камин зажигать не хотелось: для этого пришлось бы позвать местных слуг.

    Через минуту стук повторился.

    — Это свои? — я сглотнула горький комок.

    Станислав кивнул. Однако на его лице было написано не облегчение, а холодная, отточенная готовность. Он будто ждал, что всё пойдёт не по плану. И от этого моя нервозность только усилилась.

    — Груня, дай кочергу, — прошептала я, не отводя взгляда от тёмного проёма, за которым царила ночь. — Быстро!

    Судя по шагам, она бросилась выполнять поручение. А через несколько мгновений я уже сжимала холодную железную ручку.

    Вес кочерги слегка успокоил. Полная решимости воспользоваться ею, если за окном окажется вор или бандит, я сделала шаг вперёд. Ноги были ватными.

    — Кто там?

    За окном послышалось шуршание. Потом тихий мужской голос произнёс на чистом русском языке:

    — Шкипер спрашивает, готов ли груз к отгрузке.

    Я перевела взгляд с окна на Станислава. Тот приподнялся на локте, будто узнал говорившего. Его лицо исказила гримаса боли, но голос прозвучал ровно и громко:

    — Груз просит позаботиться об упаковке. Вода прибыла до третьей марки.

    У меня глаза округлились: что за бессмыслица? Он опять бредит? Но тот же голос за окном быстро добавил:

    — Верно. Открывайте, ваше благородие. Свои.

    Я сдвинула задвижку и потянула на себя тяжёлую раму. В щели возникло знакомое обветренное лицо с прищуром светлых глаз.

    Мичман Коршунов?! Одет он был не в форму, а в поношенный камзол и тёмные штаны, которые сидели они на нём неловко.

    — Сударыня, позвольте, — кивнув мне, он толкнул раму снаружи, и окно распахнулось.

    Мичман проскользнул внутрь и бесшумно прикрыл окно. Его взгляд быстро ощупал комнату, оценил меня, застывшую с поднятой кочергой, сжавшуюся за моей спиной Груню и, наконец, Станислава.

    — Сколько людей? — Мещерский первым нарушил тишину.

    — Я один — быстро ответил мичман. — Выведу вас. Еще двое ждут с лодкой у старого причала.

    Станислав с усилием повернул ко мне голову. Его глаза были прозрачными от усталости, но в них читалось жёсткое удовлетворение.

    — Марцелина, собирайтесь. Через десять минут мы уходим.

    Он откинулся на подушку, словно эта фраза забрала последние силы.

    — Ч-через окно? — растерялась я.

    — Нет, у нас план получше, — широко улыбнулся мичман.

    Его слова ещё висели в воздухе, когда раздался стук в дверь, и мы все снова замерли. Кажется, даже дышать перестали. Только Коршунов сместил правую руку к складке камзола, где угадывался твёрдый предмет.

    Взгляд Станислава стал острым.

    — Подождите! — я ухватилась за внезапную мысль. — Это может быть... от княгини.

    Опустив кочергу, шагнула к двери.

    — Кто? — выдохнула еле слышно.

    — Прошу прощения за беспокойство в столь поздний час, — донёсся из коридора спокойный, ровный голос с лёгким акцентом. — Княгиня Витгенштейн просила передать корзину с бельём для пани Крушинской.

    От облегчения у меня на спине выступил пот.

    Получив кивок от Станислава, чей взгляд оставался по-прежнему настороженным, я приоткрыла дверь.

    В проёме стоял молодой человек с мешком в руках. Чисто выбритый, в тёмном сюртуке из тонкого сукна, который сидел на нём безупречно. Белый воротник, аккуратный шейный платок. Не слуга. Слишком прямая осанка, слишком внимательный взгляд. Секретарь или доверенный курьер русской миссии.

    — Входите.

    Он переступил порог. Его взгляд скользнул по Груне, по мне, задержался на мичмане — и его безупречная выдержка на секунду дала трещину. В глазах вспыхнула и погасла растерянность, сменившись тревогой.

    Мичман не шевелился, но тоже уставился на вошедшего. Его ладонь остановилась в сантиметре от скрытого оружия.

    Но новоприбывший быстро оправился. Он слегка кивнул Коршунову и обратился ко мне:

    — Пани Крушинская? Кирилл Петрович Оффенбах, к вашим услугам. Мне поручено обеспечить ваш безопасный и незаметный переход в порт. У меня есть два плаща служанок и пропуск. Вас проведут как персонал, сопровождающий грязное бельё. Закрытый экипаж ждёт на соседней улице, мы выйдем с вами через чёрный ход.

    — Появляться на улицах опасно! — перебил его Коршунов. Он смотрел на Мещерского, игнорируя Кирилла Петровича. — Вас на первом же посту остановят. Наш путь проверен. Пансион построен на старом фундаменте, оставшемся с османских времён. За кухней есть выход к заброшенной сточной канаве, а она ведёт к берегу в тихом месте. Пять минут на вёслах — и вы на борту. Без вопросов.

    Кирилл Петрович медленно поднял бровь. И точно так же, как мичман обращался исключительно к Станиславу, человек Леониллы обратился ко мне:

    — Пани, наличие этой канавы под большим вопросом. Мне лично о ней ничего не известно. Моя задача — доставить вас в порт в целости и сохранности. За это я отвечаю своей головой.

    Со стороны кровати послышался стон, скрип пружин. Станислав приподнялся. Его лицо было мокрым от пота, но голос — хриплый, не допускающий возражений:

    — Ваша задача — отсутствие политического скандала, разве не так? А моя — убраться отсюда живыми. Кто даст гарантию, что за вами не было слежки? Даже если вы её не видели, это не означает, что её нет.

    Я смотрела то на одного, то на другого, то на третьего и не знала, кого из них слушать. Этого Кирилла Петровича видела в первый раз. Но вряд ли сестра стала бы присылать некомпетентного человека. К тому же он что-то сказал про пропуск. А Коршунов предлагает лезть в... канализацию? Ничем другим сточная канава быть не может.

    Станислав казался мне единственной точкой опоры. Но он еле стоял на ногах.

    Пока они спорили, я отступила к окну, отодвинула занавеску. В слабом свете фонаря увидела человеческие силуэты. Они стояли на улице, почти у ворот, и оживлённо жестикулировали, указывая на пансион.

    Станислав казался мне единственной точкой опоры. Но он еле стоял на ногах.

    Пока они спорили, я отступила к окну, отодвинула занавеску. В слабом свете фонаря увидела человеческие силуэты. Они стояли на улице, почти у ворот, и оживлённо жестикулировали, указывая на пансион.

    Внутри всё оборвалось. Люди Оттона? Или те, кто пытались меня похитить?

    В любом случае, времени нет.
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    Я резко развернулась.

    — Всё. Хватит.

    Мужчины замолчали, изумлённо уставившись на меня.

    — Один план — хорошо, а два — ещё лучше! — вспомнила я известную поговорку.

    — Кирилл Петрович, мы наденем ваши плащи. Вы, господин Коршунов, проведёте нас по сточной канаве. А пропуск от миссии... — я перевела взгляд на секретаря, затем на перепуганную Груню, — используете его, чтобы забрать мою служанку.

    Оффенбах нахмурился.

    — Служанку? При чём здесь...

    — Да, она останется здесь и поднимет шум, чтобы отвлечь внимание. Но после этого её наверняка арестуют. Ваша миссия должна будет её забрать. Как сотрудницу русского дипломатического дома. Вы можете это сделать?

    Он на секунду задумался, постукивая себя пальцами по губам.

    — Можем. Сделаем так, что она находится здесь по частному поручению супруги его превосходительства для забора белья. Но для этого ей нужно молчать и ничего не предпринимать до нашего официального запроса.

    Я повернулась к Груне, которая смотрела на меня широко раскрытыми глазами.

    — Слышала? Ты остаёшься. Подожди немного и сделай вид, что ищешь пани Крушинскую. Если спросят, всем говори, что ты служанка княгини Витгенштейн и пришла за корзиной с бельём. Поняла? Тебя заберут из миссии и переправят к нам.

    Груня глотнула воздух и кивнула, вцепившись в край фартука.

    — Слушаюсь, п-пани.

    Станислав, до этого молча наблюдавший, слабо кивнул в сторону Оффенбаха:

    — Если служанка поднимет шум, это отвлечёт внимание от наших поисков. Моя супруга права.

    Кирилл Петрович сухо ответил:

    — Что ж, тут я с вами согласен. Девушка, запомните: вы Агафья, прачка из дома Витгенштейнов. Вы пришли за бельём и больше ничего не знаете. Через три часа после вашего задержания, если вас не отпустят, к вам придёт человек от миссии.

    Груня испуганно закивала. А я поторопила, чувствуя, как внутри нарастает тревога:

    — Раз мы договорились, то давайте начнём. Пока те люди, которые сейчас окружают здание, не ворвались сюда и не испортили все наши планы!

    Кирилл Петрович быстро достал из мешка два серых грубых плаща. Коршунов шагнул к Станиславу.

    — Ваше благородие, держитесь.

    Он подхватил его под здоровую руку, приподнял. Станислав встал, закачался и тяжело оперся на плечо мичмана.

    Я набросила плащ, натянула капюшон, заправила волосы. Второй плащ передала Станиславу.

    Снизу донёсся приглушённый топот и неясные голоса.

    Мы все замерли. Но звуки не повторились.

    — Пора, — прошептал Станислав.

    Мы вышли из номера. Первым шёл Коршунов с закутанным в женский плащ Станиславом, я — за ними. Кирилл Петрович и Груня остались. Как и все мои вещи, которых мне было жаль. Но я тешила себя надеждой, что кое-что всё же удастся вернуть вместе с Груней.

    На первый этаж мы спускались не по парадной лестнице, а по узкой, деревянной, предназначенной для слуг. Стены здесь потемнели от времени и копоти, о чистоте ступеней никто не заботился. Воздух пах углем, пылью и старой штукатуркой.

    Грубая, сколоченная из неструганных досок дверь вывела нас во двор. Там остро воняло помоями. Мы прошли ещё немного, обогнули дом, и я увидела остатки разрушенного здания: угол стены, вокруг которого валялся строительный мусор.

    Там Коршунов сгрёб в сторону щит из гнилых досок, прикрытых щебнем. Под ним оказался чёрный квадрат — крышка люка.

    И в этот миг с другого конца дома грянул резкий стук в парадную дверь. Удар кулаком или прикладом. А за ним — грубый голос на ломаном немецком:

    — Открывайте! Немедленно! По прямому приказу его величества!

    От неожиданности я нервно вздрогнула и схватилась за Станислава. Наши взгляды встретились в полумраке, и в его глазах я увидела решимость сквозь боль.

    — Доверьтесь мне, — сказал он беззвучно.

    Его ладонь легла поверх моей, судорожно вцепившейся в его рукав. От страха я не могла шевельнуться, но всё же нашла в себе силы кивнуть.

    У парадного входа один за другим зажигались огни, шум и крики усилились. Однако Коршунов уже поднял крышку люка, спустился на несколько ступеней вниз и обернулся, принимая Мещерского почти на руки. Тот, скрипнув зубами, шагнул в чёрный провал, откуда пахнуло сыростью и землёй.

    Не задерживаясь ни на секунду, я поспешила за ними. Под ногами хрустнула гнилая ступенька.

    — Осторожнее! — хрипло шепнул мичман, подхватывая меня. — Теперь идите вперёд, до самого выхода. Там вас встретят.

    — А вы? — я почувствовала, как кровь отлила от щёк. — Вы разве не с нами?

    В полумраке блеснули его зубы:

    — Нет, сударыня, я прикрываю отход. Даст Бог, ещё свидимся.

    Отсалютовав мне, он ловко выбрался на поверхность. Тень люка поползла, сокращая полоску света. Глухой стук — крышка встала на место.

    И тут же, сверху, сквозь толщу земли, я услышала отдалённый, но громкий хлопок. Это был выстрел. Он слился с моим испуганным вскриком, который был оборван Мещерским.

    — Тише! — прошипел Станислав мне в ухо.

    Он прижал меня к своему боку, а его ладонь закрыла мне рот. Я ощутила в горле комок. Помедлила, пытаясь унять сумасшедшее сердце, и молча кивнула.

    Станислав не увидел — почувствовал мое движение. Ладонь исчезла. Раздался тяжелый вздох.

    Мы стояли в полной темноте, вязкой и осязаемой. Пахнущей гнилью, тиной и остатками разложения. А над нами, в отдалении, раздавались пугающие звуки: крики, грохот выбиваемых дверей, звон стекла...

    Вряд ли люди Оттона пришли бы громить пансион, принадлежащий баварцам. Скорее это наемники или бандиты, которым дали приказ схватить меня любым способом. Может, из той самой кампании, что пыталась меня похитить. Но выяснить это желания не было — ни у меня, ни у моего спутника.

    — Идёмте, — шепнул он, чуть погодя.

    Мы двинулись в темноту.

    Я шла вперёд, одной рукой цепляясь за холодную, шершавую стену, другой — крепко обхватив талию Станислава.

    Он тяжело опирался на меня, каждый его шаг давался с усилием, с глухим кряхтением, которое он тут же подавлял. Под ногами хлюпала грязь, иногда попадались скользкие камни, и я спотыкалась, удерживая нас обоих от падения.

    — Мы... мы точно не заблудимся? — мой голос, приглушённый сводами, прозвучал будто жалкий писк. — Здесь же могут быть развилки. Или тупики.

    — Не должно быть, — его ответ раздался прямо над моим ухом, хриплый, но уверенный. Он сделал паузу, переводя дыхание. — Это старая османская система. Они... редко строили что-то с нуля. Чаще использовали то, что осталось от прежних хозяев.

    — От прежних?

    Звук наших слов, даже сказанных шёпотом, отдавался эхом в каменном тоннеле. Но это было лучше, чем молчать и думать о том, что происходит сейчас в пансионе.

    Чтобы не сходить с ума от накатывающей волнами паники, я заставила себя сосредоточиться на ответе Мещерского.

    — От римлян, — пояснил Станислав. Ему явно было трудно говорить, но он продолжал, будто это отвлекало и его самого от боли. — Когда Греция стала провинцией Рима... они провели здесь акведуки, дренажи. Османы, когда пришли, нашли эти трубы и каналы в земле и приспособили под свои нужды. Просто... соединили. Так и получилась эта сеть. Она линейна. Как кишечник. Ответвления, если и были, давно обрушены.

    Он замолчал, и несколько минут мы двигались молча, слыша только наше затруднённое дыхание и чавкающие звуки шагов.
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    Мысль о том, что мы идём по двухтысячелетним римским коммуникациям, переделанным в османскую канализацию, казалась в этой кромешной тьме какой-то дикой, нереальной. История, которую я знала по книгам, в буквальном смысле хлопала у меня под ногами. Мерзкая и вонючая.

    — Сколько ещё? — не выдержала я снова.

    Время в темноте текло безумно медленно. Мне казалось, мы бредём уже час, если не больше. Рука, которой я держала Станислава, онемела, спина ныла от напряжения.

    — Не знаю, — честно признался он. — Впереди должен быть выход к морю. Коршунов предупредил, там нас встретят.

    Имя мичмана повисло между нами в темноте тяжёлым намёком на тот выстрел, что мы слышали. Я стиснула зубы и заставила ноги топать вперёд.

    А ещё спустя бесконечность вдруг ощутила движение воздуха.

    Оно было едва заметным. Но я сбилась с шага, замерла и вдохнула его полной грудью. Не спёртый и затхлый, а свежий, с примесью соли и влаги.

    — Станислав, вы это чувствуете? — прошептала, снова вдыхая и не веря своим ощущениям. — Неужели... дошли?

    — Чувствую, — его голос прозвучал облегчённо. — Мы уже близко. Идёмте.

    Движение воздуха усиливалось с каждым шагом. Впереди, в абсолютной черноте, появилось слабое, смутное пятно — не свет, а скорее, чуть менее густая тьма.

    Мы зашагали быстрее, почти побежали, спотыкаясь. Пятно росло, превращалось в неровный овал, окаймлённый чёрным силуэтом то ли свай, то ли камней.

    Ещё несколько шагов — и мы вывалились наружу, ослеплённые не светом (ночь была безлунной), а расстилающимся перед нами пространством. Оно казалось бесконечным после тесного каменного чрева.

    Я жадно глотнула воздух. Он был прохладным, влажным и невероятно чистым после канавы.

    Далеко за нашими спинами слабо светился спящий город. А впереди слышался мерный, успокаивающий шорох волн, наползающих на прибрежные камни.

    Мы стояли на узкой полоске берега, заваленной крупными валунами. Прямо перед нами темнела вода залива, а слева, метров на двадцать выше, нависал обрыв, поросший чахлым кустарником.

    Станислав, всё ещё держась за меня, выпрямился. Он наклонил голову, прислушиваясь. Затем поднёс пальцы ко рту и издал короткий, резкий звук — не свист, а скорее, трель, похожую на крик ночной птицы.

    Звук получился слабее, чем он, вероятно, хотел, но достаточно отчётливым.

    Мы замерли в ожидании.

    Меня вдруг пронзила ледяная мысль: а если там никого нет? Если лодка ушла, не дождавшись нас? Или тех двоих уже схватили?

    Когда моя паника достигла предела, из темноты под обрывом, почти от самой воды, раздался ответ. Такая же трель, чуть более низкая.

    Станислав шумно выдохнул. Я ощутила, как его рука, всё это время сжимавшая мою, немного расслабилась.

    Из-под нависающего каменного карниза выдвинулись две тёмные фигуры. Они были одеты в простую, потрёпанную одежду местных рыбаков.

    — Ваше благородие? — тихо спросил по-русски один из них.

    — Он самый, — кивнул Станислав.

    Он двинулся к ним и вдруг покачнулся. Я едва успела его удержать. Хорошо, что моряки уже подскочили к нам, подхватили его под локти и вежливо, но уверенно оттеснили меня.

    Мы заковыляли по мокрым камням к урезу воды. Там, в тени большого валуна, покачивалась на мелкой волне знакомая лодка. Я уже видела такие на палубе «Сокола». Кажется, матросы называли их ялами.

    — Позвольте, сударыня.

    Один из матросов подхватил меня и, сделав пару шагов по воде, поставил в лодку, где был уже Станислав. Ялик качнулся под ногами, я как подкошенная рухнула на скамью. И тут же рука Мещерского удержала меня, обвилась вокруг талии, да там и осталась, словно забытая.

    От ощущения этой руки, её тепла и уверенной хватки мне стало легче дышать.

    — Вот и всё, — тихо сказал Станислав, когда весла бесшумно опустились в воду и лодка двинулась прочь от берега.

    Моё сердце неистово застучало.

    Неужели и правда всё? Неужели мы спасены?

    Я не могла поверить нашей удаче и продолжала до рези в глазах вглядываться в удаляющийся берег, ожидая, что там вот-вот раздадутся крики и выстрелы.

    Но лодка бесшумно скользила по тихому морю. Не в сторону порта, а к выходу из залива. И вскоре на горизонте показались знакомые мачты: «Сокол» ждал нас, как верный пёс.

    Нас подняли на борт через штормтрап. Руки матросов были твёрдыми и уверенными. Капитан встретил нас на шканцах, его взгляд был напряжённым, но он лишь коротко кивнул:

    — Живы. Слава Богу.

    Станислава, который едва держался на ногах, тут же увели вниз. Я сделала шаг за ними, но капитан мягко, но недвусмысленно преградил мне путь.

    — Пани, идите в свою каюту.

    — А он... куда забрали пана Крушинского?

    Разумеется, капитан прекрасно знал, что его пассажиры вовсе не поляки. Но мы оба, и вся команда, продолжали играть свои роли.

    — В лазарет. Не беспокойтесь, наш доктор знает своё дело.

    Я хотела возразить, что один доктор у нас уже был, причём королевский, и мне его методы не понравились. Но сил не хватило даже на это.

    Коленки вдруг стали ватными, а в ушах зазвенело. Я покачнулась, удивляясь, почему мир вокруг покрылся туманом, и поняла, что медленно падаю.

    Чья-то рука — боцмана или вахтенного — поддержала меня под локоть и довела до каюты.

    Остаток сил я потратила на то, чтобы стащить с себя платье. Что было невероятно затруднительно без помощи горничной. Ругаясь сквозь стиснутые зубы, я сражалась с крючками и шнурками, пока, не озверев окончательно, рванула ворот, да так и упала на койку.

    К чёрту всё. Не спала я в одежде, что ли?

    Это была последняя связная мысль. А потом меня накрыл крепкий сон.

    Проспала я, кажется, целые сутки. А когда открыла глаза, мозг ещё несколько минут отказывался понимать, где я и что случилось. Потом всё вернулось: скрип корпуса, запах смолы, солёного дерева и влажной шерсти (мой плащ, сброшенный на пол), приглушённые команды на палубе. И главное — липкий, холодный комок тревоги под рёбрами. Станислав.

    Поднявшись, я потратила еще полчаса, чтобы наконец-то выпутаться из платья и поискать что-то поскромнее в узлах с нарядами купеческой дочери. Благо, что Груня не стала забирать всё на берег.

    Мысль о бедной горничной напомнила мне, что нужно поторопиться. Обтеревшись водой с уксусом, я быстро переоделась, заплела волосы в обычную косу, накинула сверху платок и отправилась на поиски Станислава.

    О еде даже не думала. Не до этого было.

    Лазаретом оказалась обычная каюта. Находилась она в том же коридоре, через две двери. Корабельный врач, Семён Петрович, как раз выходил оттуда, когда я появилась на пороге. На его лице читалось плохо скрытое беспокойство.

    — Как он? — спросила я, не здороваясь.

    — С Божьей помощью, — проворчал он, глядя мимо меня.

    Меня такой ответ не удовлетворил. Но, судя по неприятному взгляду, этот Семён Петрович тот ещё шовинист, вступать с ним в спор было себе дороже. Поэтому я не стала интересоваться диагнозом и методами лечения, герр Шульц меня уже просветил. Лишь сухо спросила:

    — Можно к нему?

    Врач недовольно опустил губы, но всё же кивнул:

    — Только ненадолго. Ему нужен покой.

    Войдя, я сразу почувствовала, что дело неладно.

    В воздухе стоял спёртый запах лекарств и болезни. Станислав то ли спал, то ли провалился в забытьё. Дыхание его было неровным, прерывистым, веки подрагивали. Лицо осунулось и пылало нездоровым румянцем на лбу и щеках. Пересохшие губы потрескались. А повязка на предплечье казалась неестественно тугой, и на ней расплывались желтоватые пятна.

    Я села на табурет рядом с койкой. Хотела прикоснуться к нему — и не решилась. Только смотрела, как под тонкой кожей его век бегают быстрые тени.

    Он что-то забормотал, заставив меня напряжённо застыть.

    Слова звучали неразборчиво. Это были обрывки бессмысленных фраз, имена. А потом вдруг ясно, отчётливо:

    — Мари... Марьюшка...

    Марьюшка...

    Вот как он звал её про себя. Ту, другую.

    Я отвела взгляд, поймав себя на глупом, колючем чувстве, которого сейчас быть не должно.
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    Долго сидеть рядом со Станиславом мне не позволили. Явился доктор, ворча и роняя какие-то инструменты, велел мне идти к себе:

    — Ступайте, пани, ступайте! Молитесь! Вашему мужу сейчас нужен покой! Да и моих молодцов смущать нечего!

    Я неловко поднялась, удивляясь, каких таких молодцов поминает лекарь, и только тогда заметила в углу тесного помещения двух пожилых матросов. Один сматывал бинты, второй что-то растирал в ступке. Что-то подозрительно похожее на сунему.

    Я сглотнула и ушла со звоном в ушах.

    Молиться. Остаётся только молиться. Станиславу явно хуже. Лихорадка, бред, это покраснение на коже возле повязки — всё пугало. Неужели всё настолько плохо, что я могу остаться одна в чужом мире?

    Я сжала руки, пытаясь понять — всё ли я сделала, что могла? Какой толк от знаний моего мира, если я не могу помочь человеку, который меня спас? Если не от немедленной смерти, то от позора и унижения?

    Слёзы невольно выступили на глазах, но я не позволила им пролиться. Поднялась на палубу и, остановившись у борта, всмотрелась в горизонт.

    Корабль стоял на рейде в нескольких километрах от Афин. Отсюда была видна лишь ломаная линия берега, покрытая слоем тумана. Но я знала, что город там. Такой спокойный и тихий внешне, и такой коварный внутри.

    Интересно, что сейчас делают люди, которые пытались меня похитить? Где моя Груня, и чем занята Леонила? Сумела ли высокомерная сестрица убедить греческого короля в бесполезности преследований? Услышал ли Оттон намёки на ссору с русским Двором?

    От всех этих мыслей у меня разболелась голова, и я ушла в каюту. Легла, накрывшись одеялом, и незаметно уснула. То ли разыгравшаяся мигрень тому виной, то ли мой ужас перед грядущим.

    Так прошёл еще один день.

    Утром меня разбудил стук в дверь. Это был матрос с подносом — капитан решил, что без супруга пани неприлично сидеть за одним столом с офицерами.

    Я равнодушно оглядела тарелки.

    Повар расстарался и приготовил куриный суп с лапшой непривычного мне вида, кусочки мяса в подливке на листьях салата и грубый хлеб с мёдом.

    Сытно, вкусно, но мне кусок не лез в горло.

    Я всё же заставила себя выпить суп — просто через силу, пожевала кусочек хлеба, а потом посмотрела на себя — мятое платье, растрёпанная коса, и лицо наверняка в дорожках от слёз.

    Нельзя! Просто нельзя так раскисать!

    Встала, заставляя себя шевелиться, плеснула в миску драгоценной воды, нашла носовой платок, сделала компресс и взялась за гребень.

    Красивые длинные волосы разбирать без Груни было настоящим мучением — даже руки устали. Но я сумела разобрать колтуны и заплести две косы, чтобы аккуратно уложить их вокруг головы — простенько, но опрятно.

    Одежды в каюте осталось мало, но кое-что свежее нашлось. Я оделась с

    небывалой тщательностью, расправила все юбки и складки, взглянула на себя в маленькое мутное зеркальце — былой спокойной уверенности княгини не вернуть, но я сделала, что могла, и... пошла к Станиславу.

    В маленьком лазарете стоял тяжёлый запах пота и болезни. Семён Петрович, склонившись над Мещерским, менял повязку и бормотал что-то о «миазмах» и «дурной крови». Увидев меня, недовольно нахмурился и попытался прогнать, но я заупрямилась:

    — Что с ним? Почему ему не становится лучше?

    Семён Петрович выпрямился, отложив грязный бинт в жестяной таз. А потом посмотрел на меня с глухим раздражением.

    — Что с ним? — повторил он, поджимая губы. — С ним, пани, то, что бывает когда благородный господин получает колотую рану от грязного железа и лечится у шарлатана! Воспаление пошло вглубь и вширь.

    Я ощутила, как внутри разливается холод. Подозревая, каким будет ответ, тихо спросила:

    — И... и что это значит?

    Врач тяжело вздохнул, вытирая руки о тряпку. Тряпка была такой же грязной, как и снятые бинты. Похоже, ее со вчерашнего дня никто не менял.

    — По всей видимости, началось общее заражение крови.

    Он произнёс это так, будто Станислав нарочно вёл себя неправильно, чтобы осложнить ему, Семёну Петровичу, работу.

    — Сепсис? — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать.

    Врач на секунду замер, удивлённо уставившись на меня. Видимо, он не ожидал, что «пани» знает это слово.

    — Ну, если вам угодно так называть... — он пожал плечами, снова погружаясь в своё высокомерное недовольство. — Течение тяжёлое. Я делаю всё, что положено, но организм слабеет. Силы на исходе. Тут, пани, не женскими припарками да песенками помогать. Боюсь, тут нужны решительные меры. Или...

    — Нет! — оборвала я, не дав ему сказать страшное слово. — Прикажите своим работникам вынести пана на палубу! Я сама буду перевязывать его рану!

    — На палубе он может подхватить простуду, пани! К тому же там изобилуют нижние чины... Миазмы ухудшат его положение.

    Меня затрясло от вспыхнувшей ярости:

    — Миазмов и тут хватает! От этой вони пан просто задохнётся! Прикажите сами, или я пойду к капитану!

    Он замер, прожигая меня недовольным взглядом, но все же махнул рукой своим подчинённым.

    Выходя, я услышала, как он процедил мне в спину:

    — Под вашу ответственность, пани.

    Станислава вынесли на палубу на куске парусины. Я принесла льняной отрез из своих запасов, душистое мыло, уксус и миску воды. Не знаю, насколько это поможет, но... «чистота сродни благочестию», так что пусть будет чистота! Тем более что ни герр Шульц, ни этот Семён Петрович не считали нужным даже руки помыть перед ним, как прикасаться к ране.

    Я была уверена, дело не в грязном железе, а в их грязных руках. Но сказать это вслух не могла — мне бы никто не поверил. Как не поверят Игнацу Земмельвейсу, который в скором будущем прикажет врачам своей клиники мыть руки с хлоркой. Беднягу упекут в сумасшедший дом, где он умрет, а я не хотела повторить его судьбу. Поэтому решила молчать, но делать по-своему. И для начала оградить Станислава от грязных рук.

    Когда влажная ткань коснулась его лица, Мещерский вздрогнул и облизнулся. Он явно хотел пить! Пришлось просить одного из матросов принести с камбуза «варёной воды» с парой капель вина. Давать раненому сырую воду я откровенно опасалась.

    Пил Станислав жадно, я даже испугалась — неужели лекарь не давал ему воды? Когда он откинулся головой на валик, свёрнутый из моей шали, я сразу поняла — ему стало легче. На горячих щеках выступили капли пота, и температура немного упала.

    Тая слабую надежду, я снова взялась за мокрую тряпку — вода, подкисленная уксусом, мыло там, где нужно подсушить кожу, и всё это под настороженными взглядами матросов и офицеров. На “Соколе” знали, кто такой Станислав Мещерский — правда раскрылась еще в тот день, когда нас остановил турецкий патруль. Но я для них оставалась загадкой.

    Чтобы не замечать косых взглядов, я тихонечко запела «Аве Мария». Полячка не может молиться по-русски, а для меня эта песня всегда звучала молитвой.

    Когда на залив опустилась ночь, я всё же позволила отнести Мещерского в лазарет. К этому времени поднялся холодный ветер, а простуды я ему точно не желала. Сама устало побрела в каюту, кое-как ополоснулась и рухнула в постель, забыв про ужин.

    Второй день прошёл без изменений — я усилием воли заставляла себя шевелиться. Умывалась, одевалась, ела, потом шла к лекарю и требовала вынести Станислава на палубу. Лучше ему не становилось, он всё чаще бредил и впадал в забытье, но я делала всё, на что хватало моих сил.

    Молчаливые матросы приносили мне подносы, выливали за борт помойное ведро и даже однажды вымыли лазарет морской водой, когда я пожаловалась, что пол там стал слишком липким. В благодарность я пела вечером, сидя на палубе, и мой голос помогал Станиславу заснуть.

    Время шло, а его состояние не улучшалось. Я сама меняла ему повязки, не допуская никого к ране. Но пятно на бинтах росло, запах из-под них становился всё более тяжёлым и пугающим. Врач всё чаще хмурился и намекал на «крайние меры».

    Я понимала, что это значит. Но не готова была согласиться, пока оставалась хоть капля надежды.
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    На третий день, на рассвете, в борт стукнула шлюпка. Я вздрогнула, услышав непривычный шум, и хотела поспать ещё, но узнала голос своей служанки и, едва закутавшись в плащ, выскочила на палубу.

    — Свежая провизия! — объявил незнакомый голос.

    На палубу поднимали сундуки и ящики. А у трапа, прижимая к груди узелок, стояла Груня.

    Похоже, её передали на борт как часть груза. Бедняжка была одета в безразмерное ситцевое платье, явно чужое, волосы туго и небрежно стянуты под платком. Лицо — бледное, в царапинах, но целое. А в широко раскрытых глазах читался такой неприкрытый ужас, что у меня ёкнуло сердце.

    Заметив меня, она со слезами кинулась ко мне, рухнула на колени, схватила за подол и попыталась его поцеловать. Я вырвала юбку из её рук и подняла, обнимая:

    — Груня! Ты? Как? Рассказывай! — Но поймала на себе любопытные взгляды и потянула её к каюте. — Только не здесь! Идём!

    Я почти волоком утащила служанку в закуток, отведённый нам со Станиславом, усадила на его пустую кровать, сунула в руки стакан вина, сильно разведённого водой, подождала, пока девушка выпьет и немного перестанет трястись. А потом приступила к допросу:

    — Ну, говори! Как всё прошло?

    — Ох, княгинюшка, как страшно, как страшно! — шёпотом запричитала Груня, понимая, что нас могут услышать. — Только вас увели, как ворвались людишки страшные, с усами нафабренными, чисто гвардейцы, только в армяках, как местные ходят! Начали кричать не по-русски, у меня аж голова заболела! Всё «дюшессу» какую-то искали! Я в угол забилась и сидела тихо!

    Я успокаивающе гладила Груню по руке, потому что бедолагу трясло даже от воспоминаний.

    — Потом ещё один пришёл, важный такой, с пузом и совсем на этих нафабренных не похожий. Сказал что-то, как собака гавкнула, и меня увидал! Тут меня схватили и лаять начали, а я и не понимаю ничего! Ревела, ревела, так они меня потащили за собой! В повозку сунули, а потом в подвал! Воды не давали, и крысы там бегали вооот такие!

    Груня всплеснула руками, видимо, хотела показать, какого размера были крысы, и чуть не сбила со стола кружку с вином. Я поняла, что, пожалуй, плеснула его многовато для расстроенной девушки, которую, скорее всего, ещё и не кормили. Достала галеты, солёный сыр, пару апельсинов и сунула ей в ладонь:

    — Ешь давай и рассказывай!

    Пустив одинокую слезинку, Груня зашептала, что ей очень повезло с хозяйкой, но я от её лепета отмахнулась:

    — Давай, давай, жуй! И рассказывай!

    Размочив галеты в кипячёной воде, которую я ежедневно требовала для себя и для Станислава, служанка жевала их, закусила сыром и продолжила делиться впечатлениями:

    — В погребе не знаю, сколько меня продержали. Приносили иногда воды чуток и лепёшки чёрствые, а потом пришёл тот господин, что к вам от сестрицы вашей приходил. Кирилл Петрович. Очень на этих нафабренных ругался, лаял, как они, кулаками махал и увёл меня, да только сарафан мой весь в грязи был, так что он велел меня быстро переодеть и отвезти к вам... Хорошо, что вещички наши собрал! Сказал, что это подарки от её светлости.

    — Ну, слава Богу, — выдохнула я с облегчением.

    Значит, сестра сдержала слово. Не бросила. Вытащила служанку, вернула сундук. Жаль, весточки не отправила, но перепуганная Груня — тот ещё гонец, могла всё позабыть.

    Между тем служанка очухалась и принялась командовать матросами, занёсшими сундук с одеждой, мой забытый саквояж, подаренный ещё графиней Анной Гавриловной, и несколько корзин, вероятно, с подарками.

    — Сюда, сюда ставьте! Вoooот так! Ай, добры молодцы!

    Подвыпившая Груня раскраснелась и весело командовала усатыми мужиками, забыв про стеснение и свой внешний вид. Матросам, кажется, это даже нравилось, так что они подмигивали и утирали усы с весьма довольным видом.

    Закончив размещение багажа, Груня, довольная, снова плюхнулась на постель Станислава и вдруг стукнула себя по лбу:

    — Ох, княгинюшка! Господин тот велел вам письмецо передать, а если кто ко мне за пазуху полезет, так сжечь или в море бросить! Вот, сохранила я всё!

    С этими словами служанка подала мне тонкий конверт с незнакомыми вензелями и печатью. Голубоватая дорогая бумага с золотым обрезом ещё пахла тонкими горьковатыми духами Леониллы, но герб был чужой. Да и конверт... Мне показалось, или в уголке проглядывает знак с королевской короной? Впрочем, Леонилла достаточно умна, чтобы позаимствовать конверт у королевы эллинов, например... Или у короля!

    Я схватила послание и махнула Груне, понимая, что лучше читать без неё:

    — Ты ступай, отдохни у себя, потом придёшь, поможешь мне к завтраку переодеться. Там пока провиант грузят, потом воду, да якорь поднимут... Не до нас будет. Отдохни!

    Слегка пошатываясь и глупо улыбаясь, Груня ушла в свою каморку и, судя по звуку, мешком упала на сундук, уснув сразу от сытости, лёгкого опьянения и усталости. Я ей даже позавидовала — она уже достигла тихой гавани, в которой всё понятно, за тебя всё решают и о благополучии позаботятся. Просто делай свою работу и не отсвечивай. Мне же руку жёг конверт, а грядущая неизвестность томила душу.

    Письмо состояло из двух частей.

    В первой сестрица писала красивым светским почерком с завитушками:

    — «Дорогая сестра, мне так жаль, что, спасаясь от жестокости и измен мужа, вы вынуждены были бежать под защиту дальних родственников, оставив дом и имущество бесстыдному изменнику!»

    Я перечитала строчки раза три и наконец поняла, что именно такое впечатление Леонилла будет создавать у тех, кто придёт задавать вопросы.

    — «Я не слушаю злобных наветов и сплетен, — продолжала Леонилла, — у красивых женщин, одарённых свыше талантами и добродетелями, всегда хватает завистников. Молю Бога о наказании клеветников, и да пребудет с вами, моя дорогая сестра, благословение нашей матери и Пречистой Девы!»

    Что ж, это тоже поддержка. Отрицать всё, валить вину на князя — а то, что он изменник и мот, знает весь Неаполь. Графиня Шиловская, думаю, поддержит это мнение в обществе, а её слово, как и слово Леониллы, имеет вес.

    Из изящного надушенного листочка выпал ещё один. Простая почтовая бумага, из тех листов, что кладут в номера дорогих гостиниц. На этом листе строчки красовались торопливые, без завитков, почти рубленые:

    — «Ты поставила нас всех в ужасное положение. Матушка будет в отчаянии. Чтобы выйти из этого с наименьшими потерями, тебе нужно немедля, по прибытии, обратиться к брату Александру и сделать всё, как он скажет. Помни, что он близок с цесаревичем и сумеет подать твою историю в нужном виде».

    Вот это уже куда больше походило на сердитую старшую сестру. На умную сердитую старшую сестру. Понимая, что проблемы Мари подставляют всю семью, Леонила всё же даёт добрый совет, не отвергая младшую. При встрече эта высокомерная красавица особой любви к сестре не проявила, зато спастись помогла.

    Маленький листок я аккуратно сожгла на свечке вместе с конвертом, а надушенный положила в саквояж к прочим «сокровищам». Пусть у меня будет это маленькое напоминание о том, что Мари в этом мире не одна! И кстати, уже пора идти к Мещерскому. Шум на палубе стих, меня слегка затошнило — значит, корабль двинулся с места.
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    В лазарете я действовала уже по привычке. Первым делом заставила открыть окно, затем начала менять Станиславу повязку. Но глядя на блестящие багровые края раны, ощутила приступ отчаяния.

    Ему ничего не помогало. Ни мои жалкие потуги, ни сомнительное врачевание Семёна Петровича. А надежда, что молодой организм справится с инфекцией, таяла так же быстро, как моя вера в хороший исход.

    Я едва не плакала, пока очищала рану. Но внезапно застыла с открытым ртом.

    Есть! Есть еще один способ! Надо попробовать. Когда-то в очень раннем детстве я проткнула ногу ржавым гвоздем. Рана воспалилась, а бабуля вылечила ее... крепким раствором соли!

    Сердце стукнуло, заставив меня вскочить.

    Почему я сразу об этом не вспомнила? Соль — это природный антисептик. Она создаст среду, в которой бактерии не смогут размножаться!

    Было смешно и глупо надеяться, что обычная соль поможет после того, как не помогли ни дёготь, ни алкоголь. Станислав нуждался в антибиотиках, а не народных средствах. Но я готова была схватиться и за соломинку, в надежде, что эта соломинка станет чудом, о котором я так усердно молилась последние дни.

    — Соли мне! — закричала я. — Быстро! И кипятку!

    Матрос, которого я поймала за рукав, посмотрел на меня как на сумасшедшую, но спорить не стал — притащил большой медный чайник, пышущий паром, и грохнул его на рундук у двери. Соль выдал скупо — в холщовом мешочке — и ворчливо сказал:

    — Кок целый фунт выделил, пани.

    Семён Петрович покачал головой, буркнул что-то про антинаучные бабские глупости и удалился к себе. Понял уже, что спорить бессмысленно — я никуда не уйду и все равно сделаю, что задумала.

    Через несколько минут шаги стихли. Остались только мы трое: я, Станислав и этот тяжёлый, сладковатый запах, от которого у меня саднило в горле.

    Дальше я действовала на чистом адреналине. Замешать крепкий соляной раствор, остудить, пропитать тряпку, наложить на вскрытую рану и со страхом смотреть, как корчится Станислав от внезапной и резкой боли. Сорвать тряпку — жаль нет пинцета! Наложить следующую — и так раз за разом.

    Я не разгибала спины, пока не закончились соль и чистые тряпки. К этому времени края раны немного посветлели, а может мне это только казалось. Может, я принимала желаемое за действительное, но это было лучше, чем признать поражение.

    Наложив последнюю повязку, я прижала её ладонью и зафиксировала бинтом. Потом долго сидела, глядя на свою руку, лежащую поверх здоровой руки Станислава, и не могла вспомнить, когда я её туда положила.

    Устало вздохнув, я подняла взгляд. И вдруг обнаружила, что Станислав не спит.

    Он смотрел на меня. Не в потолок, не сквозь — на меня. Взор был мутным, зрачки расширены, но он глядел именно туда, где сидела я, и, кажется, видел. Его лицо осунулось, стало острее, с резкими тенями под скулами.

    — Милая, — выдохнул он. — Марьюшка...

    Я вздрогнула, выпрямляясь. Хотела убрать руку, но он вдруг положил ладонь поверх моих пальцев.

    — Не плачь... я жив, — его губы раздвинулись в слабой улыбке.

    Голос тоже был слабым. Хриплым, сломанным, едва слышным. Мещерский снова бредил. Сверля меня взглядом, он видел что-то своё. Свою Марьюшку. Выражение его лица было таким, будто он вечность бродил в темноте и вдруг увидел свет, который уже не чаял увидеть.

    А я вдруг почувствовала, что по щекам и правда катятся слёзы. Быстро вытерла их свободной рукой и прошептала:

    — Я... я не плачу.

    Станислав не ответил. Его веки дрогнули, поползли вниз, но он с усилием поднял их снова. Его горячие пальцы поверх моих шевельнулись — он словно хотел пожать мою руку, но не было сил.

    — Донесение... — пробормотал он едва различимо. — Бенкендорфу... Александру Христофоровичу... не могу...

    Дёрнулся, будто собираясь подняться, и я с испугом прижала его за плечи к койке.

    — Тише, не надо, — сама переплела наши пальцы, отвлекая его. — Никаких донесений. Спите.

    — Должен... — он закашлялся, задышал тяжело, морщась от боли в руке. — Не могу... не успел...

    Не зная, что ещё сделать, я стала гладить его по голове свободной рукой, пропуская влажные от испарины волосы сквозь пальцы.

    — Успеете, — шептала, как заклинание, а беззвучные слёзы продолжали стекать по щекам и капать ему на рубашку. — Всё успеете. Только не сейчас.

    Станислав успокоился, замолчал, но так и продолжал сжимать мою руку здоровой.

    И смотрел на меня так странно... Пронзительно. Будто разглядывал необычную диковинку. Или меня — настоящую.

    — Другая, — произнёс он внезапно.

    Я замерла.

    Он влился в меня взглядом. Тот был мутный, зрачки — расширенные, в них отражалось моё побледневшее лицо. А потом пальцы Мещерского сжали моё запястье.

    — Кто вы?.. — произнёс он чётко и холодно. — Куда вы её дели?..

    В каюте стало очень тихо. Слышался только плеск волн за бортом и его дыхание —частое, рваное.

    Я не знала, что отвечать.

    Правду? Какую правду?

    Что я заняла тело его возлюбленной, пока та умирала от яда? Что я — самозванка, которая носит её лицо, пользуется её памятью, пытается спасти её мужчину? Что я не имею на всё это никакого права?

    Он ждал. Его расфокусированный взор метался по моему лицу, цеплялся за глаза, за губы, будто искал доказательство своим подозрениям. Какой-то опознавательный знак.

    А я уже не понимала, бредит он или пришёл в себя. Но раскрывать свою тайну не собиралась. Что сделают с самозванкой, рядящейся под княгиню — лучше не думать. Достаточно вспомнить судьбы других самозванцев. Всяких Лжедмитриев, например, княжну Тараканову...

    — Я... я здесь, — прошептала на свой страх и риск. — Ваша Марьюшка здесь, и никуда не денется. А остальное... неважно.

    Я лгала, но это была ложь во спасение.

    Станислав ещё долго всматривался. Наконец его тяжёлые веки сомкнулись, и он провалился в сон — или в забытьё. Пальцы на моём запястье ослабли, но не разжались совсем.

    Я сидела не шевелясь, пока не явилась Груня и не принесла мне обед.

    Потом я поила Станислава водой с вином, он глотал, не открывая глаз. Клала ему на лоб холодные тряпицы, смачивала виски уксусом, поправляла сбившееся одеяло.

    До вечера дважды меняла повязку и чистила рану. И снова мне показалось, будто кожа по краям, ещё недавно багровая, натянутая и блестящая, стала светлее. Да и на ощупь уже не такая горячая.

    Боясь спугнуть удачу, я отказалась идти в каюту и осталась с ним на ночь.

    А под утро он снова начал метаться.

  

  
    20.

    Сначала тихо, бормоча что-то неразборчивое. Потом громче, резче, дёргая головой по подушке. Его руки шарии по одеялу, срывали повязку, цеплялись за край койки.

    — Мари... — звал Станислав с тоскливым звериным воем. — Мари, где ты?..

    Я сжала его ладонь, начала поглаживать пальцы, но он не успокоился и всё повторял:

    — Темно... ничего не вижу... Мари!

    — Я здесь, — сглотнув комок, тихо ответила. — Рядом.

    — Не та... — он мотнул головой, и голос его сорвался на хрип. — Не та... другая... где она?..

    Я молчала. Что я могла сказать?

    Он звал её — ту, прежнюю. Ту, которую любил, ради которой вернулся с того света. Ту, чьё тело я занимала, чью память носила, чью жизнь пыталась прожить.

    — Мари... — шептал он, и голос его становился всё тише, всё безнадежнее. — Марьюшка, прости...

    Я вновь погладила его пальцы.

    — Она простила, — мой голос сорвался.

    Не знаю, откуда это взялось. Не знаю, имела ли я право так говорить. Но в тот момент это было единственное, что я могла ему дать.

    Он затих. Дыхание выровнялось, лицо разгладилось, пальцы в моей руке обмякли.

    Я сидела и смотрела, как за узким окошком сереет небо.

    Через час, когда я уже почти засыпала сидя, он снова открыл глаза. Посмотрел на меня — уже осмысленнее, хотя всё ещё с трудом.

    — Вы здесь, — это был не вопрос — утверждение.

    — Здесь, — я вздохнула.

    Станислав помолчал, собираясь с силами. Его кадык дёрнулся.

    — Я... не помню, что говорил. Простите, если обидел... — он запнулся, сглотнул. — Я болен, у меня жар. Я ничего не понимаю.

    — Я знаю.

    — Но... — он с трудом повернул голову, чтобы видеть моё лицо. — Вы здесь. Вы не ушли. Вы... со мной...

    Он перевёл взгляд на свою руку, перевязанную свежим бинтом, на таз с грязными тряпками, на моё лицо.

    — Этого достаточно, — услышала я и не сразу поняла, что он имеет в виду.

    А когда поняла — у меня защипало в носу.

    — Спите, — я похлопала его по здоровой руке. — Теперь всё будет хорошо.

    — А вы... не уйдёте?

    Его пальцы ревниво сжались вокруг моих.

    — Нет, — усилием воли я заставила себя улыбнуться. — Никуда не уйду.

    — Хорошо...

    Он послушно закрыл глаза. Совсем как ребёнок.

    Я исполнила обещание, не ушла. Так и сидела, пока не рассвело. Пока небо над морем из серого не превратилось в бледно-золотое.

    Слушала, как по палубе двигаются матросы, как скрипят блоки и разносятся команды вахтенных. И с тоской размышляла о том, что нас ждёт.

    А пальцы Станислава продолжали сжимать мои. Горячие, нервные, они не ослабили хватки, будто он даже во сне боялся выпустить мою руку.

    Не знаю, сколько так просидела, но организм напомнил о себе. Убедившись, что Мещерский крепко спит, на лбу у него свежий компресс, а рядом на табурете — кувшин «вареной» воды, я решилась покинуть лазарет.

    Меня шатало, отсиженные ноги плохо слушались, в глаза ударил резкий солнечный свет, когда я вышла на палубу. Зажмурившись, я невольно на кого-то налетела и поспешила извиниться. Меня поддержали за локоть:

    — Не волнуйтесь, пани, я не дам вам упасть!

    Голос показался знакомым. Я приоткрыла глаза и тут же воскликнула, чувствуя, как изнутри пузырьками шампанского поднимается радость:

    — Коршунов! Я так счастлива, что вы живы!

    — Вашими молитвами, пани, — щёлкнул каблуками мичман.

    Кажется, выглядела и пахла я сейчас чуть лучше зомби, поднятого из гроба небрежным некромантом, но ни один мускул не дрогнул на лице молодого офицера.

    — Не стану расспрашивать вас о ваших приключениях, — улыбнулась я, понизив голос, — просто примите мою благодарность!

    Молоденький мичман смутился и снова поклонился, но я видела, что ему приятны мои слова.

    Он проводил меня до каюты, по дороге коротко рассказав как добрался до корабля с помощью греческих рыбаков, и сдал на руки проснувшейся Груне. Смущённая служанка помогла мне переменить платье, освежить тело и заново расчесать сбившиеся косы.

    Пока я укладывала две косы в высокую «корону», Груня сбегала на камбуз, принесла мне обед и сказала, что повар интересуется, что приготовить пану.

    Черпая ложкой крупяную похлёбку с солониной, я размышляла над диетой Станислава. Понятно, что ему нужен белок, но мясо на борту только солёное. В его состоянии неразумно нагружать почки и печень, но и одной крупой кормить больного, как до сих пор делал Семён Петрович — не вариант.

    — Передай повару, что пану нужна овсяная каша на воде, сдобренная изюмом и медом, а ещё можно омлет с небольшим количеством постного мяса, — тут я вздохнула, понимая, что ничего этого на борту, скорее всего, нет.

    Груня убежала, и к тому времени, как я поела, она вернулась с подносом, на котором красовалась мисочка с жидкой кашей, плошка с омлетом и ещё целый кувшин сбитня, горьковатого от пряностей.

    — Откуда? — только и сумела я вымолвить.

    — Господин повар сказал, что пан Крушинский столько провианта для всех закупил, что он сам из интенданта вытряхнул капитанский запас! Даже пряности нашлись и мёд!

    Я оценила. Пряности — тоже естественные антибиотики. Сбитень действительно мог помочь организму Мещерского в борьбе с воспалением.

    — Они, оказывается, яйца в муке везут! — шёпотом добавила служанка, млея от восторга. — Так они не бьются, и господам офицерам на завтрак болтунью делают, а когда праздник — всем булки сдобные пекут!

    Я радостно схватила поднос и с некоторым опасением направилась в лазарет.

    Станислав уже не спал. Беспокойно ёрзал на своей узкой койке, но, увидев меня, замер. Всмотрелся, явно ожидая какой-то реакции, а я… просто отмахнулась от дурных мыслей. Ему лучше, это видно, а значит, наплевать на сантименты — буду ухаживать и кормить, ведь сейчас этот мужчина — единственный буфер между мной и этим жестоким, малоизвестным миром!

    Сладкой овсянкой я Станислава, кажется, удивила.

    Сама я всё ещё привыкала к особенностям эпохи. Сладкого здесь ели значительно меньше, чем в моё время (ах, как по-старчески звучит это «в моё время»!), а сахар был неоправданно дорог. При этом мёд считался «плебейской сладостью». В «приличных домах» не принято было подавать к чаю медовое варенье, только сваренное на сахарном сиропе.

    Между тем Мещерский съел омлет с неким проблеском аппетита, а вот кашу пришлось скармливать ему по ложечке, отвлекая болтовнёй о встрече с Коршуновым, о погоде за бортом и моими шутками о вечерних концертах.

    Держался он настороженно. Поглядывал на меня с подозрением, когда думал, что я на него не смотрю. Наверное, помнил свой бред и ждал от меня не то подвоха, не то заявления, что я не его Мари.

    Не дождался.

    Я давно решила, что буду молчать до последнего. Во-первых, не хочу чтобы меня упекли в дом для умалишённых. А во-вторых, что я без поддержки семьи? Не то время здесь и не то место, чтобы всерьёз кому-то рассказывать о своё попаданстве.

    Накормив Станислава до сонного слипания глаз, я поправила ему одеяло, компресс, поставила рядом стакан сбитня и... ушла.

    Близилась ночь, я хотела отдохнуть в каюте. Вытянуть ноги, распустить косы, чтобы утром, на «собачьей вахте», явиться в лазарет снова и, собрав все силы, помочь единственному по-настоящему важному для меня человеку пережить кризис.

    Вот засело у меня в голове, что четыре утра — самое опасное время для больных и умирающих!
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    Груня хлопотала возле меня с ужином, но я велела ей не суетиться — попила немного затхлой воды, со вкусом бочки, и легла.

    Сон меня накрыл беспокойный. В нём кружились лица короля Оттона и Леониллы, рядом маячили усачи, «лающие» на немецком, и тут же, словно далёкое эхо, слышался невесомый девичий голосок, модно грассирующий на французском:

    — Мари́, вы нё дёвэ парлэ дё сёлё а пэрсо́н, Мари́!

    Кто-то умолял меня: “Мари, вы не должны никому говорить об этом, Мари!” Но кто это был?

    Проснулась я, услышав сквозь приоткрытое окно шаги на палубе. Смена часовых! Дёрнувшись, чуть не свалилась с узкой койки, но поспешила встать, размять тело, умыться, натянуть приготовленное с вечера платье и, накинув на голову платок, едва ли не бегом вышла на палубу.

    Море было залито лунным светом. Я невольно застыла, любуясь тёмными волнами, бледным, чуть светлеющим небом и всё ещё яркими звёздами. В суете последних дней я совсем забыла о маленьких радостях жизни. О таких вот моментах. О внутренней тишине!

    Постояв, держась за ванты, несколько минут, я глубоко вдохнула морскую свежесть и отправилась в тесный и душный лазарет.

    Мои предположения сбылись — Станислав вновь метался на тощей подушке и постанывал.

    Сбитень давно остыл, а компресс нагрелся. Пришлось будить прикорнувшего в углу матроса и отправлять его на камбуз.

    Питьё он принёс не скоро — разогреть в условиях корабля та ещё морока, а вот холодной воды нашёл быстро, как и чистых влажных тряпок. Оказывается, своеобразный «медбрат» постирал днём всё, что я накидала в таз, и подсушил на рее.

    Душевно его поблагодарив, я сначала напоила Станислава кипятком с мёдом и пряностями, а потом повторила «фокус» с солевыми компрессами.

    К этому времени я уже чётко видела, что лечение помогает. Неизвестно, что именно повлияло, но края раны побледнели, гнилостный запах уменьшился, а в глубине пореза алела чистая плоть.

    Рубец, конечно, будет некрасивый, грубый, но… рука останется на месте!

    — Мари, — Мещерский разомкнул искусанные губы, — спойте, прошу вас. Мне… трудно сейчас оставаться наедине со своими мыслями.

    Я его поняла. Ему больно, тянет хандрить. К тому же он смотрит на меня и видит, кажется, свою возлюбленную, а на самом деле абсолютно чужую женщину в её облике.

    Вздохнув, я почти шёпотом запела «Молитву Франсуа Вийона». Не важно, что этой песни тут не знают, как и её автора. Сейчас она казалась мне самой правильной.

    — Пока земля еще вертится,

    Пока еще ярок свет,

    Господи, дай же ты каждому,

    Чего у него нет:

    Мудрому дай голову,

    Трусливому дай коня,

    Дай счастливому денег...

    И не забудь про меня.

    Мещерский слушал, прикрыв глаза. Слушал и матрос в углу тесной каютки, слушали, наверное, и те, кто сейчас дежурил на палубе. Я старалась петь негромко, но в тот миг, когда я запела первую строчку, на корабль опустилась тишина, которую можно было потрогать.

    — А теперь спите, пан, — шепнула я, сообразив, что провела в лазарете не один час. — Днём вас обязательно вынесут на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, так что набирайтесь сил!

    Мещерский молча поймал мою руку и поднёс к губам.

    Пять дней от Пирея до входа в Дарданеллы растянулись для меня в сплошную череду вахт у постели Станислава.

    Остров Эвбея, турецкое побережье, смена парусов — обо всём этом я узнавала от офицеров за обедами, которые Груня приносила мне в каюту. Моим миром стал тесный лазарет, узкая койка и рука, которую я держала в своей каждый раз, когда оставалась наедине с Мещерским.

    Он шёл на поправку медленно, рывками, с откатами и новыми приступами слабости. Но к моей огромной радости, рана — я видела это каждый день, меняя повязки — начала подсыхать и затягиваться. Края стягивались, гной отступал, порез понемногу покрывался тонкой розовой кожицей.

    Проход через Дарданеллы занял двенадцать часов и запомнился мне общим напряжением команды. Капитан не сходил с мостика, офицеры передавали приказы, и несколько матросов дежурили на мачтах, готовые в любой миг убрать паруса. Как мне объяснил мичман Коршунов, встречное течение в проливе было настолько сильным, что каждое лишнее мгновение под парусом грозило снести корабль с курса.

    Я почти не поднималась на палубу. Оставалась со Станиславом.

    В тёмной каюте лазарета, где пахло лекарствами и потом, время текло иначе. Мещерский то проваливался в сон, то открывал глаза и подолгу смотрел на меня, будто пытаясь что-то вспомнить, что-то сложить из обрывков, хранящихся в памяти.

    Он не говорил о том, что помнит свой бред. Не спрашивал, кто я и что со мной случилось. Просто смотрел и молчал, а я делала вид, что не замечаю этих взглядов.

    Но руку мою он отпускал всё реже.

    Когда его выносили на палубу — а я настояла, чтобы это делали каждый день, если позволяет ветер, — Станислав держался как знатный вельможа, принимающий подданных.

    К нему подходили офицеры, говорили о пустяках, кто-то приносил гитару, кто-то раскладывал карты. Велись беседы, в общем, скучать ему не давали.

    Мещерский кивал, отвечал коротко, но неизменно следил глазами, где я. Если я отходила к борту, его взгляд следовал за мной. Если задерживалась — он начинал беспокойно оглядываться, пока я не возвращалась в поле его зрения.

    В эти часы я могла наконец сбежать в свою каюту, упасть на койку, вытянуть ноги и хотя бы час не чувствовать на себе этого тяжёлого, вопрошающего, неотступного взгляда.

    У меня появлялось время привести себя в порядок, нанести на лицо маску, спасаясь от морского ветра и солнца, которые плохо действовали на традиционную аристократическую бледность. Ни шляпки, ни зонтики не защитили бы меня от загара, но хотя бы нежность кожи я смогла сохранить. Всё благодаря покупкам Станислава — он приобрёл самое свежее оливковое масло, так что я приготовила для себя подобие крема, сдобрив его капелькой розовой воды из подарков графини Шиловской.

    Но проходило полтора часа, и я сама начинала беспокоиться. Хватило ли ему воды? Не замёрз ли? Не сбилась ли повязка? И снова я спешила на палубу, садилась рядом и брала его за руку.

    Он сразу успокаивался.

    В Босфор мы вошли на седьмой день. Город на берегах пролива раскинулся минаретами, белыми стенами и зеленью кипарисов. Константинополь — или Стамбул, как называли его турки. Я стояла у борта, вцепившись в леера, и смотрела на эту сказку, боясь моргнуть.

    — Красиво, правда? — раздалось за спиной.

    Я обернулась. Станислав стоял, опираясь здоровой рукой на косяк двери, ведущей вниз. Бледный, осунувшийся, с тёмными кругами под глазами, в расстёгнутом мундире, накинутом на плечи.

    — Вам нельзя вставать! — рванулась я к нему.

    — Уже можно, — он остановил меня жестом. — Доктор сказал, сегодня впервые можно попробовать. Вот я и пробую.
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    Заметно покачиваясь, Мещерский сделал несколько шагов в мою сторону. Я подхватила его под локоть, но он мягко высвободился, дошёл до борта сам и встал рядом, глядя на проплывающий мимо город.

    — Я здесь уже был, — сказал негромко. — Давно. Два года назад. С поручением.

    — С каким? — спросила я, с любопытством поглядывая на него.

    Он усмехнулся уголком рта:

    — С таким же, как всегда. Смотреть, запоминать, докладывать.

    Мы помолчали. Внизу, под нами, шумела вода, рассекаемая форштевнем. На палубе матросы перекликались, убирая снасти перед входом в самое узкое место пролива.

    — Вы так и не спросили, — он первым нарушил паузу.

    — О чём?

    — О том, что я говорил в бреду.

    Я замерла. Сердце стукнуло раз, другой — и запрыгало в горле бешеным зайцем.

    — Я думала, вы не помните.

    — Помню не всё, — Станислав смотрел на воду, не на меня. — Обрывками.

    Я молчала, боясь дышать.

    Неужели сейчас он скажет, что я не та, не его Мари, и потребует объяснений?

    Но услышала лишь тихий выдох:

    — Марьюшка...

    Снова пауза.

    Мещерский явно ждал моей реакции. Но я не знала, какой именно. И потому просто стояла, отведя взгляд, чтобы он не заметил охватившего меня смятения.

    — Я звал так только одну женщину в своей жизни, — сказал он с кривой усмешкой. Затем взял пальцами мой подбородок и заставил посмотреть ему в лицо. — Марию Березину. Но в бреду мне показалось, что вы — не она.

    Ветер трепал его волосы, сдувал со лба прядь, которую я столько раз поправляла за эти дни. Лицо его было спокойным, даже отстранённым, но глаза — глаза смотрели на меня так, будто он уже знал правду.

    — Это лихорадка спутала ваше сознание, — пробормотала я, молясь, чтобы он поверил. — И вообще, мало ли что в бреду привидится. Главное — самое страшное уже позади, воспаление спало, вы идёте на поправку.

    — Это не ответ, — сказал он.

    — А какой ответ вы хотите услышать? Эти дни я почти не спала, а если учесть моё неопределённое будущее, то мне сейчас не до воспоминаний о прошлом. И не до сантиментов.

    Наверное, я высказалась слишком резко. Однако на это были причины. Его настойчивость пугала и раздражала меня. Но не тем, что моё самозванство будет раскрыто. Нет, я нервничала, потому что не хотела быть отвергнутой им.

    Что, если, узнав о чужой душе в теле своей любимой, Станислав отвернётся от этой души? Я боялась увидеть в его глазах отторжение.

    Он смотрел на меня и молчал, а я внутренне холодела под его взглядом. Это длилось пару минут, но мне показалось — целую вечность. Наконец он кивнул — медленно, будто принимая что-то для себя, внутри, без слов.

    — Прошу прощения, — сказал, убирая руку. — Я был непозволительно навязчив. Позволите мне загладить свою вину?

    И впервые за эти дни улыбнулся — не вежливой улыбкой «пана Крушинского», а по-настоящему, устало, чуть смущённо, но тепло.

    У меня защипало в глазах. Я отвернулась к воде, чтобы он не заметил.

    — Смотрите, — махнула рукой в сторону проплывающего мимо дворца, — это же Топкапы, да? Я читала, что там султанский гарем...

    Он не дал мне договорить. Взял мою руку, сжал в своей — горячей, слабой, но твёрдой — и поднёс к губам.

    — Спасибо, — сказал он тихо. — За всё.

    Я не ответила. Но внутри что-то тоненько задрожало, когда его дыхание коснулось моих пальцев. Он поцеловал их — легко, почти невесомо, но совсем не так, как целуют руки светским дамам.

    Следующие дни «Сокол» продолжал двигаться в сторону Севастополя. Ветер переменился, и мы шли полным галсом — так быстро, как только могли. Погода была хорошей, расстояние сокращалось, Станислав креп с каждым часом, а я ходила по палубе с гордым видом, потому что целиком и полностью приписывала себе его спасение.

    Семён Петрович не признавал моих заслуг. Ворчал, что я спасла «пана» своими молитвами.

    Но мне было всё равно, что он думает. Спорить с ним не собиралась, вспомнив, что до конца XIX века врачи будут отвергать теорию микробов и фанатично стоять на своём: болезни вызывают не бактерии, а дурной воздух, миазмы и «нарушения соков организма».

    Я просто радовалась, что Станислав идёт на поправку. К концу второй недели плавания он уже не просто вставал, а начал самостоятельно прогуливаться по палубе, держа руку на перевязи, плотно примотанной к телу.

    Офицеры за обедами теперь сидели с нами за одним столом, и Мещерский вёл с ними долгие разговоры о политике, о флоте, о том, что ждёт Россию в этом году. Я слушала, вставляла редкие замечания и чувствовала, как он — украдкой, когда думает, что я не вижу, — снова и снова скользит по мне взглядом.

    Он всё ещё всматривался. Всё ещё пытался понять.

    Но теперь в его взгляде не было подозрения. Было что-то другое, то, чему я не могла подобрать названия.

    В последний вечер перед Севастополем луна заливала палубу серебром. Я вышла подышать свежим воздухом, пока Груня готовит постель ко сну.

    Станислав стоял на юте, у кормового флагштока. Будто замечтавшись, смотрел на лунную дорожку и даже не обернулся, когда я подошла.

    — Не спится? — спросила я, останавливаясь рядом.

    — Думаю, — ответил он.

    — О чём?

    Он помолчал. Потом сказал, не глядя на меня:

    — О том, что будет завтра.

    Я вздрогнула, ощутив внезапный озноб.

    Сама мысль о завтрашнем дне, о русском берегу, о людях, которые нас там ждут, — всё это последние дни я старательно задвигала в самый дальний угол сознания. Здесь, на корабле, между мной и Станиславом, между мной и Груней, между мной и этой странной, вынужденной, но такой спокойной жизнью, был свой, особый мир. Завтра этот мир должен был рухнуть.

    — Мне страшно, — честно призналась я.

    — Знаю.

    Станислав повернулся ко мне.

    Лунный свет подсвечивал его лицо, делая кожу бледной, почти прозрачной, как мрамор, покрытый льдом.

    — Скорее всего в Севастополе нам придётся расстаться.

    — Что? — ахнула я.

    — Да, послушайте, Мари, — он вдруг стал очень серьёзным, — инструкции, полученные мной насчёт вас, были предельно точными.

    — И... что со мной будет? Вы уже знаете?

    Страх плеснул в кровь порцию адреналина, я нервно сглотнула.

    Станислав усмехнулся, но усмешка вышла невесёлой:

    — Догадываюсь. В Севастополе нас встретят агенты Третьего отделения. Вас заберут. Меня — скорее всего, тоже, но в другую сторону.

    У меня перехватило дыхание.

    — Станислав...

    — Нет, дайте сказать, — он шагнул ближе и взял меня за плечо здоровой рукой. Вторая всё ещё висела на перевязи, но он словно не замечал этого. — Я не знаю, кто вы. Не знаю, что случилось с вами в Неаполе. Но знаю одно: той ночью, когда вы вытащили меня из пансиона, когда вы тащили меня через эту проклятую канаву, когда сидели у моей постели и не давали мне умереть — я понял, что мне всё равно.

    — Что — всё равно? — прошептала я, запрокидывая голову, чтобы удержать его взгляд.

    — Всё.
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    Мещерский навис надо мной. Так близко, что я ощутила его дыхание на своих губах.

    — Кто вы. Откуда вы. Почему вы не та Мари, которую я знал. Мне всё равно. Потому что та Мари никогда бы не сделала того, что сделали вы. Никогда.

    Он замолчал. Моё горло сжалось, не давая вдохнуть. Я могла лишь во все глаза смотреть на него и слушать, как безумно колотится моё сердце.

    — Завтра нас разлучат, — продолжил он тем же пугающе серьёзным тоном, от которого по моей коже поползли мурашки. — Может, на неделю. Может, на месяц. Может, навсегда, если Бенкендорф решит, что это необходимо. Но я хочу, чтобы вы знали: я сделаю всё, чтобы вернуться к вам. Всё, что в моих силах.

    — Станислав...

    — Я люблю вас, — сказал он просто.

    И, нагнувшись, поцеловал меня в губы.

    Это был не тот поцелуй, о которых я читала в романах — долгий, страстный, с разрядом молний. Нет, всего лишь короткое, почти робкое прикосновение губ. Но у меня от него вдруг ослабли колени и земля (палуба, вечно качающаяся палуба!) ушла из-под ног.

    Я прижалась к борту, чтобы не упасть.

    Станислав отстранился, продолжая смотреть мне в глаза.

    — Я тоже, — услышала собственный голос, прозвучавший словно издалека. — Я тоже вас люблю. И не знаю, что с этим делать.

    — Ничего не надо делать, — он улыбнулся своей коронной улыбкой — тёплой, усталой и чуть виноватой. — Я больше не совершу прежней ошибки, не отдам любимую женщину. Ни другому мужчине, ни даже системе.

    Обоюдное признание прозвучало так просто, будто речь шла о погоде или о том, что за ужином подадут солонину. Без попытки впечатлить друг друга своими словами. Мы просто озвучили факт и сделали это без пафоса и ненужных эмоций.

    Я смотрела на Станислава и не верила, что это случилось. В голове билось только одно: он сказал, что любит меня. Сказал, зная, что я не та, за кого себя выдаю, но ему всё равно. Он сделал свой выбор.

    — Станислав...

    — Тш-ш-ш, — он приложил палец к моим губам. — Не надо ничего говорить. Мы уже всё сказали.

    Ночные тени делали резкими его скулы, углубляли круги под глазами. Он выглядел усталым, измождённым — за дни болезни и плавания я изучила каждую чёрточку его лица. Но сейчас в нём не было той напряжённой, почти звериной настороженности, с которой он смотрел на меня в Неаполе. Впервые за всё это время он казался спокойным.

    — Завтра будет тяжёлый день, — напомнил Мещерский, убирая руку и возвращая её мне на плечо. — Вам нужно отдохнуть. И мне тоже.

    Говорил он деловито, почти сухо. Но при этом я чувствовала, как сквозь тонкую ткань платья просачивается тепло его ладони.

    — Я не хочу уходить, — призналась смущённо.

    — Я тоже. Но если мы простоим здесь до утра, завтра вы будете не в силах держаться на ногах. А держаться придётся, Мари. И вам, и мне.

    Он произнёс моё имя. Просто «Мари». Без «пани», без «княгиня», без той дурацкой маски, которую мы носили все эти недели. Просто «Мари».

    К глазам подкатили слёзы.

    — Вы правы, — я отступила на шаг, чтобы он не заметил. — Не могу сказать, что мне это нравится, но вы всегда правы.

    — Не всегда, — он покачал головой. — Просто иногда я умею думать наперёд. Это единственное, чему меня научила служба.

    Я глубоко вдохнула и начала.

    — Завтра...

    Но Станислав жёстко перебил:

    — Завтра вы будете сильной. Так, как вы это умеете. — Смягчив тон, он добавил: — Идёмте, я провожу вас до каюты.

    — А вы?

    — Мне ещё нужно подумать.

    Мы шли по палубе медленно, почти торжественно.

    Моя рука лежала в его руке с такой естественностью, что я про неё забыла. Корабль покачивало на ночной волне, где-то внизу перекликались матросы, сменяя вахту. Луна уже поднялась высоко, и её свет заливал всё вокруг холодным, ненастоящим серебром.

    — Станислав... — я сделала вторую попытку заговорить, когда мы остановились возле двери, — если завтра...

    — Молчите, — снова перебил он. — Не надо гадать. Что будет — то будет. Я сделаю всё, что обещал. А вы... просто доверьтесь мне. Хорошо?

    Я кивнула, потому что говорить не могла — голос бы меня выдал.

    Он наклонился и поцеловал меня в лоб. Коротко, почти по-отечески. Но в этом жесте было столько нежности, что у меня перехватило дыхание.

    — Отдыхайте, Мари.

    Я вошла в каюту и закрыла за собой дверь.

    Груня уже спала у себя в каморке, через тонкую переборку слышался храп. Я села на свою койку, не раздеваясь, и долго смотрела в одну точку.

    В голове было пусто и звонко, как в колоколе после удара. Только на краю сознания билась невозможная, нереальная мысль, которую я всё ещё не могла осознать.

    Только что Станислав Мещерский признался мне в любви.

    И я ему — тоже.

    А завтра... завтра мы войдём в Севастополь.

    Не помню, как уснула прошлой ночью. Кажется, просто рухнула на подушку, даже не сняв платья. Потому что когда Груня растормошила меня, я с трудом разлепила веки. Глаза жгло, будто в них насыпали песка, голова гудела, во рту было горько.

    Первым делом я глянула на койку Станислава. Постель была смята, значит, ночевал он все-таки здесь, не на палубе и не в лазарете.

    — Княгинюшка! Вставайте! — причитала Груня. — В порт входить через час, там уже паруса убирают, команду отдавали!

    Я села, хватаясь за голову. За окошком уже светало, и в этом бледном утреннем свете всё казалось ненастоящим, зыбким. Кроме одного — липкого холодного комка под рёбрами, который за эти месяцы я научилась распознавать как верный признак приближающейся опасности.

    — Помоги одеться, — сказала Груне, поднимаясь на ноги. — И платье… то, тёмно-синее, что от Анны Гавриловны. Капор и меховую накидку тоже приготовь.

    Груня всплеснула руками:

    — Так ведь солнечно же, княгинюшка, сопреете в мехах!

    — Ничего. В порту будет ветрено. Подавай.

    Она засуетилась, доставая наряды, а я подошла к узкому окошку и отодвинула занавеску.

    Город на холмах открылся мне внезапно — будто декорация в театре, которую только что подняли из-под пола. Белые дома, зелень садов, золотые купола церквей, мачты кораблей в бухте. Всё это было таким ярким, таким настоящим после недель однообразного моря, что у меня защемило сердце.

    Вот она, Российская империя. Как-то встретит меня родная страна?
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    Я отошла от окна и принялась умываться холодной водой, стараясь не думать о том, что будет через час, не вспоминать слова, сказанные прошлой ночью. Затем механически сделала всё, что нужно: оделась, собрала волосы, мазнула по щекам кистью с румянами, чтобы не выглядеть бледной молью. Меньше всего я хотела вызывать у окружающих жалость.

    Груня хлопотала вокруг, подавая то гребень, то шпильки, то кружевной воротничок.

    Волосы помыть было нечем, так что я велела заплести их в косы и спрятать под капор. Груня что-то ворчала, я кивала, не слушая. Голова совсем не работала, тело двигалось на автомате.

    — Готово, княгинюшка! — Груня отступила на шаг, оглядывая меня с гордостью. — Красота-то какая!

    Я заглянула в мутное зеркальце. Оттуда на меня смотрела незнакомка в тёмно-синем бархате, с белым кружевом у горла, с гладко зачёсанными волосами, спрятанными под ложкообразную шляпку, отороченную тёмной лентой. Лицо было бледным, глаза — с лихорадочным блеском.

    Я отвела взгляд. Ну и видок — будто покойница.

    Снаружи донеслись свистки, топот ног, громкие команды. Корабль замедлял ход. Потом раздался толчок, от которого я едва устояла на ногах, — причал.

    — Пора, — сказала я Груне.

    Она, мелко крестясь, схватила саквояж, накидку и узелок с остатками вещей. Я вышла в коридор и направилась к трапу.

    Станислав ждал меня у выхода на палубу.

    Он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, больная рука — на перевязи.

    Одетый в тот самый мундир, в котором общался с турецким бим-баши. Но выглядел куда лучше меня: глаза ясные, лицо свежее, даже осанка прямее.

    Мы обменялись приветствиями и замолчали, глядя друг на друга.

    Я вдруг поняла, что не знаю, как себя вести. Что говорить человеку, который прошлой ночью признался тебе в любви, причём так буднично, будто предложил прогуляться? А сегодня вы, возможно, видитеесь в последний раз...

    Мещерский решил эту проблему за меня. Просто шагнул вперёд, взял мою руку и сжал в своей.

    — Идёмте, — сказал без улыбки. — Пора встречать Россию.

    Мы вышли на палубу вместе.

    Корабль уже пришвартовался. Вокруг сновали лодки с перевозчиками, на пирсе виднелись фигурки людей, многочисленные повозки всех рангов, тюки с товарами.

    Обычная портовая жизнь.

    Обычная — для всех, кроме нас.

    Станислав не отпускал моей руки. Я чувствовала, как его пальцы сжимаются всё сильнее.

    — Вон они, — сказал он тихо.

    Я проследила за его взглядом. На пирсе, чуть в стороне от основной суеты, стояла карета. Тёмно-коричневая, без гербов и каких-либо иных опознавательных знаков.

    Рядом — двое жандармов в синих шинелях и тощий человек в круглых очках с бумагой в руках.

    — Не бойтесь, — шепнул Станислав. — Вам ничего плохого не сделают.

    Я невесело усмехнулась, изучая взглядом мужчину в очках:

    — Знаю. Я же ценный свидетель.

    Мещерский не ответил. Его лицо осталось спокойным, почти каменным. Только желваки выступили на скулах.

    Сходни опустились с гулким стуком. Станислав повернулся ко мне, взял моё лицо в ладони — обеими руками, не обращая внимания на боль. Заглянул прямо в глаза.

    — Помните, что я сказал прошлой ночью, — произнёс он чётко и твёрдо. — Я приду за вами. Что бы ни случилось. Ждите.

    Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова.

    Он отпустил меня, подал руку, помогая спуститься по трапу. Я ступила на пирс, и каблуки моих ботинок гулко стукнули по доскам.

    Груня, трясущаяся от страха, семенила следом, прижимая к груди саквояж.

    — Княгиня Барятинская, Мария Ивановна? — мужчина в очках уткнулся в бумаги, даже не глянув на меня.

    Вблизи он оказался ещё более тощим, с серым, нездоровым цветом лица и водянистыми глазами за стёклами очков.

    — Это я.

    — Чиновник для особых поручений барон Геккель. Прошу в карету, ваша светлость. Генерал Бенкендорф желает вас видеть.

    Он говорил сухо, официально, будто зачитывал приговор. И ждал, вероятно, немедленного исполнения. Но я решила его удивить и сразу расставить приоритеты, хотя внутри у меня всё тряслось.

    — Одну минуту, барон, — произнесла я с уверенностью, которой не ощущала. — Мои вещи и служанка. Без них я никуда не поеду.

    Геккель смерил меня взглядом, в котором читалось всё, что он думает о женских капризах, но всё же махнул рукой жандармам. Те подошли к трапу и начали принимать сундуки от матросов.

    Пока багаж крепили к задку кареты, Станислав стоял в двух шагах и молча смотрел на меня. Я шагнула к нему, поднялась на цыпочки и клюнула в прохладную щёку — быстро, почти украдкой.

    — Прощайте, — шепнула одними губами. — Да хранит вас Господь.

    Он на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл — в них было что-то такое, от чего у меня сжалось сердце. Потом взял мою руку, поднёс к губам и поцеловал — медленно, почти торжественно, глядя мне в глаза.

    — До свидания, Мари, до свидания.

    Барон Геккель кашлянул, давая понять, что церемонии затянулись. Я отпустила руку Станислава, подобрала юбки и полезла в карету.

    Груня уже была внутри. Вжавшись в угол, она таращилась на жандармов круглыми от ужаса глазами. Я села рядом, расправила юбки, ослабила ленты на шляпке.

    Дверца захлопнулась. Кучер щёлкнул вожжами, карета дёрнулась и покатила по булыжной мостовой.

    Я обернулась. В узкое окошко было видно, что Станислав так и стоит на пирсе, провожая карету взглядом. Одинокий, бледный, с рукой на перевязи. Стоит и смотрит, понимая, что от него уже ничего не зависит. Как и от меня.

    Я стиснула зубы, давя рвущийся из горла судорожный вздох.

    — Княгинюшка, — прошептала Груня, — а пан Крушинский… он что, не с нами?

    — Нет, Груня, — переведя дыхание, я уставилась на свои руки. Пальцы дрожали, пришлось сжать кулаки. — Не с нами. Пока.

    Карета громыхала по мостовой, увозя меня в неизвестность. Очередная глава моей жизни закончилась. Впереди ждали допросы, интриги, семья, которую я почти не знала, император, перед которым придётся держать ответ… И во всём этом хаосе — лишь один лучик света.

    «До свидания, Мари, до свидания».

    Он сказал, что придёт за мной, надо лишь подождать.

    Я ждала его целую жизнь, что такое пара недель или месяцев?
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    Карета выехала из порта и сразу нырнула в лабиринт узких улочек. Я смотрела в окно, но ничего не видела — только собственное отражение в мутном стекле. Бледное, с тёмными кругами под глазами, с губами, которые всё ещё помнили его поцелуй.

    Груня молчала, вжавшись в угол. Боялась даже дышать. Я слышала, как она теребит край фартука, слышала, как за окном цокают копыта жандармских лошадей и как поскрипывает карета на каждом повороте.

    Севастополь отдалялся с каждой минутой, с каждой пройденной верстой. Я не оборачивалась. Не могла.

    За городом дорога стала шире, но тряска усилилась. Булыжник закончился, началась утрамбованная земля, местами подсохшая, местами ещё хранящая следы весенней распутицы.

    Карету бросало из стороны в сторону. Я держалась за ремень на дверце, чтобы не свалиться на Груню, но всё-таки задела её локтем. Она вздрогнула и подняла на меня испуганные глаза.

    — Всё хорошо, — успокоила я. — Это просто дорога.

    Она кивнула и снова уставилась в пол.

    Первые вёрсты мы ехали молча. Я смотрела в окно на проплывающие мимо поля, на редкие деревца, на серые избы вдалеке, на бесконечное небо над всем этим. И пыталась разложить всё, что знаю, по полочкам.

    Предсказание Ленорман. Письма к великой княжне Марии Николаевне. Заговор, о котором говорил Станислав. Датский след. Покушения. Бегство. Всё это уже есть в деле, наверняка Бенкендорф знает больше меня.

    Но есть кое-что, чего он не знает.

    Я — не та Мари, которую он ждёт.

    И это знание — мой единственный козырь. И моя главная опасность.

    — Груня, — позвала я тихо.

    Она снова дёрнулась, выныривая из своего оцепенения.

    — Чего изволите, княгинюшка?

    — Ничего не изволю. Слушай меня внимательно. Когда нас будут спрашивать — а спрашивать будут обязательно, и тебя тоже, — ты ничего не знаешь. Ты моя служанка и была при мне в Неаполе. Видела, что я сильно болела и что бежала от неверного мужа, чтобы пасть к ногам императора и молить о разводе. Но никаких подробностей не знаешь. Поняла?

    Она закивала, часто-часто, как китайский болванчик.

    — А если спросят про пана Крушинского?

    — Не спросят, — заверила я. — Об этом не беспокойся.

    Груня снова закивала, но в её глазах читался страх. Она понимала, что влипла в историю, из которой может не выбраться.

    Я отвернулась к окну, сомневаясь, нужно ли говорить, что её саму князь Барятинский обвинил в воровстве. Наверное, нет. Она и так напугана до предела, пусть остаётся в приятном неведении.

    За окном продолжали тянуться поля. Редкие деревца. Серые избы. Бесконечное небо. Тряска не давала уснуть. Да и как спать, если впереди неизвестность?

    От мельтешения за окном меня стало подташнивать. Кое-как пристроив голову на сложенную шаль, я закрыла глаза и снова погрузилась в размышления. Думала, эта пытка под названием «русская дорога» будет длиться до вечера, но примерно через два часа карета остановилась.

    Очнувшись от мыслей, я выпрямилась и прислушалась. Снаружи доносились голоса, конское ржание, скрип ворот.

    Груня тоже встрепенулась, выглянула в окно и тут же отпрянула:

    — Станция, княгинюшка. Лошадей менять будут.

    Дверца открылась снаружи. На пороге стоял один из тех жандармов, что приняли меня в Севастополе. Теперь я смогла его рассмотреть: молодой, лет двадцати пяти, с чисто выбритым лицом и светлыми усами. Мундир сидел на нём ладно, фуражка — ровно, на сапогах — ни пылинки.

    — Ваше сиятельство, — он щёлкнул каблуками, — позвольте представиться, поручик Соколов. Не желаете выйти и отдохнуть? Пока лошадей перепрягают, вы могли бы перекусить и размять ноги.

    Говорил поручик негромко, но отчётливо. Затем протянул мне руку. Жест был вежливым, даже почтительным, но в глазах — холодное, спокойное внимание. Он не смотрел на меня, а наблюдал. Разница тонкая, но я её уловила.

    Я приняла его помощь и спустилась на землю. Ноги после долгой тряски подкашивались, пришлось на мгновение опереться о дверцу.

    — С дороги всегда тяжело, — заметил он тем же ровным тоном. — Пройдёмте в трактир, там можно сесть. Я распоряжусь, чтобы вам подали чай.

    Трактир оказался хуже, чем я ожидала: низкие потолки, закопчённые балки, липкие от времени столы. Здесь пахло кислыми щами, перестоявшей квашней и мокрыми тряпками, что вызвало у меня ассоциации с дешёвой столовкой.

    У стойки дремал мужик в засаленном фартуке. На лавке у окна, накрыв лицо картузом, храпел какой-то проезжий. Мухи вились над крошками на столе.

    Я внутренне поморщилась, но постаралась не подать виду. Села на лавку, расправила юбки. Груня пристроилась рядом, держа саквояж у груди словно щит.

    Соколов подошёл к стойке, что-то негромко сказал мужику. Тот засуетился, сдёрнул с гвоздя грязное полотенце, принялся протирать стол передо мной. Поручик вернулся и встал у двери. Вероятно, чтобы я не сбежала. Хотя куда тут бежать, разве что в поле?

    Мужик принёс чайник, две чашки с трещинами и тарелку с серыми кусками хлеба. Чайник был закопчённый, из носика торчала травинка. Я налила себе в чашку, глянула внутрь — жидкость была тёмной, с плавающими листьями. Пить это не хотелось, но выбора мне не дали.

    С каменным лицом я поднесла чашку к губам, сделала глоток.

    Напиток оказался горячим, терпимым на вкус — просто заваренные травы, ничего больше. Я пила медленно, стараясь унять дрожь в пальцах.

    Офицер у двери не шевелился, пока кто-то не стукнул в окно.

    — Ваше сиятельство, нам пора.

    Вздрогнув, я отставила недопитую чашку и поднялась. Путешествие продолжалось...

    В тот день мы больше не останавливались до самого вечера. Под конец я уже перестала различать, где заканчивается карета и начинается моё собственное тело — кажется, мы с экипажем стали одним целым, и это целое нещадно трясло и ломало на каждой кочке.

    Когда стемнело, карета остановилась. За окном в сгущающихся сумерках я различила несколько домов, церквушку с крошечной колокольней и грязную площадь с колодцем посредине.

    Обычный уездный город, каких тысячи на российских дорогах.

    На этот раз ко мне подошёл сам Геккель.

    — Дальше ехать не будем, ваше сиятельство. Лошади устали, да и дорога впереди, говорят, размыта. Заночуем здесь.

    Он не спрашивал. Просто ставил в известность.

    — Где? — поинтересовалась я, выходя из кареты.

    — На постоялом дворе. Комнаты приличные, я уже распорядился.

    «Приличные». Интересно, что он считает приличным?

    Дом оказался двухэтажным, каменным внизу и деревянным наверху. Крыльцо скрипело, но было тщательно выметено. Внутри тоже оказалось довольно чисто, от обитых деревом стен и лестницы исходил тонкий запах сосны и воска.

    Хозяин, толстый мужик в трещащем по швам сюртуке, кланялся и суетился. Геккель переговорил с ним, сунул монету, и нас повели наверх.

    Комната, которая мне досталась, конечно, не шла ни в какое сравнение с афинским пансионом, куда нас со Станиславом поселил король Оттон. Но я была рада и этому, потому что валилась с ног.

    Чисто выбеленные стены, широкая кровать с горой подушек, стол, покрытый вышитой скатертью, даже комод с треснувшим зеркалом. На окнах — ситцевые занавески, на полу — половики. Лучше, чем спать на лавке в трактире или в карете.

    Груня, увидев кровать, чуть не всплакнула от облегчения. Схватила саквояж, принялась раскладывать вещи, бормоча что-то про усталость и «слава тебе Господи».

    Я подошла к окну.

    Дёрнула раму. Заперто.

    Попробовала открыть задвижку, но та не поддалась. Присмотрелась: забито наглухо и, похоже, давно.

    Не то чтобы я собиралась лезть в окно второго этажа, но сам факт...

    — Княгинюшка, — прошептала Груня, делая большие глаза, — там кто-то есть!

    Она указала на дверь. Я прислушалась. Из коридора и правда доносились шаги. Мерные, неторопливые. Туда-сюда. Туда-сюда. Часовой. Даже ночью меня не оставят в покое.

    — Не обращай внимания, — отмахнулась я с напускной небрежностью, хотя внутри всё сжималось. — Это для нашей же безопасности. Лучше помоги ко сну подготовиться, устала я больно.

    Мне даже удалось вымучить улыбку. И Груня, похоже, поверила, что не о чем переживать. Повеселела, хотя сама была бледной от усталости. Быстро избавила меня от дорожного платья, накинула на плечи капот и разобрала причёску.

    Вскоре она уснула, пристроившись на лавке у стены. Я лежала в кровати, слушала её тихое сопение, доносящиеся из коридора шаги, царапанье ветки по стеклу за окном — и тоже изо всех сил старалась уснуть.

    Но сон будто проклял меня.

    Уставшая до беспамятства, я снова и снова закрывала глаза — а они открывались. Взгляд, как заколдованный, упирался в потолок. Я разглядывала трещины на штукатурке, чуть подсвеченные уличным фонарём, а мысли скакали по кругу, как дикие лошади.

    Это был только первый день по суху на пути в Петербург. А сколько их ещё предстояло?

    Я боялась думать об этом. Как и о том, где сейчас и что делает Станислав...
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    Понаначалу я ещё старалась вести учёт времени. Но бросила это гиблое дело где-то после пятой и шестой ночёвки, а потом и вовсе перестала различать, какой сейчас день недели, и просто плыла по течению, подчиняясь чужой воле и дребезжащей карете.

    Путешествие из Севастополя в Петербург запомнилось мне дикой тряской, грязью, пылью, насекомыми и практически несъедобной пищей в трактирах.

    С точки зрения барона Геккеля я просто капризничала. Отказывалась на стоянках есть грубые жирные щи с кусками варёного сала или кашу из грязной миски. Обязательно обнюхивала каждое блюдо, проверяя его на свежесть, и заставляла Груню кипятить воду, прежде чем налить мне во флягу или в чашку.

    Здесь, в южных губерниях, уже приближалось лето, а зима была недостаточно холодной, так что торговцы спешно распродавали остатки мяса «второй свежести», «уснувшую» рыбу или прошлогодние вялые овощи. Я питалась сухофруктами, которые Груня тщательно промывала и размачивала, орехами и сухими бисквитами, которые мне удалось купить по случаю в какой-то лавке.

    Такая диета давала достаточно сил, чтобы не падать в обморок, но я была слишком слаба, чтобы возмущаться, пытаться сбежать или строить козни.

    Геккель появлялся редко. В основном мною занимался поручик Соколов. Вёл он себя безукоризненно вежливо, но отстранённо. Приносил еду, сопровождал на коротких остановках, каждый вечер проверял, заперта ли дверь моей комнаты.

    Я привыкла к нему. Почти как к мебели.

    Груня тоже привыкла — перестала вздрагивать при каждом стуке, даже начала иногда перебрасываться с ним парой слов.

    Как-то раз он спросил её, не хочет ли она тёплого молока на ночь. Моя служанка покраснела, засмущалась, но молока отказываться не стала.

    Я смотрела на это и думала: вот так и ломают людей. Не грубостью, не угрозами, а заботой. Вежливой, ненавязчивой, но неотступной. Груня уже почти забыла, что он наш надсмотрщик и конвоир. Для неё он стал просто «добрым господином офицером».

    А я не могла забыть. Не могла позволить себе расслабиться. И всегда держалась настороже.

    В один из вечеров, когда мне уже казалось, что этому путешествию не будет конца и мы до утра не остановимся на ночёвку, воздух вдруг стал другим. Я не сразу это заметила. А заметив, вдохнула его полной грудью и почувствовала, как сердце застучало быстрее.

    Сырость, тяжесть — вот чем несло с улицы.

    К уже привычным запахам полей и перелесков добавились новые нотки, которые с каждой пройденной верстой становились только сильнее. Дым печных труб, мокрый камень, застоявшаяся речная вода...

    Пока я гадала, что может так пахнуть, и боялась озвучить ответ, карета остановилась и к нам присоединился сам Геккель.

    — Ваше сиятельство, — он коротко кивнул, — вынужден вас потеснить. Через час будем в Петербурге. Прошу отодвинуться от окна.

    В Петербурге? Уже?!

    Меня охватило смятение. Столько времени проведя в дороге и мечтая о её конце, я вдруг поняла, что совсем не готова! Не готова к тому, что поездка закончится и начнётся новый этап, может быть, хуже всех предыдущих!

    От окна я почти отпрянула, испугавшись собственных мыслей. Геккель тут же задёрнул занавески, проверил, плотно ли они закрыты, сел напротив нас с Груней и только тогда постучал в потолок кучеру.

    Карета тронулась, а я обнаружила, что сижу, вцепившись в скамью, и не знаю, куда спрятать взгляд, лишь бы не замечать этого щуплого и одновременно пугающего человека перед собой.

    — Княгинюшка, — прошептала Груня чуть слышно, — а чего это он?..

    — Тише, — сказала я. — Так надо.

    Я сама не знала, зачем это надо. Но Геккель не делал ничего просто так.

    В Петербург мы въехали на закате.

    Когда карета покатилась по мостовой, я начала считать толчки колёс и пыталась по звуку угадать, где мы едем. Булыжник — значит, улица. Более гладкая дорога — может, набережная. Глухой стук — мост.
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    Мост.

    Я дёрнулась к окну, но опомнилась и замерла, прислушиваясь. Стук повторился, потом ещё. Мы ехали по мосту. Длинному.

    — Наплавной мост, сударыня, — отозвался на моё движение Геккель, — пересекаем Неву.

    В горле образовался комок.

    Третье отделение располагалось на Большой Морской, рядом с Зимним дворцом. Чтобы туда попасть, реку пересекать не надо. Но раз мы едем по наплавному мосту, то...

    Если не ошибаюсь, один такой был напротив дворца и вёл на Васильевский остров, а вот второй...

    Внутри всколыхнулась паника.

    Меня везут не к Бенкендорфу. А в... Петропавловскую крепость?!

    Подавив желание вскочить и отдёрнуть занавески, я с силой стиснула руки. Буквально заставила себя сидеть смирно.

    «Ничего, Маша, прорвёмся», — мелькнула нервная мысль.

    Я ведь выжила в Неаполе. Сбежала из Афин. Спасла Станислава от смерти. И в Петропавловке выживу.

    Главное, отыскать брата Александра. А он поможет и от Бенкендорфа уйти, и Барятинскому на зуб не попасть. И помнить, что Станислав обещал вернуться за мной...

    Но как я ни убеждала себя, что справлюсь, страх нарастал.

    Вскоре колёса застучали по камню громче, с эхом. Карета в очередной раз свернула, и звук изменился — мы въехали во двор. Ещё немного — и остановились.

    Раздался скрип, затем глухой стук. Это за нами закрылись ворота.

    — Прибыли, ваше сиятельство, — подтвердил мои подозрения Геккель.

    Он открыл дверцу и вышел. Я, холодея, выглянула наружу.

    Мы стояли в небольшом мощёном дворике, окружённом чугунной оградой с фонарями по углам.

    В центре двора, в сгущающихся сумерках, высился трёхэтажный дом из серого камня, с высокими окнами и гранитными ступенями. Его фасад был украшен колоннами и лепниной — почти как дворец. Над парадной дверью горел фонарь, освещая начищенную медную ручку.

    Я скользнула взглядом по дому и растерялась.

    А где же тюрьма? Я ведь уже приготовилась к камере!

    — Иван Никитич, рад вас видеть, — Геккель обратился к кому-то, стоявшему в тени.

    — По распоряжению генерала Бенкендорфа должна быть приготовлена комната в секретном доме для дамы.

    — Лев Иванович, — ответил сиплый, прокуренный голос, — всё готово. Но сами понимаете, карета туда не пройдёт...

    Барон заглянул в карету и скомандовал Груне:

    — Подаи вуаль хозяйке!

    Служанка моя встрепенулась и вынула из саквояжа приготовленную заранее густую вуаль. Закрепила её булавками на шляпке, сверху я уже сама накинула капюшон плаща, посильнее запахнув его полы.

    Барон взглянул одобрительно и предложил руку. Я вышла из кареты, оглянулась по сторонам и заметила вдалеке, за двором, знакомый шпиль с ангелом на верхушке.

    Значит, до Петропавловской крепости мы не доехали. Пока.

    Меня быстро провели через двор, потом по высокой лестнице на второй этаж и по пустым коридорам.

    Здесь было тихо. Очень тихо. Ни одна дверь не открылась, пока мы шли, ни один голос не прозвучал. Дом будто вымер. Только наши шаги отдавались от стен.

    Но здесь хотя бы горели тусклые газовые рожки, а воздух пах чистотой и паркетным воском.

    Геккель шёл первым. Я — за ним, с замирающим сердцем. Груня семенила сзади, прижав к груди саквояж.

    — Сюда, — барон остановился у высокой двери из тёмного дерева.

    Он открыл её ключом, который взял у Никитича, и пропустил меня вперёд.

    Я шагнула через порог будто в воду.

    К моему изумлению, комната оказалась большой, даже просторной, с высокими потолками и двумя окнами, выходящими во двор. Мебель выглядела добротной: тёмный гарнитур, массивный стол, платяной шкаф и широкая кровать с горой подушек. На стенах — дорогие обои, на полу — паркет, прикрытый ковром. В углу — узкая, слившаяся со стенами дверь. Надеюсь, что там санузел.

    Я смотрела на всё это и не могла поверить.

    — Устраивайтесь, сударыня, — сказал барон, изображая любезность. — Ваши вещи скоро доставят. Еду будут приносить три раза в день. Прогулки — во внутреннем дворе, по расписанию.

    Я потрясённо глянула на него:

    — То есть это всё же… всё же тюрьма?

    Он посмотрел на меня поверх очков. В водянистых глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку.

    — Это, ваше сиятельство, особый пансион Третьего отделения. Для исключительно важных свидетелей, которым требуются… особые условия содержания.

    «Свидетелей»…

    Слава Богу, что не подозреваемых или обвиняемых. Хотя расслабляться не стоит.

    Слава Богу, что не подозреваемых или обвиняемых. Хотя расслабляться не стоит.

    Отметив, как изменилось моё лицо, барон удовлетворённо поклонился и вышел. Дверь закрылась. Я услышала, как щёлкнул замок. Снаружи.

    Интересно...

    Я подёргала ручку двери — закрыто. Проверила окна — тоже. Бросила взгляд во двор. Там маячила фигура в шинели. Часовой.

    Значит, это всё же тюрьма. Просто немного комфортнее, чем обычно.

    Вздохнув, я отошла от окна и тяжело осела на край кровати. Сил не осталось даже на то, чтобы снять плащ и вуаль.

    Груня замерла передо мной, по-прежнему держа саквояж.

    — Княгинюшка... это что ж такое? — прошептала она, глядя по сторонам круглыми от страха глазами.

    — Это, Груня, — выдохнула я устало, — наша новая жизнь.
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    Несмотря на добротность мебели и внешнюю свежесть белья, мне всё равно чудился на всём некоторый налёт не то сырости, не то казённого запаха.

    Пока Груня разбирала саквояж, я поднялась, распахнула шкаф и приуныла. Там не было ничего, кроме чёрного плаща огромного размера с глубоким капюшоном. Ещё маска, перчатки и муфта — прятать руки в холодную погоду. Видимо, это стандартный набор для прогулки свидетелей.

    — Груня, надо бы на ночь устраиваться, — вздохнула я, — только где тебя положим?

    Она обследовала наше новое жилище, заглянула за шкаф, под кровать — и вытащила на свет божий что-то вроде раскладушки, обтянутой парусиной.

    — Так вот, княгинюшка, — потрясла она своей находкой, — койка солдатская. Ой, смотрите, и одеяло тут есть, колючее, но с простынкой ничего будет, подушка тощая, да я не балованная. А ко сну я вас сейчас приготовлю!

    Я в немом восторге смотрела на Груню, пока та быстро раскладывала передо мной те мелочи, которые мы использовали на каждом ночлеге: ночная рубашка, гребень и лента для волос, мыло, толчёный мел для зубов, чистые тряпочки и даже маленький мешочек с изюмом!

    От радости я готова была броситься ей на шею.

    За узкой дверцей и правда оказалась уборная. Там же нашёлся кувшин с водой, которой хватило, чтобы умыться, почистить зубы и протереть тело с дороги. Потом Груня максимально быстро и аккуратно распустила мне высокую причёску и взялась за гребень.

    Уход за волосами превратился для меня в ритуал, отодвигающий дневные заботы. Груня что-то напевала негромко, и я почти задремала в кресле, позабыв о своих тревогах. Однако, перебравшись в кровать, свернулась клубком и жалобно потянула носом.

    Навалилось невыносимое одиночество. Высокий потолок давил, зашторенные окна казались бойницами, а запах — казённый запах щёлока от простыней — добил меня окончательно.

    Пользуясь тем, что Груня ушла в туалетную комнату привести себя в порядок перед сном, я завыла в подушку.

    Этот сдавленный звук, перемежаемый глухими рыданиями, был слишком громким в давящей тишине. Мне казалось, что его слышно даже за стенами. Но я ничего не могла с собой поделать, только всхлипывать и сотрясаться от плача, пока, обессиленная, не уснула, даже не утерев слёз.

    Утром меня разбудил металлический скрежет. Это в замке повернулся ключ.

    Груня вскочила первой, накинула на голову платок и обернулась к двери. Я осталась лежать, чувствуя, что воздух за пределами одеяла холодный и сырой.

    Дверь открылась. Вошла женщина — молодая, лет двадцати пяти, в длинном тёмном платье и аккуратном белом переднике. Волосы гладко зачёсаны, убраны под строгий чепец с узкой полоской кружева по краю. Глаза скромно потуплены, руки сложены перед собой.

    — Доброе утро, ваше сиятельство, — сказала она тихо, почти шёпотом. — Меня зовут Дуняша. Я приставлена к вам для услуг. Сейчас завтрак принесут и вещи ваши.

    Я приподняла голову, потёрла лицо. Поначалу хотела ответить вежливо, попросить помочь с утренними процедурами. Но что-то внутри меня вдруг разогнулось, и голос прозвучал сухо и строго, почти как у Анны Гавриловны, когда та говорила о любовнице моего мужа:

    — Подавай горячей воды для умывания, чистое полотенце и завтрак. И вещи мои когда вернут? Вчера барон Геккель обещал, что сразу после досмотра.

    Дуняша посторонилась, пропуская в комнату мужчин в одинаковых серых сюртуках. Они внесли мой саквояж, сундук с платьями, коробку со шляпками, следом — узлы с баулами, в которых были дорогие сердцу мелочи. Поставили всё у стены, поклонились и замерли.

    — Вещи, какие прошли досмотр, — пояснила Дуняша. — Остальное позже, как проверят.

    Она мельком взглянула на меня из-под опущенных ресниц, и я вдруг поняла, что эта женщина совсем не похожа на горничную.

    Слишком умные глаза. Слишком аккуратные руки с розовыми ноготками, явно не привыкшие к тяжёлой работе. Та же «интересная бледность, пронзительные глаза и тонкие руки», что отличают светскую женщину от простой служанки. Маловероятно, что она хоть раз держала в этих нежных пальчиках тряпку или ночной горшок.

    Это «глаза и уши». Приставлена следить за каждым моим словом, каждым жестом. С этого момента я должна помнить: всё, что я скажу, всё, что сделаю, будет доложено и, возможно, самому Бенкендорфу.

    Девица тем временем окинула взглядом мужчин, задержавшихся у моей постели, и цыкнула на них:

    — Чего глаза пялите, паразиты! Живо за водой ступайте!

    Мужики, конечно, не могли от растрёпанной после сна женщины глаз отвести. Груня, заметив их взгляды, сжала у горла ворот ночной рубашки и бросилась в уборную, чуть не плача от смущения.

    А я даже бровью не повела. Так и возлежала, как памятник самой себе, только укрылась до подбородка. Княгиня я аль не княгиня?

    Мужчины ушли. Дуняша же не торопилась. Она заглянула в уборную, где Груня пыталась справиться с пуговицами на одежде, и елейным голоском приказала ей там заодно и прибрать. Сейчас, мол, лохань принесут и воду, банька бы, конечно, лучше, да не топлена ещё.

    Под это сладкое воркование Груня наконец-то оделась, смотала косу и бросилась выполнять поручение. Я увидела, как она выскользнула из комнаты с помойным ведром.

    Сама Дуняша и пальцем не шевельнула, однако пошла следом за ней. Я же, оставшись одна, продолжала лежать. Чувствовала, это ещё не конец.

    И верно — вскоре вернулись лакеи, а с ними — часовой с ружьём. Один лакей занёс в купальню лохань, второй принёс пару вёдер кипятка.

    — Милейший, — я высокомерно взглянула на часового, хотя сделать это лёжа оказалось непросто, — здесь очень холодно! Передайте мою просьбу истопнику пораньше разводить огонь!

    Тот молча щёлкнул каблуками, из чего я сделала вывод — меня охраняют не солдаты, а как минимум младшие офицеры.

    Лакеи вышли, вернулись служанки. Груня болтала без умолку — рассказывала новой знакомой, какое я люблю мыло, как провожу время и почему мой туалет занимает так много времени. Кажется, эта болтушка успела поведать Дуняше всё о нашем путешествии! Или кое-что всё же удержала? Ох!

    — Груня! — окликнула я строгим тоном. — Приготовь чистую одежду и мыльные принадлежности побыстрее!

    — Ваше сиятельство, вы так долго добрались до столицы! — сахарным голоском пропела Дуняша. — Наверняка нужно бельё перемыть, мыла прикупить да мелочей разных… Отпустите вашу горничную со мной по лавкам торговым пройтись?

    Груня от моего окрика застыла, а после слов Дуняши уставилась на меня, как щенок на мамку: «Отпусти, княгинюшка!» — умолял её взгляд.

    — Сначала завтрак, — я добавила в голос металлических ноток, — потом сядешь вещи перебирать. Я сама решу, что замены требует, чего и сколько купить.

    На эти слова ни Груня, ни Дуняша возразить не смогли. Да и как возразить той, кто в своём праве?
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    Пока я вставала, принимала ванну и одевалась, «помощница» крутилась рядом, трогала баночки, коробочки и мою одежду, пытаясь вызвать меня на эмоции, а через них — на разговор. Я эти приёмчики знала и «не замечала» её вопросов, либо отвечала односложно.

    Из всех моих немногочисленных платьев я выбрала самое строгое — тёмно-коричневое, из мягкой плотной шерсти, украшенное лишь скупым орнаментом в тон ткани. Волосы велела собрать в гладкий узел, без единого локона. Никаких украшений. Никаких духов.

    Я должна выглядеть как женщина в беде, которой нечего скрывать.

    Груня подала мне зеркальце. Оттуда на меня глянула бледная особа со скорбным выражением на лице. Тёмный цвет хорошо подчеркнул худобу и бледность и сделал кожу почти прозрачной.

    Даже Дуняша, оценив мой облик, угомонилась и распорядилась принести наконец завтрак.

    Готовили в «доме свидетелей» явно не для дворян. Мне подали мутную куриную лапшу, битки из жилистого мяса и разваренную кашу в качестве гарнира. На сладкое — пирожок с непонятными ягодами и слабенький чай.

    Есть не хотелось совсем, кусок в горло не лез, но горячий суп согрел и вызвал прилив крови к щекам. Я попробовала кашу, ковырнула биток и отдала всё Груне, ограничившись чаем.

    Дуняша еле дождалась, пока моя служанка доест в углу кашу с моими битками, вымоет руки и займётся перекладыванием вещей из сундука в шкаф.

    Я была уверена, что багаж проверили много раз, но в глазах Дуняши билось самое настоящее любопытство. Польский костюм она встретила, едва не облизываясь:

    — А что это у вас, госпожа?

    — Карнавальный костюм, — ответила я ровно. — В Неаполе любят карнавалы, совсем как в Венеции.

    Девица потускнела, но с не меньшим интересом разглядывала наряды купеческой дочки — парча, алтабас и прочие ткани изрядно пострадали от неаккуратной носки, солёной воды и дурной стирки, но всё ещё было видно, что рубашки, юбки и сарафаны пошиты очень хорошо и дорого.

    — Тоже карнавальные костюмы? — блеснула тёмным глазом Дуняша.

    — Скучала по Родине, — мой голос даже не дрогнул. — Вот и носила в Неаполе русские костюмы.

    Конечно, девице такой ответ не понравился, тем более Груня вынула из сундука то самое роскошное платье, которое мне презентовала Леонилла.

    У женщин, следящих за модой, глаз наметанный. Дуняша сразу поняла, что платье сшито по новейшей французской моде, которая наверняка до Петербурга еле-еле добралась, и уставилась на него как змея на мышонка. Видно было, как ей хочется коснуться дорогого шёлкового бархата, пробежаться пальцами по роскошным блондам, измерить пальцами ширину оборок и лент.

    — Груня, положи пока платье на кресло, — скомандовала я, вставая, — и пойдём со мной, поможешь!

    Я увлекла свою служанку в уборную и там велела ей ковшом лить воду мне на руки. А пока она гремела тазами в поисках ковша, строго отчитала эту дуру.

    — Не смей с Дуняшей болтать! Про дорогу и пана ничего не рассказывай! Хоть слово ей ляпнешь — прикажу язык урезать и в Сибирь сослать! Поняла? Не хватало из-за тебя на плаху угодить!

    Последнее я, конечно, добавила в сердцах, очень уж надоело следить за каждым словом бестолковой служанки.

    Груня побледнела, а я дополнила свою речь жёстким взглядом:

    — Всё ли поняла? Вспоминай, чего наболтать успела, пока с этой девкой вдвоём шаталась!

    Тут я поняла, что слегка переборщила — перепуганная служанка собралась кидаться мне в ноги, что в условиях тесной туалетной комнаты могло стать проблемой. Поэтому я больно дёрнула её за ухо, приводя в чувство, и напомнила:

    — Молчание — золото, знаешь?! Держи рот на замке и трижды подумай, прежде чем его открыть! А теперь пошли смотреть, чего докупить надо!

    Когда мы вернулись, лицо у Дуняши было сложное.

    С одной стороны, она удовлетворила свой интерес к модной вещичке, хотя на первый взгляд и казалось, что платье лежало так, как его оставили. А с другой — девица поняла, что в уборную мы отлучались не зря.

    Побледневшая Груня теперь избегала встречаться с ней взглядом. Поджав губы и молча сопя, моя служанка уселась в углу, где принялась перетряхивать вещи из сундука.

    Да и сама Дуняша перестала стрекотать, как сорока. Только глазами, как прежде, зырк-зырк.

    Я же взяла графитовый карандашик, маленькую книжечку, похожую на карне, и принялась записывать, проговаривая вслух:

    — Сорочки нижние — полдюжины, нижние юбки тонкие — полдюжины, стёганые... две, пожалуй, нужны. Шлафрок утеплённый, чулки, перчатки...

    Обновлять нужно было почти всё, даже купленные Станиславом гребни за время пути изрядно изнашивались и лишились нескольких зубцов.

    Составив список, я полезла в кошелёк и выдала Груне один из тех пиастров, что остались ещё с Неаполя. В пути тратить их было особо негде: во время остановок по морю обычно расплачивался Станислав, а по дороге в Петербург — барон Геккель.

    — Монету поменяешь в банке на серебро, — напутствовала я всё тем же командирским тоном, — и купишь мне что нужно в лавке готового платья. Языком там меньше трепли. Будут спрашивать для кого — имени не называй, поняла? Скажешь просто «хозяйка приказала». Ещё возьми лимонов, орехов, изюма и кураги. Брусники мочёной и клюквы...

    Обе девицы вытаращили глаза, но я не стала им объяснять, что опасаюсь цинги. По-хорошему надо бы ещё и рыбы взять, пожирнее, чтобы компенсировать отсутствие солнца, но хранить её негде, так что хватит и того, что я заказала.

    Груня как раз заканчивала разбирать последний узел, когда Дуняша вдруг сообщила:

    — Я служанку вашу сама в банк отведу, прослежу, чтобы её там не обманули. А к вам, госпожа, гости заглянут.

    Я замерла, ощутив в груди холодок.

    «Гости»?

    Но переспрашивать не стала, сделала вид, что вообще её не услышала, и продолжила составление списка.

    — Ещё, пожалуй, чаю, Груня, возьми, а то здесь не чай, а сено запаренное, — произнесла я сухим тоном, мысленно похвалила себя за выдержку и вручила служанке бумажный лист.

    Вскоре обе девицы ушли, а я осталась один на один с полным чайником и надкусанным пирожком.

    Дверь Дуняша на замок не закрыла, однако я успела заметить застывшую в коридоре фигуру охранника и потому даже не дёрнулась с места. Наполнила себе чаю, сделала глоток и замерла в кресле, прислушиваясь к тому, что творится вокруг.

    А вокруг была тишина. Глубокая, давящая. Казалось, дом вымер.

    Желая избавиться от гнетущего чувства, я отломила кусочек пирожка, сунула в рот и стала жевать, запивая остывшим чаем. Но внезапно услышала тихий звук.

    Я замерла, прислушиваясь.

    Вскоре поняла, что это шаги. Кто-то поднимался по лестнице, и это был не один человек, а двое как минимум. Поступь уверенная, твёрдая. Она приближалась к дверям моей комнаты. Значит, это за мной.

    Я отставила чашку и поднялась.
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    Люди за дверью обменялись короткими фразами. Голоса были мужскими, значит, я не ошиблась. Это те самые «гости», о которых предупредила Дуняша.

    Нервным жестом я поправила платье, одёрнула рукава, провела ладонью по волосам — гладко, ни одной выбившейся пряди. Сделала глубокий вдох. Ещё один.

    Дверь открылась без стука.

    На пороге застыли двое. Оба в штатском — сюртуки тёмные, добротные, без украшений и знаков отличий. Однако выправка у них была такая, что сомнений не оставалось: военные.

    Старший, с аккуратно подстриженными усами и холодным взглядом, держал в руках сложенный лист бумаги.

    — Коллежский асессор Строганов, — произнёс он сухо. — А это мой помощник, титулярный советник Мерцалов.

    Человек за его спиной коротко кивнул. Лицо у него было молодое, но такое же непроницаемое, как у старшего.

    Строганов убрал бумагу во внутренний карман сюртука и добавил тем же ровным, не терпящим возражений тоном:

    — По поручению его превосходительства. Прошу следовать за нами.

    Никаких «пожалуйста». Никаких объяснений. Просто факт: я должна идти с ними, и отказы не принимаются.

    Накинув приготовленный Груней плащ, взяв перчатки и сумочку, я вышла из комнаты.

    Во дворе стояла карета. Такая же тёмная, без гербов и опознавательных знаков, как и та, что привезла меня сюда. Таких сотни на улицах. Занавески на окнах были плотно задёрнуты.

    Строганов сел со мной, Мерцалов присоединился к кучеру. Колёса застучали по булыжнику.

    Поначалу я пыталась считать повороты, даже представила карту. Но быстро бросила это гиблое дело. А мой спутник всю дорогу молчал. Сидел неподвижно, как статуя, даже его дыхания не было слышно.

    Наконец, спустя час, не меньше, карета остановилась.

    Когда распахнулась дверца, свет ударил прямо в глаза. После темноты экипажа он показался мне ослепительным.

    — Выходите.

    Я шагнула наружу, щурясь.

    Мы стояли в небольшом мощёном дворе, окружённом высокими стенами. Прямо предо мной возвышалось трёхэтажное здание из жёлтого камня, с белыми колоннами по фасаду и высокой аркой в центре. Над аркой — балкон с чугунной решёткой, над балконом — знакомый двуглавый орёл.

    Я узнала это место. Его знал в Петербурге каждый.

    Набережная Мойки, дом номер двенадцать. Главное здание Третьего отделения.

    Меня взяли под локти с двух сторон и повели к подъезду. Дверь открылась без скрипа — массивная, дубовая, но на хорошо смазанных петлях.

    Внутри было тихо.

    Очень тихо, как в церкви или в больнице. Высокие потолки, мраморные полы, стены, обшитые тёмным деревом. На полу — дорогие ковры, глушащие шаги. В углах — высокие зеркала в позолоченных рамах, отражающие тусклый свет газовых рожков.

    А запах… запах такой же казённый, как в том пансионе, только здесь он казался гуще, насыщеннее. Здесь им пропиталось всё, от пола до потолка.

    И почему-то от этого запаха мне стало страшно.

    — Сюда.

    Голос Строганова выдернул меня из оцепенения. Мы остановились перед массивной дверью из тёмного дуба. Слева на стене была табличка с выгравированной надписью. Я успела прочитать только первые два слова: «Статский советник…» — и букву «Б». Дальше взгляд не пошёл, замер на этой букве, а сердце дрогнуло — неужели я сейчас увижу самого Бенкендорфа?

    Строганов дважды стукнул в дверь костяшками — коротко, по-деловому. Изнутри донёсся глухой голос, слов я не разобрала, но тон был спокойным, разрешающим. Строганов приоткрыл дверь и вошёл внутрь, оставив меня стоять в коридоре под присмотром Мерцалова.

    До меня донеслись обрывки фраз: «...доставлена...», «...согласно распоряжению...», потом шаги, и Строганов появился снова.

    — Входите, ваше сиятельство.

    Я шагнула через порог.

    Кабинет был большим, но не парадным — рабочим. Тяжёлые шторы на окнах, приглушающие свет. Стены, обитые тёмно-зелёным сукном. Высокие книжные шкафы, битком набитые папками с делами. Огромный письменный стол, заваленный бумагами, и второй, поменьше, у стены — для секретаря. Пахло табаком, кожей и старыми документами. Очень мужской запах. Очень казённый.

    За большим столом, в глубоком кресле с высокой спинкой, сидел человек.

    Я ожидала увидеть Бенкендорфа — сухого, надменного, с холодными глазами, такого, как на портретах. Но меня встретил мужчина лет сорока пяти, с мягкими, почти отечными чертами лица, рыхловатый, в расстёгнутом сюртуке. Он поднялся, грузно, с кряхтением, коротко поклонился и представился:

    — Статский советник Барков. Симеон Петрович.

    — Княгиня Барятинская, Мария Ивановна, — ответила я, и тело само присело в аккуратном книксене.

    — Устраивайтесь, княгиня, — Барков пододвинул мне стул с плоской кожаной подушкой.

    Он разглядывал меня с равнодушным любопытством человека, знакомого со мной лишь по бумагам.

    Я села, стараясь держать спину прямо. Руки положила на колени, сцепив пальцы, чтобы не дрожали. Барков отошёл в угол, щёлкнул кремнем, разжигая спиртовку, и спросил:

    — Чай будете?

    Я растерялась. Чай? Здесь? Сейчас?

    — Не бойтесь, не отравлю. Сам пить буду, — усмехнулся он, заметив моё замешательство.

    Пока Барков возился, зажигая фитиль и ставя воду, я успела рассмотреть его получше. Сюртук дорогой, но мятый. Воротник рубашки несвежий. Под глазами мешки — не от пьянства, от недосыпа.

    Он неторопливо заварил чай, налил два стакана в тяжёлых серебряных подстаканниках, витиевато извинился, что чашек в «мужском» заведении не держат.

    — Чай не английский, — предупредил, ставя передо мной стакан и тарелку с баранками. — Казённый. Но крепкий.

    — Спасибо, не откажусь, — отозвалась я, принимая стакан.

    Стекло обжигало пальцы, пришлось придержать за подстаканник. Запах был терпким, чуть дымным. Я сделала маленький глоток, скорее для вида.

    Барков вернулся в кресло, отхлебнул из своего стакана и, откинувшись на спинку, самым светским тоном начал беседу:

    — Ну, рассказывайте, ваше сиятельство. Как доехали? Как добрались до столицы?

    — С большими приключениями, — ответила я осторожно, стараясь говорить ему в тон. — Очень долгий и утомительный путь. Сложно было выехать из Неаполя в сезон штормов...

    Я подкрепила свои слова жестом — неопределённо взмахнула рукой, как бы говоря: было непросто, но я всё-таки здесь.

    — Это точно. Шторма в Эгейском — известное дело. Мой брат служит в Черноморском флоте, рассказывал.

    Барков помолчал, покрутил стакан в руках и продолжал доверительным тоном:

    — Вы решительная дама, не каждая решится на такую поездку из-за небольшой ссоры с супругом...

    Намёк я поняла, но не позволила себе провалиться в эмоции, просто передёрнула плечами.

    — Если вы считаете «небольшой ссорой» нарушение всех клятв, данных перед алтарём, что ж, тогда ссора действительно была небольшая, — процедила с усталым сарказмом.

    — И чем же вас так обидел князь Барятинский? — участливо спросил Барков.
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    Он явно ожидал от меня громких жалоб и слёз. Я решила не разочаровывать его — в конце концов, сейчас мне выгоднее быть слабой женщиной, раздавленной изменой супруга.

    — Мой муж не защитил меня от своей любовницы, желающей моей смерти, — начала я тоном оскорблённой невинности. — Позволил ей унизить меня в моём доме. Изменял и публично выезжал с этой дамой, когда я лежала в горячке. Баронесса фон Штаппер позволяла себе такие выходки, что мне было стыдно перед прислугой. Но главное — мой муж связался со шпионами и сицилийскими бандитами!

    На лице у Баркова не возникло даже тени удивления. Он лишь глянул в бумаги, лежащие перед ним, и кивнул, предлагая мне продолжать.

    А я постаралась, чтобы эмоции в голосе звучали дозированно. С одной стороны — княгиня возмущена неверностью мужа, а с другой — смиренно несёт свой крест, как положено женщине:

    — Не ведаю, что у них за дела, но меня пытались несколько раз убить: в собственном доме, на балу у австрийского посланника, по дороге в Салерно и во время отплытия, прямо в порту, а ещё — похитить в Афинах! Поверьте, эти нападения мне точно не приснились! Человек, доставивший меня в Россию, до сих пор ранен и очень серьёзно. Корабельный врач хотел ампутировать ему руку, но я не дала. Сама стала лечить.

    — Сами? — Барков поднял бровь. В его глазах мелькнул интерес. — Чем же вы лечили?

    — Чистотой. Кипятком, спиртом, мылом и солью.

    Он кивнул, а я, промочив горло чаем, продолжила исповедь:

    — Сами понимаете, моё бегство было вынужденным. Я спасала свою жизнь. А супруг объявил меня сначала больной, потом сумасшедшей, теперь, кажется, ещё и воровкой… — я махнула рукой, жест получился изящным и трагичным одновременно. — Понимаю, советник, вам это может показаться дамской блажью, но увы, у меня есть свидетели. На приёме у австрийского посланника присутствовало около двухсот человек. Все слышали выстрел. И все видели, кто закрыл меня от пули.

    — Наш агент, — тихо сказал Барков.

    Это был не вопрос.

    — Да. В Неаполе его знают как пана Крушинского, но нам с вами известно, что он не поляк.

    — Разумеется.

    — В тот вечер он принял удар на себя. Если бы не он — меня бы сейчас здесь не было. И этого разговора тоже. Больше того, я уверена, вы уже получили от него подробный отчёт.

    — Да, получил, — и снова взгляд на бумаги. — Но господин Мещерский предоставил нам… так сказать… урезанную версию. Очень сухую. А мне хотелось бы услышать подробности. Расскажите о нападении в доме фон Фикельмонов.

    Пришлось подчиниться. Вспоминая о тех событиях, я будто заново их переживала, только теперь эмоции не мешали анализировать случившееся и замечать детали, которые прежде прошли мимо внимания.

    — Уверена, это баронесса фон Шталлер провела Чичолу на приём, а та подала знак убийце, — кивнула я в такт своим словам. — И я видела, как итальянка что-то передала баронессе, а потом прозвучал тот выстрел. Убийца точно знал, где я стою.

    Издав тяжкий вздох, я добавила в голос побольше дрожи:

    — Простите, что так многословна. Но переживания после угрозы моей жизни всё ещё бередят душу. Эти недели… Когда за тобой охотятся, когда каждый день может стать последним… Трудно держать себя в руках.

    — Понимаю, — Барков улыбнулся с участливым, почти отеческим видом. — Такие испытания не проходят бесследно. Вы молодец, что держитесь.

    Ещё один вздох. Подумать о печальном, чтобы увлажнились глаза. Приложить к ним платочек.

    Баркова проняло:

    — Ну-ну, голубушка, я понимаю! — он похлопал меня по руке. — Скажите-ка лучше, хорошо ли вы устроены? Не обижают ли вас? Кормят? Если что не так — говорите, я распоряжусь. Нет ли просьб или прошений?

    «Ай да Машка, ай да... пёсья дочь!» — мысленно усмехнулась я, сохраняя скорбное лицо. «Добрый дядюшка» думает, что я попадусь на его удочку? Да он сам попался на мой крючок!

    — Спасибо, устроена неплохо. Всё вполне сносно, — ответила я самым унылым тоном. — Скучно только. Очень скучаю по семье. Хотела бы увидеть матушку, сестёр, брата Александра, если он сейчас в Петербурге. А ещё...

    Я подняла на Баркова блестящий от слёз, умоляющий взгляд:

    — Желаю подать прошение о разводе. Поводов достаточно: измены, оскорбления, покушения... Мужчина, не способный сберечь данную ему Богом женщину, не достоин такого подарка!

    Барков усмехнулся. Усмешка вышла невесёлой, скорее усталой.

    — Развод, говорите... — он покачал головой. — Знаете, княгиня, в нашей церкви развод — штука сложная. Почти невозможная. Измены, конечно, повод, но доказать их надо. А покушения... это уже к уголовному делу, не к семейному. Максимум, на что можете рассчитывать — раздельное проживание. Да и то, если государь позволит.

    Я промолчала, понимая, что он прав.

    Барков отставил стакан, надел очки в тонкой металлической оправе — и сразу из «доброго дядюшки» превратился в чиновника, вездывливого и внимательного.

    — Ладно, вернёмся к нашим баранам. Уточним кое-что. Расскажите подробнее про нападение по дороге из Неаполя. И про то, что потом случилось в порту.

    Я начала рассказывать. Он слушал, изредка заглядывая в листы перед ним, и сравнивал показания. Я заметила, что почерк там разный — видимо, не только Станислав прислал «рапорт», а скорее всего и команду «Сокола» заставили отчитаться, например капитана. Потому что в бумагах был упомянуты не только наши сомнительные приключения, но и щедрая закупка провианта для корабля.

    — В Афинах вас принимал король Оттон, — скорее утвердил, чем спросил Барков.

    — Да. Он был очень... любезен. Даже слишком. Пришлось спешно покинуть его гостеприимный кров.

    — Через сточную канаву, — он хмыкнул. — Оригинальный способ.

    — Других не было, — пожала я плечами. — На пансион, где мы были, напали неизвестные. Думаю, это те же люди, точнее их подельники, которые пытались меня похитить. Но как они узнали, где мы находимся? Это до сих пор не даёт мне покоя!

    — И у вас нет мыслей на этот счёт?

    — Есть. Думаю, на корабле был шпион.

    — На «Соколе»?

    — Да.

    — Хм... Это серьёзное обвинение. «Сокол» — военное судно. Уж не хотите ли вы сказать, что один из моряков, присягнувших Отечеству, работает на врага?

    Это был опасный вопрос. Я поняла, что хожу по краю, и решила слукавить:

    — Ни в коей мере! Но один человек показался мне странным. Нет, он сам не моряк! — поспешила добавить, увидев, как сдвинулись брови моего собеседника.

    — А кто же?

    — Корабельный батюшка! — я размашисто перекрестилась. — Вёл себя подозрительно, вот вам крест.

    Тут я ничуть не преувеличивала. Под сутаной спрятаться легче, чем за военным мундиром. А отец Агафон и правда не вызывал доверия. Пусть его проверят на всякий случай, да и от меня, может быть, внимание отведут.

    Барков кивнул, что-то пометил на полях, и беседа потекла дальше — вязкая и пустая, как сироп.

    Вопросы тянулись бесконечно. Даты, имена, порты, где останавливались.

    Я отвечала почти механически, лишь бы скорее закончить. Голова начала тяжелеть, глаза слипались. Мыслями я была уже в своей комнате, в «доме для свидетелей», где можно наконец вытянуть ноги, а не изображать птичку на жёрдочке, удерживая осанку на неудобном, твёрдом стуле.

    — ...и последнее, — Барков вдруг кашлянул, привлекая моё внимание.

    Он выложил на стол передо мной несколько бумажных конвертов, заполненных изящным ровным почерком.

    — Что вы скажете об этом, княгиня? — спросил тихо.

    Я взглянула на верхний лист — и застыла. Всю сонливость как ветром снесло.

    Это был не отчёт. И не протокол допроса.

    Это были письма. Те самые, которые Мари — настоящая Мари — писала великой княжне Марии Николаевне. Это был её почерк. Точнее, теперь уже мой.

    Я перевела взгляд на Баркова.

    Тот смотрел на меня спокойно, выжидающе. А я ощутила, как сжалось горло.
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    Сглотнув, я всё же взяла тот конверт, что лежал поверх остальных. Печать была сломана, от бумаги тонко пахло духами — немного резеды, зелёное яблоко, бергамот...

    Но стоило его уловить, стоило лишь коснуться бумаги, вглядеться в изящный почерк с наклоном, с завитками на прописных буквах, которому Мари училась в пансионе благородных девиц, как голова закружилась.

    Слова поплыли перед глазами, но не потому, что я их читала — я их вспоминала. Они появлялись в памяти один за другим, будто мои собственные.

    «Мэри, дорогая моя, я не могу больше молчать...»

    Мэри... Да, именно так называли великую княгиню Марию в императорской семье. Её подруге Мари Березиной это тоже было позволено.

    Я внезапно представила — нет, не представила, а почувствовала — как сижу за секретером, но не в Неаполе и не в поместье Березиных, а в петербургском доме Барятинских, том самом, куда Мари после свадьбы привёз супруг и где она начала хиреть. Вечер, свечи оплывают, с улицы доносится цокот копыт и перестук колёс по мостовой, а она (то есть я) пишет, торопливо, почти без поправок, потому что слова рвутся наружу.

    «Эта женщина, мадам Л***, оказалась права. Я не поверила ей, и вот — Станислав мёртв, а я замужем за нелюбимым, и это моя епитимья, наложенная мной на саму себя до конца моих дней. Заклинаю тебя всем святым, не позволь такому случиться с нашей Адини. Она ещё слишком юна и невинна, чтобы уйти...»

    Я вспомнила, как тряслись руки. Как Мари откладывала перо, сжимала пальцы, потом снова бралась за письмо. Как она боялась, что не успеет, что письмо перехватят, что великая княжна не поверит.

    «Я знаю, ты назовёшь меня суеверной. Но французская сивилла не ошибается. Её предсказания сбываются — и я тому доказательство. А если мои слова не убедят тебя, то вспомни императора нашего покойного Александра. Мадам Л*** предсказала ему скорую смерть, если он не отречётся от трона, и оказалась права! Если Адини выйдет за принца Фридриха — она умрёт. Я чувствую это. Я знаю это. Ты должна вмешаться, Мэри. Ты должна сказать императору. Останови этот брак, умоляю тебя…»

    Я вспомнила даже то, чего не было в письме. Как Мари, запечатав конверт, долго сидела неподвижно, глядя на догорающую свечу. Как потом встала, подошла к окну и смотрела в ночное небо, шепча молитву, в которой просила прощения у Станислава Мещерского и у Бога.

    Бедная, она так и не узнала, что её любимый жив, а наложенная епитимья в виде брака с Барятинским — просто ошибка. Глупая ошибка, стоившая ей здоровья и жизни.

    Я моргнула, и видение исчезло. Снова был кабинет Баркова, тусклый свет, запах табака и старых бумаг. И эти листы на столе.

    С удивлением я обнаружила, что стою, вцепившись в край стола. Пальцы побелели. Когда я успела встать, почему — я не помнила. Зато события прошлого теперь выстроились стройным рядом в моей голове.

    Первое: поездка в Париж и предсказание. Второе: переписка, в которой девушки поначалу не придали особого значения словам старой француженки. Третье: «гибель» Мещерского на дуэли и свадьба с Барятинским. Четвёртое: уже из дома мужа Мари писала великой княжне, заклина́я её остановить свадьбу Адини. Ответ на это письмо я читала в Неаполе!

    «Должна ли я поступить, как велит моё сердце, и нарушить слово, данное Адини? Или хранить всё в тайне и надеяться, что сия буря минует нас?» — вот что писала старшая дочь императора, на тот момент уже супруга герцога Лейхтенбергского.

    Барков внимательно смотрел на меня. Похоже, он не пропустил ни единой эмоции на моём лице.

    — Надеюсь, вы понимаете, ваше сиятельство, — начал он тихо, — что распространение подобных сведений… можно считать попыткой повлиять на династические решения. Особенно сейчас, когда подготовка к браку их высочества идёт полным ходом. Что вы скажете в своё оправдание?

    Я почувствовала, что бледнею.

    — Я… — начала и осеклась.

    Голос не слушался.

    Барков выжидал. Спокойно, терпеливо. Он будто понимал, что сейчас происходит у меня внутри, и не мешал — давал мне самой дойти до нужного вывода.

    Отрицать было бессмысленно. Сделав глубокий вдох, я снова заговорила, теперь уже твёрже:

    — Да, я писала эти письма. В тот момент я верила предсказанию и волновалась за судьбу великой княжны. Но прошу снисхождения к глупой суеверной женщине, господин советник.

    Он чуть приподнял бровь. Я же продолжила, в умоляющем жесте прижав руки к груди:

    — Поймите, я была юна и очень импульсивна. Когда погиб господин Мещерский, с которым меня связывала нежная дружба, я... я впала в отчаяние и почти не осознавала, что делаю. Я не снимаю с себя ответственности, но...

    Я оборвала речь, закончив судорожным вздохом. Разыгрывать смятение, страх и растерянность перед этим мужчиной было непросто. Но и показать себя настоящую я не могла. Спокойная и хладнокровная женщина с острым взглядом вызовет больше подозрений, чем перепуганная гусыня. А если учесть, что предсказание сбудется... Ох, лучше об этом не думать!

    Барков молчал. Очень долго. Скользил по мне въедливым взглядом через стёкла очков и будто о чём-то задумался. Я же стояла перед ним, как школьник перед директором, на ватных ногах.

    Наконец он чуть заметно кивнул.

    — Садитесь, княгиня, — произнёс спокойно. — Чай ваш совсем остыл. Велите подать новый?
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    Я не села, а буквально упала на стул. Внутреннее напряжение было таким, что даже руки тряслись. Пришлось сцепить их на коленях.

    — Не стоит, — ответила я, чётко дозируя нужные модуляции в голосе. — Благодарю.

    Советник откинулся на спинку кресла, поправил очки и начал рассуждать вслух:

    — Допустим, я вам верю. Допустим, вы действовали из лучших побуждений. Но закон, княгиня, не различает побуждений. Он различает действия. А ваши действия — эти письма — могут быть истолкованы очень широко.

    Он замолк, проверяя мою реакцию. Я перевела дух и кивнула, показывая, что согласна.

    Барков продолжил:

    — Сейчас при европейских дворах много говорят о политике, уж больно время у нас непростое. О том, кто за кого выдаёт дочерей, кто с кем дружит против общего врага. Датский двор очень хочет породниться с Россией. Очень. Для них это вопрос выживания. Но прусская партия при нашем дворе, наоборот, делает всё, чтобы брак не состоялся. Им невыгодно укрепление Дании.

    И снова пауза. Проницательный взгляд: понимаю ли я глубокий смысл, вложенный в эти слова? Да, понимаю.

    — Если об этих письмах узнает император, если ему донесут, что брак с принцем Гессен-Кассельским грозит его дочери смертью... — советник вздохнул с видом человека, на плечах которого все тяготы мира. — Как вы думаете, что он сделает?

    — Отменит свадьбу, — тихо ответила я.

    — И тогда победит прусская партия. Это кардинально изменит расстановку сил на политической арене. А если предсказание останется тайной — брак состоится, и Дания получит союзника, которого так добивалась.

    Барков не сказал ничего такого, до чего бы я сама не додумалась. К тому же я знала намного больше, чем он. Знала будущее! Но уже давно приняла решение, что ничего не буду менять.

    Во-первых, потому что не смогу контролировать изменения, а «эффект бабочки» может привести к катастрофе. Во-вторых, чему быть — того не миновать. Александра уже больна. Каждый день приближает её к могиле. Лечение? Его просто нет. И ни мыло, ни спирт, ни даже карболка здесь не помогут.

    Но и повесить на себя её смерть я не дам!

    — Зачем вы мне это всё говорите? — спросила дрожащим голосом, бросая на Баркова испуганные взгляды из-под повлажневших ресниц. — Разве это не государственная тайна?

    — Затем, что именно из-за этих бумаг вас столько раз пытались убить. Письма были похищены из личных покоев герцогини Лейхтенбергской. Нам удалось перехватить их до того, как они покинули границы России, однако информация уже утекла. Письма можно сжечь — и улик не останется, но как быть с вами? Вы, с какой стороны ни глянь, опасный свидетель.

    Я сглотнула, вспомнив слова графини Шиловской, и в картинку прошлого встал последний кусочек.

    Записка, в которой старшая из дочерей императора просила младшую отказаться от брака. Фрейлина Мари Березина должна была лично её передать, но совершила ошибку, доверилась лакею, а тот... оказался датским шпионом. И вот тогда-то всё закрутилось.

    Лицо Баркова оставалось непроницаемым.

    — Вижу, вы сделали выводы, княгиня, — сказал он без улыбки. — К сожалению, ситуация очень сложная. На кону политический скандал, который нам совершенно не выгоден.

    В голосе его не было сожаления. Только констатация факта.

    Я сидела, не шевелясь, и смотрела на него. В голове билась одна мысль: он прав. Истерика Мари, зафиксированная на бумаге, попав в чужие руки, превратилась в бомбу замедленного действия. А я — в эпицентре возможного взрыва.

    — Понимаю... — будто со стороны услышала собственный хриплый голос. — Понимаю, как это выглядит. Скажите, что мне грозит?

    Барков не торопился отвечать. Снял очки, протёр стёкла платком. Жест был неторопливым, почти домашним. Но я знала — он тянет время, чтобы помучить меня, довести до нужной кондиции.

    — Формально, — начал он, водружая очки на место, — распространение сведений, способных поколебать доверие к императорской фамилии или повлиять на династические решения, карается весьма сурово. Ссылка в отдалённые губернии. Лишение прав состояния. В особых случаях — заключение в монастырь или даже... — он сделал паузу, — каторжные работы.

    У меня перехватило дыхание.

    — Но... — Барков поднял палец, — есть одно «но». Вы — дворянка. Ваше дело будет рассматривать не обычный суд, а Сенат. И окончательное решение будет принимать государь.

    Он вновь откинулся на спинку кресла.

    — Император, как вы знаете, милосерден, но и строг. Особенно когда речь идёт о его детях.

    Я молчала, пытаясь переварить услышанное. Ссылка. Лишение прав. Монастырь. Каторга. Слова ворочались в голове, как тяжёлые камни.

    — Я не враг, — выдавила я наконец. — Я никогда не желала зла ни императору, ни его семье. Напротив. Я хотела предупредить, спасти...

    — Понимаю, — перебил Барков мягко. — Но поймут ли другие? Поймёт ли государь?

    Он вздохнул, напуская на себя отеческий вид. Будто и вправду переживал за меня, как за дочь.

    — Впрочем, сейчас не об этом. Пока вы будете оставаться в пансионе. Для вашей же безопасности. А мы... мы будем разбираться.

    Он потянулся к колокольчику.

    — Я хотела бы видеть брата, — вырвалось у меня. — Александра Березина. Если это возможно.

    Барков замер, рука его остановилась над колокольчиком.

    — Брата? — переспросил он. — Вы о поручике Березине? Он сейчас в Петербурге вместе с цесаревичем. Я доложу о вашей просьбе.

    — Благодарю, — выдохнула я облегчённо.

    Вместо ответа Барков позвонил. Дверь открылась почти сразу — Строганов стоял на пороге.

    — Проводите княгиню, — распорядился Барков.

    Я поднялась. Ноги слушались плохо, но я заставила себя идти ровно.

    — Всего доброго, господин советник.

    — Всего доброго, ваше сиятельство. — Он коротко кивнул и уже взялся за бумаги, но вдруг остановил меня: — И ещё, княгиня...

    Я обернулась.

    — На вашем месте я бы молился. Много и усердно.
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    Молиться я начала, как только мы сели в карету.

    Всплеск картин из чужого прошлого, волнение и нервное истощение привели к тому, что я прикрыла глаза, откинулась немного назад и погрузилась в молитву, которую осознанно, наверное, никогда бы не вспомнила, а вот в таком странном состоянии легко твердила про себя, едва шевеля губами.

    Твердила, твердила... и вдруг — меня осенило!

    Здесь и сейчас, в этом времени мне могут отказать в чём угодно, только не в визите священника.

    Как православная христианка, я должна исповедоваться и причащаться минимум четыре раза в год. Это, кажется, даже прописано законодательно.

    Священник в Петропавловской крепости наверняка есть, и не один. Кто-то же служит почти ежедневные панихиды по усопшим членам царской семьи, кто-то причащает солдат и офицеров гарнизона...

    Священнику я могу повесть самую малость из моих приключений и попросить его передать записку брату! Брат подключит маменьку, или наоборот, маменька брата...

    В общем, стоит вспомнить всё, что я знаю о причастии, и потребовать встречи со священником в самое ближайшее время. Я ведь не узница, я «свидетель», и в этом тоже моё преимущество!

    Приняв решение, я успокоилась, но молитвы всё равно продолжала бормотать.

    Меня привезли обратно в крепость и проводили в комнату. Не успела я сбросить верхнюю одежду, как подали обед — снова простой и почти безвкусный. Но я уже знала, что нужно делать, и попросила Дуняшу пригласить коменданта крепости.

    — Это касается только меня и коменданта, — отрезала я на её попытку узнать, зачем мне понадобился этот достойный человек.

    Больше ничего говорить не стала.

    Девица помнялась, попыталась словно ненароком выяснить, что произошло «в гостях», но я молча занялась рукоделием. Благо Груня по моей просьбе купила всё необходимое для вышивки — набор носовых платков из плотного шёлка, шёлковые же нитки, тонкие иглы и небольшие пяльцы. Пара листочков с напечатанными узорами нашлась в прихваченном моей служанкой журнале «Для домашнего чтения». Такого рода рукоделием занимались почти все знатные дамы — прилично, эстетично, позволяет занять руки и время, создавая облик занятой хозяйки дома, а не ленивой бездельницы.

    Помнявшись, Дуняша всё же передала мою просьбу коменданту, и статный старик в мундире явился узнать, для чего же мне надобно.

    Я очень вежливо его приветствовала, предложила разделить со мной мутный арестантский «чай», а когда он отказался, изложила свою просьбу.

    Приложив платочек к покрасневшим глазам, объяснила ему, что долгое время путешествия была лишена исповеди и причастия. Очень бы хотелось выйти на службу в церковь, это ведь не составит труда?

    Ах, нельзя, как жаль… Но может быть, найдётся в крепости священник, готовый исповедать и причастить даму, почти год лишённую евхаристического общения?

    Комендант призадумался и пообещал что-нибудь предпринять. А пока напомнил мне, что в комнате есть икона, Библия и молитвослов.

    — У меня в дорожном саквояже есть складень и Евангелие, — призналась я, помянув про себя добрым словом Анну Гавриловну, — и молитвы наизусть знаю, маменька хорошо нас учила, но вот на службе давно не была.

    И вздохнула со смесью вины и сожаления.

    Комендант мне посочувствовал ещё раз и вскоре ушёл, а я снова взялась за иглу, велев Дуняше читать Библию вслух. Так и благочестие проявлю, и займу шпионку полезным делом. Пусть в книгу смотрит, а не на меня.

    Мне же нужно исхитриться, написать пару записок — брату и матери.

    Жаль, что Груня и Дуняша успели сходить за покупками, пока я ездила с визитом в Третье отделение. Теперь одну меня не оставляли совсем, а вездесущая дамочка продолжала вытягивать из простодушной служанки все мелочи и подробности моей жизни в Неаполе. Зачем, если всё дело в письмах великой княжне? Неясно. Но очень-очень подозрительно.

    В итоге я написала записки на тонкой упаковочной бумаге, в которую были завернуты покупки из магазина дамского белья. Всё остальное паковалось в грубую, коричневую, перетягивалось шпагатом, и только чулки и нижние сорочки прибыли в шуршащей шелковистой упаковке с ленточками.

    Писать пришлось грифельным карандашом, в уборной, показав Груне кулак. Та понятливо завела речь про «ой, княгинюшка, волосы-то ваши не промыть» и загрохотала ковшом. Я успела написать несколько строк, свернуть бумагу в более-менее приличные трубочки и спрятать в декольте. Вот смешно и театрально, но другого места в тонкой сорочке и капоте без карманов не нашлось.

    Священник пришёл только через три дня.

    За это время я успела поплакать во сне, вышить два платка, прослушать две Книги Царств и половину Евангелия от Марка. На допросы меня больше не вызывали, на вопросы не отвечали, но и из «пансиона» не выпускали. Я была на пике нервозности от ситуации, в которой зависла, когда стражник деликатно стукнул в дверь и объявил:

    — Отец Агафангел к вашему сиятельству!

    Это было как глоток свежего воздуха.

    Я тут же вскочила, отложив рукоделие. Вспомнила редкие походы в церковь, сложила ладони в молитвенном жесте и так подошла к священнику за благословением. Получила оное, поцеловала сухую, пахнущую душистым маслом руку немолодого батюшки и вернулась в кресло. Я ведь княгиня, мне положено сидеть даже при встрече с духовным лицом.

    Впрочем, Груня немедля подала стульчик для батюшки и спряталась в углу. А вот Дуняша, наоборот, подобралась поближе и сахарным голоском предложила чай.

    — Не за тем я пришёл, — отмахнулся священник. — Мне передали, княгиня, что вы желали исповедаться?

    — Исповедаться и причаститься, отче, — осторожно ответила я. — Больше года не бывала на службе, а в тот единственный раз, когда удалось зайти в храм, меня похитили разбойники и чуть не убили.

    — Душа ваша нуждается в очищении, — задумчиво сказал отец Агафангел и строго глянул на служанок: — Оставьте нас!

    Служанки вышли, оставив, однако, приоткрытой дверь, чтобы всё видеть и слышать. А я, вздохнув, погрузилась в чужие воспоминания и честно рассказала о боли, горестях и душевных переживаниях Мари, щедро сдобrив их своими собственными. При этом я старалась не говорить лишнего ни про князя, ни про Мещерского. Просто передавала ту смесь покорности, смирения и вины, которая привела юную княжну к несчастливому браку.

    Говорили мы долго.

    Священник молчал, лишь иногда задавал наводящие вопросы, но после них не возникало ощущения выпотрошенности, напротив, я утешалась и наполнялась светом.

    После исповеди и разрешительной молитвы отец Агафангел вдруг сказал:

    — Встаньте на колени, княгиня. Я принял вашу исповедь и считаю, что человек, переживший столько бед, находится под кровом Господним. Святые Тайны у меня с собой, вы можете причаститься!

    Я послушно встала на колени. Священник открыл маленькую сумочку, висящую у него на груди, вынул из неё ковчежец с плотной крышкой и ложку. Зачерпнул содержимое и подал мне, произнося положенные при этом слова:

    — Причащается раба Божия...

    Терпкое вино обожгло язык, возвращая меня из размышлений, в которые я погрузилась во время исповеди.

    Записки! У меня не поднялась рука в такой момент совать их священнику. Я просто запилa причастие глотком «теплоты», смешанной тут же в чайной чашке, и тихим голосом поблагодарила отца Агафангела.

    Он же вдруг встал, заслоняя меня широкой спиной, и серьёзно взглянул мне в глаза:

    — Есть ли у вас просьбы, княгиня?

    Я вздрогнула испуганно — что это? Кто-то пытается меня подставить? Наказать? Запугать? Но в голубых, немного полинявших от возраста глазах не было угрозы или намёка, только бесконечное милосердие.

    Я покусала губу, сомневаясь, но всё же решилась:

    — Очень хотела бы передать записки брату и матушке… Они не знают, что я уже в Петербурге.

    — Я передам, — отец Агафангел сам взял у меня две тонкие трубочки, ещё раз благословил и ушёл.

    А я безвольно растеклась в кресле — охваченная тревогой за своё будущее, за Станислава, от которого все эти дни не было весточки, и не имея сил даже выразить, как мне тревожно.

  

  
    34.

    Ещё через неделю мне дозволили выход в собор на службу. В плаще и в шляпе с траурной вуалью. Я не возражала. Четыре стены за это время надоели уже до крика, до зубного скрежета, до того, что любой выход за пределы этой каменной клетки казался глотком свежего воздуха.

    Скромно, с двумя служанками и комендантом, я дошла до Петропавловского собора и заняла место в тёмном углу, подальше от роскошных усыпальниц царской семьи.

    Там, возле каменных надгробий, горели свечи. Отец Агафангел протяжно пел молитвы, размахивая кадилом. Рядом топтался служка, чуть в стороне выстроились солдаты гарнизона.

    На меня никто не смотрел, даже служанки подобрались поближе к действию. А я незаметно любовалась убранством собора и грубыми солдатскими лицами. Радовалась, что вижу что-то иное, а не четыре осточертевшие стены и караул под окном.

    Внезапно одно из лиц в соборе показалось мне смутно знакомым. Я замерла от нахлынувшей смеси узнавания и тревоги, а потом сердце забилось сильнее — молодой офицер, стоящий неподалёку, кого-то напоминал...

    Кого-то, кто был мне, а точнее Мари, очень знаком. Хотя... и мне, искусствоведу, тоже!

    В голове, подтверждая мои догадки, вихрем пронеслись обрывки чужих воспоминаний. Детские годы, важный мальчик в обтягивающих белых панталончиках и длинном красном кафтанчике, серьёзный и строгий, а потом смеющийся над очередной забавой. Саша. Её Саша.

    Известный мне как будущий генерал-адъютант, а потом и фельдмаршал Александр Иванович Березин!

    Он тоже смотрел на меня. Стоял, не подавая виду, что узнал. Ловил мой взгляд краем глаза. И лишь чуть-чуть, почти незаметно, выдохнул одними губами:

    — Мари!

    Я услышала. Не ушами, а сердцем. Оно дрогнуло и встрепенулось, рванулось навстречу брату.

    — Саша! — я не сказала этого вслух, а показала взглядом, что очень рада его увидеть.

    Случайность ли это?

    — Я получил твою записку... — донёсся до меня бесплотный шёпот. — После службы сходи на исповедь!

    Я легонько кивнула ему и продолжила с жадностью рассматривать.

    В памяти всплыл портрет, написанный в 1838 году австрийским художником Морицем. На нём молодой князь неуловимо напоминал Лермонтова, вероятно, из-за модной в то время причёски и пышных усов.

    Сейчас, глядя на него не через призму веков и комплиментов художника, я видела перед собой миловидного молодого мужчину с русыми, даже чуть рыжеватыми волосами, составлявшими контраст с белокурой Мари и черноволосой Леониллой.

    Встреть я его в салоне мадам Фикельмон — решила бы, что это поэт или вовсе светский повеса. Не было в его лице ни строгости, ни суровости, которую ждёшь от будущего генерала. Только прямая спина и решительный разворот плеч говорили, что он уже избрал своим поприщем военное дело.

    Одет он был дорого, в этом я разбиралась: мундир из тонкого, ровного сукна не просто «построен» по мерке, а подогнан так, что ощущается второй кожей.

    Эполеты, ордена, головной убор под мышкой...

    Да, несмотря на молодость, он уже не раз отличился в бою на Кавказе и был награждён. Я смотрела на него — и видела перед собой идеальный образец гвардейского офицера. Человека, для которого честь — не пустое слово.

    Он был как Станислав. Предан царю и Отчизне до последнего вздоха. Только в отличие от Станислава, глаза которого в нашу первую встречу были полны смертельной усталости, Александр Березин смотрел на мир с восхищением и жаждал побед.

    И как умно он поступил — не поехал в собор один. Дождался, пока на службу отправят солдат, и присоединился к ним. А может, и сам организовал этот выезд.

    После панихиды солдаты двинулись к двери. Александр прошёл мимо меня, совсем рядом, и я ощутила, как в рукав скользнула тонкая бумажная трубочка.

    Мгновение — и она надёжно спрятана в декольте. Как раз вовремя, потому что Дуняша и Груня уже спешили в мою сторону.

    — Хочу поговорить с отцом Агафангелом, — сообщила я им с лёгкой печалью и двинулась туда, где задержался батюшка.

    В православном храме нет отдельных кабинок для исповеди, как у католиков, спрятаться для беседы нам было негде. Но священник повёл меня в нишу, прикрытую сетчатой ширмой. Усадил на стульчик, благословил и громко сказал:

    — Я сейчас принесу вам просфору!

    А потом... просто ушёл.

    Я осталась одна. Но недолго.

    Не успела удивиться поведению батюшки, как плотная занавеска, возле которой я сидела, шевельнулась, и на мою руку опустилась чужая — в тонкой шёлковой перчатке.

    — Мари!

    Я с трудом удержалась от крика.

    — Не пугайся, Мари, это мама!

    — Матушка? — к глазам подступили невольные слёзы.

    Всё, что во мне ещё оставалось от прежней Мари, рвануло навстречу этой красивой и статной женщине. Выглядела она точно так же, как в воспоминаниях, которые я уже видела, и на портретах.

    В тёмном бархате, с кружевной шалью на волосах, Мария Фёдоровна склонилась ко мне, обдавая тонким ароматом духов. А в её взгляде не было ни осуждения, ни недовольства. Только волнение за дочь и... любовь.

    — Я получила твою записку, милая. А ещё курьер доставил письмо от Леониллы. Она написала странные вещи. Скажи, что из этого правда? Ты действительно сбежала от мужа с другим мужчиной?

    Я выдохнула.

    В отличие от Леониллы, княгиня Березина не стала сходу обвинять дочь в уроне репутации семьи. Только что я могла сказать? Ведь всё именно так и выглядело, как подала Леонилла.

    Придётся надавить на материнские чувства. Рассказывать про письма и гадалку нельзя. Барков дал чётко понять, что любое распространение слухов может стоить мне головы!

    — Матушка! — начала я, прижимаясь губами к её руке и позволяя слезам упасть прямо на шёлк. — Я не знаю, что написала вам Леонилла, но мой муж... Мишель... У него любовница, баронесса фон Шталлер! Она подослала в наш дом свою служанку, а та несколько раз пыталась меня отравить. Потом в меня бросили нож прямо на кухне! И даже стреляли! А князь никак не пытался меня защитить. Мне пришлось бежать из Неаполя, опасаясь за свою жизнь. И что же он сделал? Обвинил меня в сумасшествии и воровстве! Но это неправда! Я лишь пыталась спастись!

    — Тогда почему тебя держат в крепости? — Березина задала вопрос, которого я боялась.

    — Простите, матушка. Этого я не могу вам сказать, не просите, — честно ответила я. — Но заверяю, в чём бы ни обвиняли меня, что бы вам ни рассказывали — я невинна! И если согрешила где, то только по наивности своей, а не от злого умысла.

    Я бормотала что-то ещё, спеша вытолкнуть на поверхность, озвучить эмоции, которые душили колючим комком. Чужие эмоции, не мои, но ставшие моими.

    Княгиня слушала, не перебивая. Я не знала, о чём она думает. Осуждает дочь? Сочувствует ей?

    Меня прервал священник. Он вернулся с большой просфорой, давая понять, что наше время вышло. Матушка похлопала меня по руке и снова спряталась за занавеской.

    Я же судорожно вдохнула, запирая эмоции, промокнула слёзы платочком и с поклоном приняла освящённый хлеб. Затем набросила вуаль, чтобы скрыть покрасневшие веки, и покинула собор вслед за служанками и охраной.

    Вечером, выбирая чистую сорочку для сна, я вдруг вспомнила о бумажке, которую передал Александр. Нащупала её в складках ткани, но тут же убрала руку.

    Ничего не говоря Груне, я взяла сорочку, удалилась в уборную и там, в одиночестве, развернула записку.

    Там была всего одна строчка. Но почерк — знакомый до боли. Настолько знакомый, что горло перехватило от нахлынувших чувств, перед глазами на миг потемнело и буквы запрыгали.

    Солёная капля упала на бумагу, смешалась с чернилами. Но я не плакала, я улыбалась. Счастливо и немножко безумно.

    «Мари, я делаю всё, чтобы вернуться к вам!» — перечитала, наверное, раз десять. А потом прижала записку к груди.

    Вместо подписи там стояла затейливая буква «М».

    Значит, я не так одинока, как думала. Есть люди, которые там, за стенами крепости, борются за меня. Рискуют, передавая записки и устраивая свидания. Такие, как отец Агафангел и мой брат Александр...

    Записку отчаянно хотелось оставить себе, держать у сердца, перечитывать снова и снова. Но я прекрасно понимала — нельзя. Слишком пристально за мной следят, слишком цепкий взгляд у Дуняши.

    Со вздохом сожаления я порвала её на мелкие кусочки и проглотила, запив водой из кувшина. Бумага царапала горло, но я почти не заметила. Меня переполняла надежда.

    «Мари, я делаю всё, чтобы вернуться»...

    Вернуться ко мне!

    Я поплескала в лицо холодной водой, сжала губы в полоску, чтобы они не выдали моей радости, и с постным видом вернулась в комнату.
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    Следующие пару дней я держалась только на этой надежде. Почти беспрестанно думала о Святославе. О том, где он сейчас, как его рука, не разболелась ли снова рана, все ли в порядке со здоровьем?

    Это немного отвлекло меня от мрачных мыслей о собственном будущем. А на утро третьего дня случилось новое чудо: в мою обитель скорби внезапно явилась матушка.

    Не знаю, какие связи ей пришлось поднять, сколько раздать золота или авансов, но она появилась в моем узилище во всем блеске знатной дамы. Роскошное платье, отделанное светлыми блондами, плащ с меховой опушкой, высокая прическа, аромат фиалковых духов и сверкание перстней, надетых поверх перчаток.

    — Мари, дитя мое! — она бросилась ко мне, уронив плащ и забыв откинуть вуаль.

    — Матушка! — я так же порывисто обняла ее и расплакалась.

    В тот миг мне даже анализировать не хотелось, чьи именно это эмоции — мои или тела. Слишком много всего накопилось в душе, слишком многое мне пришлось пережить. Появление этой женщины с ее безграничным теплом прорвало плотину.

    Когда мы немного успокоились и вспомнили о приличиях, княгиня Березина отправила служанок за чаем. Затем покосилась на открытую дверь, за которой виднелся краешек слишком пышной юбки Дуняши, и перешла на немецкий:

    — Детка, я постаралась узнать обо всем как можно больше. Должна сказать тебе, что... — она снова покосилась на дверь. — Та дама, что огорчила тебя своими отношениями с твоим мужем...

    Я поняла, о ком речь, и тихонько кивнула. Даже если «Дуняша» не знает немецкого, она вполне может услышать знакомые фамилии и донести.

    — Та дама, — княгиня поджала губы и сказала еще затейливее, — она близкая родственница одного важного человека. Не буду называть имя, наверняка ты и сама его знаешь. Но, боюсь, твое содержание в этих палатах, — она обвела взглядом скромное убранство моей тюрьмы, — связано именно с этим.

    Я непонимающе нахмурилась.

    — Матушка, не могли бы вы пояснить?

    — Имя, — она поиграла бровями. — Девичье имя той дамы знаешь?

    Я судорожно вздохнула, прижимая к губам платок.

    И почему раньше не догадалась? С самого начала ведь знала об этом! Точнее, Мари знала, что ее внезапная неаполитанская подруга и по совместительству любовница мужа — урожденная Бенкендорф!

    Так вот где собака зарылась! Письма? Ну да, хороший предлог запугать бедную женщину и держать здесь под присмотром. Только, видимо, не в них дело, они лишь вершина айсберга, а проблема — намного глубже. Знаменитый дядюшка обеспокоен репутацией рода.

    Если императору станет известно, что родственница начальника Третьего отделения заподозрена в связях с иностранной разведкой… полетят важные, очень важные головы!

    Поэтому Александр Христофорович сделает все, чтобы этого не случилось.

    — Да он меня в брусчатку вколотит! — вырвалось у меня.

    Княгиня ответила выразительным взглядом. Но я уже спохватилась, бросилась ей в ноги и, не скрывая вновь набежавших слез, горячо зашептала:

    — Матушка, помогите мне выбраться отсюда! У вас есть связи. Я готова на ссылку, готова поклясться на Библии, что покину Петербург и до самой смерти ноги мои моей тут не будет. Оборву все связи со светом!..

    — А Мишель? — ровным тоном осведомилась она.

    — Мишель? А что с ним?

    — Мне сообщили, что третьего дня он сошел с корабля в Севастополе и следует в Петербург. Вы все еще муж и жена. Но вряд ли он захочет отправиться с тобой в изгнание.

    Ответ сорвался с моего языка раньше, чем я его осознала:

    — Развод, матушка! Мне нужен развод! Помогите подать прошение императору, я знаю, вы можете!

    — А причина? Нужна очень веская причина, Мари, одной измены тут мало. Князь мужчина молодой, ветреный, император может его и простить. Ведь и сам не святой, — тут она на всякий случай перекрестилась.

    — Есть и причина, матушка! Я уже говорила, супруг не защитил меня от смертельной угрозы. Бог с ними, с этой девицей и с его изменами. Я не хочу быть рядом с человеком, который пустил в наш дом змею и позволял ей меня травить!

    Княгиня окинула меня задумчивым взглядом. Помолчала минуту, затем вздохнула:

    — Что ж, есть один выход, дитя мое. Подать прошение на раздельное проживание для начала. Если тебе и правда ссылку назначат, отправься в наше имение в Марьино. Там ты будешь в безопасности, Барятинского туда не пустят, если он осмелится явиться. Но вот приданое...

    Она опустила взгляд, покрутила кольцо на пальце и вдруг улыбнулась легкой, лукавой улыбкой женщины, задумавшей изящную месть.

    — Приданое ему тоже придется вернуть. Я лично внесу этот пункт в прошение государю.

    Я смотрела на нее круглыми от восхищения глазами.

    Да она просто гений! Я ведь совершенно выпустила из виду такой важный нюанс, как приданое Мари. А зря!

    Род Березиных был не только знатен, но и очень богат. В частности отец Мари, Иван Иванович, преумножил наследство, построив целый ряд небольших заводов, на которых работали его же крепостные, но за деньги. Кирпичный, сыроваренный, мануфактурный...

    И тут же меня посетила новая мысль: уж не потому ли Барятинский так спокойно ждал смерти жены, что не хотел возвращать ее деньги? А есть ли там что возвращать или уже все потрачено на любовниц?

    — Матушка, — я чуть отстранилась, — в Неаполе я несколько дней провела в сильной горячке, поэтому кое-что позабыла. Скажите, как велико было мое приданое?

    — Тридцать тысяч рублей золотом, — Мария Федоровна начала загибать пальцы.

    — И еще домашней утвари и нарядов на ту же сумму.

    Тридцать тысяч золотом! Да это неслыханные деньги!

    Я на миг прикрыла глаза.

    Фрейлина императрицы получала шестьсот рублей в год! При этом жалования хватало на пошив платьев, обувь, вызов кареты для поездки к родственникам и подарки. Конечно, фрейлины жили при Дворе «на всем готовом», но и там требовалось доплачивать за лишние свечи, вызов куафера или ремонт одежды.

    Барятинский получил сразу огромную сумму, плюс... сдается мне, он даже на гардероб молодой жены не тратился — на тряпки любящая мать точно не поскупилась.

    — Сестры твои получили, конечно, больше, — продолжала она, — но и замуж вышли раньше, и мужа у них более знатные. Отец настоял, чтобы тебе достался тот набор аквамаринов, который так шел к твоим глазам. А для Леони и Олли заказали похожие из рубинов и изумрудов.

    — Матушка, — я невольно закусила губу, — что будет, если Мишель не отдаст приданое? Я боюсь... он его уже растратил. Его... "мадам" носит неприлично огромные изумруды. И Мишель одевался по самой последней моде, тогда как я...

    Березина прошлась понимающим взглядом по моему домашнему платью. Оно было новым, купленным Груней уже здесь, в Петербурге, но весьма скромным. Такое подошло бы мещанке, но никак не княгине.

    — Вижу, милая, все вижу, — мать со вздохом похлопала меня по руке. — Мишель в ногах у меня валялся, когда просил твоей руки. Обещал сделать тебя счастливой. Я поверила ему, а теперь...

    Она поджала губы и выпрямилась, в один момент превращаясь из сердобольной матушки в холодную светскую львицу. В ее глазах мелькнул металлический блеск. Холодный и острый.

    — Теперь, — повторила она уже совсем другим тоном, без капли мягкости и сожалений, — все будет иначе. Мишель заплатит за то, что посмел нарушить свои обещания. Я сделаю все, чтобы вырвать тебя из этого брака!
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    Когда вернулась Груня с чайным подносом, нам пришлось прервать разговор.

    Впрочем, уже и так всё было ясно. Маменька оказалась совсем не такой, как я о ней думала. Воспоминания Мари создали у меня ложное впечатление бессердечной женщины, готовой отдать дочь замуж за любого мерзавца, лишь бы это было «на благо семье». Но теперь, узнав её лично, я поняла: она искренне заботилась о своих детях. Да, её понятие «счастливого брака» соответствовало воспитанию и эпохе, но она действительно желала Мари добра, как и двум другим дочерям.

    В глазах Марии Фёдоровны Мишель Барятинский был лучшим выбором, чем нищий Мещерский. За Мишелем стояли знатный род, приличная должность и деньги. А ещё — его клятвы сделать супругу счастливой.

    Может, давая их, он тоже был искренен? Но если так, то когда всё сломалось?

    Я смаковала крепко заваренный чай, аккуратно пробовала пирожные и одним ухом слушала, как маменька рассказывает про других детей, про благотворительный проект, который она организовала вместе с императрицей, про выглянувшее солнце и весенние цветы.

    Но сама думала о другом. О браке Мари и Мишеля. И чем больше думала, тем больше начинало казаться, что в случившемся виноваты оба.

    Мари не просто не могла, она не хотела забывать Станислава. Не хотела становиться счастливой с другим. Для неё брак был наказанием, на которое она сама себя обрекла. Она шла под венец как на эшафот, и никакие попытки мужа сблизиться не изменили её отношения.

    Сколько Мишель терпел холодность жены и жертвенный вид, с которым она ложилась в супружескую постель? А потом тот выкидыш, о котором шептались служанки... Она восприняла его как доказательство, что должна и дальше нести свой крест. Потому, наверное, и не сопротивлялась, когда её стали травить. Просто тихо угасала, отдав себя в руки судьбы. Мечтала о встрече с любимым там, за порогом жизни...

    Только любимый всё это время был жив!

    От досады я дёрнула рукой, ставя чашку, и та звякнула о фарфоровое блюдце.

    — Милая, тебя что-то беспокоит? — мать тут же одарила меня цепким взглядом. — Ты выглядишь бледной.

    — Это всё климат, — я поспешила развеять её подозрения. — Мне иногда позволяют гулять во внутреннем дворе, там есть несколько клумб, деревья, скамья. Но очень мало солнца. После яркости Неаполя я здесь всё время мерзну.

    — Ты похудела, — констатировала она, задержав взгляд на тонком запястье, которое и правда выглядело болезненно хрупким. — Я упаду в ноги императрице. Сейчас все заняты подготовкой к свадьбе великой княжны, но я постараюсь добиться хотя бы выезда в имение.

    На самом деле я даже успела набрать несколько килограммов во время морского путешествия. Но они все истаяли, едва я попала в руки Геккеля, а потом и сюда — в дом для особых свидетелей. И дело было не только в отсутствии солнца.

    Нервы, стресс, неопределённое будущее, отсутствие гарантий, непонимание, как из этого выйти с наименьшими потерями... Всё сложилось одно к одному. А ещё купленные Груней припасы быстро закончились, ведь я не могла не поделиться ими со своей служанкой. За новыми покупками её не пускали. Питание же в крепости оставалось на удивление скудным и однообразным.

    Матушка провела со мной несколько часов, делясь светскими новостями под неусыпным оком Дуняши. Но перед тем как пришло время ужина, в комнату коротко постучали и внутрь заглянул конвойный.

    — Пора, — вздохнула княгиня Березина, поднимаясь.

    Я молча поцеловала ей руку. Кажется, этот порыв принадлежал прежней Мари, но мне было всё равно. Эта величественная женщина встряхнула мой тесный мирок.

    А через два дня пришла Пасха.

    С самого рассвета по коридорам носились запахи бараньего жаркого, розового масла, которым сдабривали куличи, ванили от творожных «пасок» и красного вина — от утирающих усы караульных.

    Я поддалась общему настроению: накануне вымылась, долго молилась, что в прошлой жизни мне было несвойственно. Утром велела подать то самое французское платье, уложить волосы и украсить комнату вышитыми платочками — больше ничего подходящего не нашлось.

    На службу в собор меня не отпустили, но после полудня отец Агафангел заглянул в мою келью с крестом и «теплотой» в руках. За ним тащился служка с корзиной, полной яиц, куличей, пасок, кусков окорока и ещё чего-то «скоромного» из подношений благотворителей.

    — Княгиня, Христос Воскрес! — объявил он с порога.

    — Воистину Воскрес, батюшка!

    Я радостно обнялась с немолодым священником, поцеловала крест, потом приняла благословение и крашеное луковой шелухой яйцо, помня, что только благодаря добросердечию этого человека мне повезло встретиться с матушкой и Александром.

    Корзину оставили мне.

    — Разговейтесь в честь праздника, ваша светлость, — улыбнулся священник.

    В его прищуренных глазах мелькнуло что-то такое, что я поняла: разбирать корзинку лучше самой.

    Батюшка обернулся к Груне и Дуняше:

    — А вы чего не были на службе? Вам же по крепости ходить можно! Ну-ка выйдем, болтушки. Я вам сейчас епитимью наложу за лень!

    Пока служанки лепетали оправдания в коридоре, я быстро перебрала содержимое корзины. Яйца, куличи, пасхи — всё не то. Только на самом дне обнаружился свёрток. Я моментально переложила его под подушку. Потом посмотрю!

    — Груня! — крикнула я, придав лакомствам в корзине прежний вид. — Вели самовар ставить! Будем чай пить и Бога хвалить!

    Груня убежала. Дуняша осталась, не спуская глаз с того, как я режу окорок, раскладываю на тарелке пирожки и нюхаю веточки вербы, украшенные бумажными цветами.

    Бумажными ли? Я присмотрелась. Ох, кажется, это от маменьки подарок. Цветы не бумажные — шёлковые! И связаны дорогой лентой.

    Настроение и так было солнечным, а тут вообще захотелось петь и танцевать. Улыбаясь, я схватила крашеное яйцо, сделала несколько танцевальных па по комнате и остановилась напротив Дуняши.

    — Христос Воскрес, Дуняша, — сказала я, протягивая ей яйцо. — И ты садись с нами чай пить. Нынче праздник!

    Дуняша на миг растерялась, но яйцо взяла. Переступила с ноги на ногу, глянула на дверь, потом на меня.

    — Садись, садись, — повторила я, пододвигая ей стул. — Что ты будешь? Чай? Пирожное? Окорок?

    — Я… благодарствую, ваше сиятельство, — она опустилась на краешек стула, так и держа яйцо в руках, будто не зная, куда его деть.

    Груня внесла самовар, грея трубами и расплёскивая воду. Увидев Дуняшу за столом, удивилась, но ничего не сказала. Только поставила на стол чашки, блюдца, вазочку с вареньем.

    — Светит нам нынче солнышко, — сказала я, наливая чай. — Слышишь, как птицы поют?

    Дуняша удивлённо глянула на окно, за которым было обычное серое петербургское небо.

    — Не слышу, ваше сиятельство.

    — А я слышу, — улыбнулась я. — Это я в Неаполе научилась. Там птицы круглый год поют, даже в дождь. Привыкаешь слушать.

    Груня прыснула в кулак. Дуняша посмотрела на неё, потом на меня, и вдруг уголки её губ тоже дрогнули.

    — Христос Воскрес, — сказала она тихо.

    — Воистину Воскрес, — ответила я.

    Мы пили чай, ели кулич, стукались яйцами. Дуняша выиграла три раза, Груня — два, я ни одного. Но это совсем не испортило мне настроения.

    Ночью, когда Груня уснула, я тихо достала свёрток из-под подушки и при свете луны развернула плотную ткань.

    Внутри оказался туго набитый бархатный кошелёк. Я вытряхнула его содержимое и тихо ахнула, когда на кровать упали записка, сложенная в несколько раз, пачка ассигнаций и маленькая иконка Божьей Матери в серебряном окладе.

    Первым делом я сжала иконку в ладони и на миг закрыла глаза. Потом развернула записку. Почерк был незнаком, но память Мари опознала руку маменьки.

    «Держись, дитя. Я была у императрицы. Дело движется, но медленно. Жди вестей».

    Последними я пересчитала ассигнации. В пачке было несколько десятков рублей — сумма, которой хватило бы на дорогу до Москвы и обратно.

    Деньги — это хорошо. Пусть я пока не знала, на что их можно потратить в условиях, когда тебя никуда не пускают, но интуиция тихо шептала: они пригодятся. И, может быть, даже быстрее, чем мне бы хотелось.
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    Пасха отшумела, и дни потянулись серой чередой — я уже перестала их считать. Каждое утро просыпалась с мыслью «сегодня», и каждый вечер ложилась с той же.

    Вышивала розы: красные, белые, розовые, крестик за крестиком, лишь бы занять руки и не думать. Читала Библию — для того же. Ждала.

    Птиц за окном давно не слышала. То ли улетели, то ли я перестала их замечать. Дни шли, а ничего не менялось.

    Но на четвёртый день после Пасхи дверь открылась без стука. Я подняла голову от пялец.

    На пороге стоял Иван Никитич. Обычно он заходил раз в сутки, спрашивал, не нужно ли чего, и уходил, но сегодня он выглядел как-то иначе. Подтянуто… строго.

    Дуняша встрепенулась, поправила передник, а я отложила вышивание.

    — Что-то случилось?

    Он поджал губы. Без фуражки, сюртук застёгнут на все пуговицы — обычно он расстёгивал верхнюю. Я смотрела на эти пуговицы и чувствовала, как холодеют пальцы.

    — Сегодня за вами прибудут, — сказал он негромко. — Велено быть готовой к девяти.

    — Куда?

    — Всё туда же.

    Я ждала продолжения, но он молчал.

    — Зачем?

    — Вам объяснят на месте, — комендант так и не посмотрел мне в глаза. — Прошу приготовиться.

    Он развернулся и вышел, оставив дверь открытой. Я стояла посреди комнаты, сжимая пальцы, и чувствовала, как под рёбрами медленно разрастается холод. Меня уже допрашивали, я всё рассказала. Зачем снова?

    Я подошла к окну. Двор был пуст, часовой у ворот, как всегда, перекинул ружьё через плечо. Солнце светило, и от этого света всё казалось обманчиво спокойным — словно ничего не происходит.

    А может, решение насчёт меня уже приняли? Ссылка, монастырь, каторга...

    Слова Баркова всплыли в памяти, но я заставила себя остановиться. Не гадать, не накручивать — только хуже будет.

    — Дуняша, помоги одеться.

    Она растерялась:

    — Куда?

    — Не знаю, но надо быть готовой.

    Я достала из шкафа тёмно-серое платье — то самое, в котором ездила на прошлый допрос, разложила на кровати. Дуняша посмотрела на него, потом на меня.

    — Это?

    — Это.

    Я сняла домашнее, бросила на стул. Сорочка, юбки, платье — одевалась молча, чувствуя, как по спине ползёт холодок. Волосы собрала в гладкий узел, никаких украшений, никакой косметики. Пусть видят бледное лицо и тёмные круги, пусть запоминают такой — если есть что запоминать.

    — Груня где?

    — За обедом пошла.

    — Когда вернётся, скажи, что меня увезли. И чтобы не волновалась.

    Я села на стул, сложила руки на коленях и стала ждать. Что я скажу? Кто будет спрашивать? Я заставила себя дышать ровно, вспомнила, как стояла перед Барковым, как отвечала. Справлюсь, справлюсь и сейчас. Надо.

    В коридоре послышались шаги — не один, несколько. Шли ровно, не спеша, с той уверенностью, которая бывает у людей, знающих: их здесь ждут. Я встала, поправила платье, одёрнула рукава, сделала глубокий вдох — ещё один, но это не помогало.

    Дверь открылась. На пороге стоял Строганов, за его спиной — Мерцалов. Те же серые сюртуки, те же пустые лица.

    — По поручению его превосходительства. Прошу следовать за нами.

    Я кивнула.

    — Одну минуту.

    Дуняша подала мне плащ и встала у стены, опустив глаза. Но едва я шагнула через порог, как увидела Груню с подносом. Моя камеристка побледнела, заметив мужчин. Руки её затряслись, и посуда задребезжала.

    — Княгинюшка?..

    — Меня вызывают, — я попыталась улыбнуться. — Не волнуйся. Я скоро.

    Строганов взял меня под локоть.

    — Пора.

    Оборачиваться я не стала.

    Та же лестница, те же ступени. Строганов впереди, Мерцалов сзади. Я шла, глядя в спину Строганова. Она у него была широкая и прямая, как у всех военных.

    На улице моросил дождь. У ворот стояла карета с задёрнутыми занавесками. Я села внутрь, Строганов — напротив, Мерцалов забрался на козлы. Колёса застучали по булыжнику.

    В темноте кареты лицо Строганова казалось серым, безжизненным. Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. А я потихоньку разглядывала его и думала: интересно, если спрошу сейчас, куда и зачем меня везут, он ответит? Нет, вряд ли. Лучше молчать.

    Мы ехали той же дорогой — я узнавала повороты по стуку колёс, по тому, как карета кренится на мосту. Значит, не в другое место, а на Мойку, в Третье отделение. Зачем? Может, это из-за Мишеля? Может, он написал Бенкендорфу письмо?

    Я сжала пальцы и приказала себе не гадать, не накручивать — всё равно не угадаю.

    Карета свернула во двор и остановилась. Строганов подал руку, я вышла. Тот же двор, то же здание: гранитные ступени, тяжёлая дверь, холл с мраморным полом и дорогими коврами, тот же запах воска, чистоты, казённой пустоты. В этот раз я восприняла всё это как данность. Новизна улетучилась, сменившись нарастающей тревогой.

    Меня провели по коридору в знакомую комнату.

    — Ожидайте.

    Я осталась одна. Села на стул, сложила руки на коленях, посидела минуту, потом встала — не сидится. Заходила по комнате: три шага туда, три обратно, считала, потом перестала считать. Может, сейчас войдёт не Барков, а сам Бенкендорф? Или...

    Самое страшное пришло в голову не сразу — я отгоняла его, но оно возвращалось, как муха, от которой не отмахнуться.

    Аудиенция.

    Слово ударило где-то под рёбрами.

    Я остановилась у окна, прижалась лбом к холодному стеклу. Сердце то прыгало в горло, то падало на самое дно желудка, и тогда на висках и спине выступал холодный пот.

    Император. Неужели я сейчас предстану перед императором — самим Николаем Первым, тем самым, которого знала лишь по портретам?

    Вдох, выдох, дыши, Маша, дыши глубоко, ровно. Ты справишься. Справлялась же раньше — в Неаполе, в Афинах, и тут тоже справишься. Должна.

    В коридоре послышались шаги и остановились у двери.

    Я отступила от окна, поправила платье, одёрнула рукава, сделала глубокий вдох — ещё один.

    Дверь открылась.

    На пороге стоял Барков — в другом сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, с орденом на шее. Собранный, торжественный, не такой, как в прошлый раз. Я даже растерялась на секунду — он выглядел почти нарядно.

    — Садитесь, княгиня.

    Я вернулась на стул, он опустился в своё кресло за столом.

    — Вы, наверное, удивлены, что я вновь пригласил вас сюда? — советник помолчал.

    — Причины есть. Император потребовал личного доклада по вашему делу.

    Аудиенция назначена на сегодня.

    Я сжала руки на коленях, чтобы не дрожать, но это не помогло — они всё равно дрожали.

    — Государь хочет меня видеть?

    — Да. И прежде чем вы предстанете перед его величеством, мы должны подготовиться, чтобы не вышло неловкостей.

    К концу фразы голос Баркова изменился. Стал по-отечески мягким.

    У меня в желудке всё сжалось. Эта мягкость напугала больше, чем если бы статский советник кричал.

    — Я задам вам несколько вопросов, — продолжил он. — Те, что, вероятно, задаст государь. Вы будете отвечать без лишних слов, без эмоций, только факты.

    Барков откинулся на спинку стула. Стёкла его очков блеснули, сделав лицо похожим на непроницаемую маску.

    Барков откинулся на спинку стула. Стёкла его очков блеснули, сделав лицо похожим на непроницаемую маску.

    Советник разглядывал меня так, будто решал, что делать дальше. А я замерла, чувствуя, как воздух в лёгких становится тяжёлым. Мне захотелось рвануть ворот платья, открыть окно и высунуться наружу, подставляя голову мелкому дождику. Но я по понятным причинам не двинулась с места.

    — Итак, государь спросит, почему вы бежали от мужа, а не обратились к русскому посланнику в Неаполе или к начальству вашего супруга, — Барков в упор посмотрел на меня. — Что вы ответите?

    Я открыла рот, но он поднял руку.

    — Не спешите. Подумайте.

  

  
    38.

    О чём тут думать? Посланник? Начальство? Разве кто-то из них интересовался жизнью русской княгини? Ее никто не навещал, не было даже попыток узнать, почему изысканная красавица, фрейлина императрицы перестала появляться на приемах!

    В Неаполе Мари была совершенно одна. Ни родственников, ни денег. Шиповскую к ней не пускали, личную горничную убили. Я не собиралась повторять её судьбу.

    — Я была беззащитна. Испугана. Я боялась, что муж объявит меня сумасшедшей и что посланник поверит ему, а не мне.

    Барков чуть заметно покачал головой.

    — Слишком длинно. И слишком эмоционально. Государь не любит, когда ему рассказывают о страхах. Ему нужны факты. Скажите так: «Я была одна в чужой стране. Муж лишил меня средств и объявил душевнобольной. Я не могла быть уверена, что русский посланник не исполнит его просьбу и не поместит меня в лечебницу».

    Он сделал паузу.

    Я хотела возразить, что Мишель объявил о моём сумасшествии позже, когда я уже сбежала. Но поняла, что лучше не спорить. В конце концов, какая разница, когда это случилось?

    — Это подчеркнёт безвыходность вашей ситуации, а так же отсутствие умысла против мужа, — добавил Барков, видя, что я колеблюсь. — Вы не бежали — вы спасались. Понимаете разницу?

    Я кивнула.

    — Хорошо. Повторите.

    — Я была одна в чужой стране. Муж лишил меня средств и объявил душевнобольной. Я не могла быть уверена, что русский посланник не исполнит его просьбу.

    — Добавьте: «и не поместит меня в лечебницу», — закончил за меня Барков. — Иначе фраза повиснет. Запомните.

    Он помолчал, затем продолжил:

    — Второе. Государь спросит о письмах. Почему вы писали великой княжне о предсказании, зная, что такие сведения могут поколебать доверие к императорской фамилии?

    — Потому что была молода. Глупа, суеверна. Я испугалась за жизнь великой княжны и не подумала о последствиях.

    Барков молчал. Потом снял очки, промокнул спинку носа платком, надел обратно.

    — Это не годится, княгиня. Во-первых, государь не поверит, что фрейлина императрицы, воспитанница лучшего пансиона, была глупа. Во-вторых, суеверие — не порок, но и не оправдание.

    Я сжала руки на коленях.

    — Что же мне сказать?

    Он выдержал новую паузу, потом добавил тише:

    — Женская впечатлительность, княгиня. Горячное состояние. Это прощают.

    Политический расчёт — нет. Вы поняли?

    Я кивнула.

    Значит, мне нужно притвориться слабой, растерянной, почти безумной — какой угодно. Главное, не отдающей отчёта своим поступкам.

    — Повторите.

    — Я была в горячке после смерти близкого человека. Мне казалось, что если я не предупрежу, на моей совести будет ещё одна смерть. Я не думала о политике, только о душе.

    — Хорошо. Теперь третье. Государь спросит, что вам известно о заговоре.

    Я открыла рот, но он снова остановил меня жестом.

    — Здесь вы будете отвечать только то, что уже рассказали мне. Покушения, связь вашего мужа с сомнительными личностями, подозрения на датский след. Ни слова

    о господине Мещерском. Государю не нужно знать, какую роль он играл в вашем спасении. Это детали, которые его не интересуют.

    — Но он же мой...

    — Ваш спаситель, — перебил Барков сухо. — И офицер, выполнявший особое поручение. Этого достаточно. Если государь спросит, кто вас сопровождал, назовите фамилию Крушинский и скажите, что он был нанят для охраны.

    Подробности оставьте при себе.

    Я хотела возразить, но он посмотрел на меня так, что слова застряли в горле.

    — Вы понимаете, княгиня, что сейчас на кону не ваша романтическая привязанность, а ваша свобода? Говорите только то, что нужно. Ничего лишнего.

    Я сжала зубы и кивнула.

    — Теперь, — тон советника вновь смягчился, — поговорим о том, как лучше подать вашу историю. Император ценит искренность, но не терпит скандалов. Вы должны выглядеть запутавшейся, но не злонамеренной.

    Он помолчал.

    — О муже. Не жалуйтесь на него слишком громко. Скажите, что вы простили его, но не можете больше жить с человеком, который не защитил вас. Государь не любит, когда женщины выносят сор из избы. Ваше горе должно быть тихим и достойным.

    — А если я не простила? — вырвалось у меня.

    Барков усмехнулся.

    — Вы можете не прощать, княгиня. Но государю об этом знать необязательно.

    Я проглотила слова возражения.

    — О предсказании, — продолжил он. — Говорите о нём как о детской страшилке, которой вы больше не верите. Вы переросли эти глупости. Сейчас вы смотрите на них с улыбкой, как на болезненное наваждение, которое прошло.

    Он одарил меня многозначительным взглядом, потом жёстко добавил:

    — И ни слова о баронессе фон Шталлер. Это семейное дело, не государственное. Если государь спросит о ней — скажите, что не помните подробностей, всё смешалось в горячке. А лучше вообще о ней не упоминайте. Её не было ни в вашей жизни, ни в жизни вашего мужа.

    Я ощутила, как мои глаза расширяются, и вдруг поняла.

    Всё это. Весь этот спектакль под названием «репетиция». Барков здесь не ради того, чтобы помочь мне. Он защищает своё ведомство! Репутацию Третьего отделения — и это приказ, отданный свыше.

    — Вы знаете, кто она, — сказала я, глядя в его глаза сквозь стёкла очков.

    Барков посмотрел на меня долгим, напряжённым взглядом.

    — Я многое знаю, княгиня. И вы тоже. Но есть вещи, о которых лучше молчать. Ради вашей же безопасности.

    — Тогда что я должна сказать?

    Он немного расслабился.

    — Скажите, что хотите развода и возможности скромно жить в тишине, вдали от света. Не просите наказать мужа или вернуть приданое. Только покоя.

    — Разве я не должна желать справедливости?

    — Нет, не должны. Или забыли, что вы христианка? — усмехнулся Барков. — Вам уже даровали главную ценность — вы живы. Остальное в руках Божьих и его величества.

    Я опустила взгляд, чтобы скрыть сарказм. Но в голосе он всё же прорвался:

    — Вы готовите меня не к защите, а к полной капитуляции.

    — Я готовлю вас к выживанию, княгиня, — поправил он спокойно. — Разницу чувствуете? Вам повезло, что я должен вашей семье. Иначе бы этого разговора не случилось.

    Семья?

    Я резко выпрямилась.

    Он упомянул о семье? Неужели это матушка постаралась через императрицу? Или брат Александр?

    Не дожидаясь ответа, советник потянулся за колокольчиком.

    — Сейчас вас отвезут к государю. Будьте скромны, отвечайте тихо, смиренно, не перебивайте. Если его величество начнёт гневаться — молчите и ждите. Не оправдывайтесь, не плачьте. Просто молчите.

    Прежде чем вызвать конвойного, он добавил ещё, глядя на меня с почти человеческим теплом:

    — Вы умная женщина, княгиня. Думаю, справитесь.

    В кабинет на звук колокольчика заглянул Строганов. Я поднялась и была уже на пороге, когда в спину долетела ещё одна фраза:

    — На аудиенции будете только вы и государь. Но если вы решите воспользоваться ситуацией и сказать что-то лишнее...

    Он не закончил. Не надо было. Я и так всё поняла.
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    У крыльца Третьего отделения стояла знакомая чёрная карета. Строганов помог мне сесть, я привычно выпрямила спину и уставилась в закрытое окно, стараясь не гадать, куда меня везут. В Зимний дворец? Или уже в Летний? Императорская семья делила время между двумя резиденциями, переезжая со сменой сезонов.

    Сейчас весна, только что отгремели пасхальные торжества, началась «Красная горка» — неделя, когда играли свадьбы, радуясь завершению зимы и долгого поста. Знатные семьи не пренебрегали этим обычаем, считая красивую весеннюю свадьбу удачным завершением сезона. На самых громких торжествах положено присутствовать императору или наследнику...

    Значит, государь ещё в городе.

    Карета остановилась. Строганов подал руку, я вышла, мельком огляделась под густой вуалью и едва не споткнулась.

    Мы стояли во внутреннем дворе особняка пыльно-розового цвета — того самого, который в этом времени называли «цвет бедра испуганной нимфы».

    Я узнала его. Особняк Строгановых на Мойке.

    В моей прошлой жизни я бывала здесь на концертах, бродила по гостиной с обоями из «Ложи Рафаэля». А теперь меня привезли сюда как узницу. Да, судьба иной раз любит пошутить, но как-то чересчур жестоко.

    Мои воспоминания наложились на легкий страх Мари. Она тоже бывала в этом доме и помнила хозяйку — Софью Владимировну, урождённую княжну Голицыну. Сухопарая немолодая дама пользовалась большим уважением императорской четы, и сам Николай Павлович частенько заглядывал в этот дом.

    Мари случалось сопровождать императрицу в поездках «по старым нашим любезным приятельницам», и она хорошо помнила удивительно умный взгляд тёмных глаз графини Строгановой.

    Между тем мой сопровождающий подвёл меня к другой карете — изящной, лакированной, даже нарядной, с гербом Строгановых на дверцах и попонах.

    — Княгиня, я позволил себе одолжить карету тётушки, — сказал он, — дабы избежать сплетен.

    — Благодарю вас, сударь, — ответила я, устраиваясь на пышных подушках насыщенно-винного цвета.

    Строганов сел напротив и стукнул в стенку кареты, подавая сигнал к отправлению.

    Я припомнила, что графиня к этому времени давно была вдовой и нередко выезжала в трауре, направляясь в церковь или на кладбище. Вряд ли кто-то из знакомых удивится, увидев в её карете даму в тёмном, скрывающую лицо, да ещё в сопровождении племянника.

    Впрочем, чужое мнение сейчас меня не волновало. Я смотрела на город — такой родной и такой чужой, знакомый до каждой улочки и совершенно не мой. Набережные, дворцы, люди в экипажах и пешие — я чувствовала себя призраком, который видит свой мир, но не может к нему прикоснуться.

    Судя по всему, мы ехали в Зимний дворец.

    От Мойки до Дворцовой площади пешком всего семь минут, особенно если нырнуть в арку Главного штаба... Но мы свернули направо, проехали вдоль реки, и я жадно ловила взглядом здания с вывесками, где мелькали «яти» и апострофы.

    Вот мелькнул знакомыми перилами Певческий мост, и мы снова въехали во двор — внутренний двор старой части Зимнего дворца, полный телег с дровами, углём, продуктами и ещё Бог знает чем. Шум стоял невообразимый, так что на нашу карету никто не обращал внимания.

    Строганов вышел первым, отдал команду сопровождающим, и нас быстро и ловко провели к одной из боковых дверей.

    Лестница — простая, без особых украшений, не то фрейлинская, не то вовсе служебная. Запахи горящего воска, масла, ароматы пачули, фиалки и сандала. Под ногами — суконная дорожка. И наконец маленькая комната в строгих синих тонах, с тёмной мебелью и белым потолком, щедро украшенным лепниной.

    Я помнила восстановленный кабинет императора — он выходил окнами на Неву, поражая размерами и великолепным видом. Здесь же окна были небольшие и аккуратно задрапированы синими портьерами с золотыми кистями. Я не могла понять, в какой части дворца нахожусь, и не осмеливалась сдвинуться с места, чтобы подойти к окну.

    Строганов оставил меня на пороге и вышел.

    Я вздохнула, заставляя себя не двигаться, и обратилась к памяти Мари. Похоже, император любил устраивать провинившимся долгое ожидание, исподволь наблюдая за человеком. Зимний дворец так часто перестраивали и улучшали, что практически в каждой комнате был свой «секрет» — балкончик или галерея наверху, двери, спрятанные за обшивкой, слуховые трубки, «глазки». Не только в старинных замках Европы монархи желали всё знать о своих приближённых.

    Я стояла, опустив взгляд, приняв самый скромный и смиренный вид. Рассматривала свои руки — тонкие пальцы, узкие кисти — в полупрозрачных перчатках.

    Скользнула взглядом ниже — на подол платья. Коричневая шерсть, напоминающая школьные платья эпохи СССР, выглядела почти оскорбительно на фоне тонкого шёлкового ковра и дорогой обивки стен.

    А уж мебель… Чёрное дерево со вставками из перламутра, дорогой чернильный прибор из чернёного серебра с золотыми деталями, статуэтки из нефрита, или жадеита…

    Кабинет мужской, дорогой, но кажется, не императорский. На стене нет карты, не видно гербов. Скорее всего, кто-то из великих князей одолжил отцу кабинет для аудиенции. Тайной аудиенции с непредсказуемым результатом.

    Монастырь? Ссылка? Или то, что для меня страшнее всего — возвращение к мужу?

    Я стояла, чувствуя, как под платьем тяжелеют ноги. Шёлковый ковёр пружинил под подошвами туфель. Где-то за стеной часы отбивали минуты. Я считала удары, но сбилась на пятом. Руки начали дрожать. Не помогло даже то, что я сжала их крепче.

    В голове бесконечным рефреном звучали фразы, которые Барков велел запомнить: я была одна в чужой стране, муж лишил меня средств и объявил душевнобольной, я была в горячке после смерти близкого человека, я не думала о политике, я думала о душе, я простила мужа, но не могу больше жить с человеком, который не защитил меня, развод и покой…

    Вдруг драпировка слева дрогнула. Я услышала шаги — ровные, уверенные, без спешки. Головы не подняла, так и сверлила взглядом пол, а от каждого шага по спине пробегала ледяная волна.

    Шаги остановились напротив. Тишина сгустилась, процент кислорода в комнате будто уменьшился — мне резко стало его не хватать. Я замерла, боясь шевельнуться.

    — Вы всё так же хороши, княгиня, — раздался надо мной усталый мужской голос.

    Тело сработало само, заученно склоняясь в глубоком реверансе. Я застыла в неудобной позе и только тогда заметила, что руки так и продолжают дрожать.

    — Поднимитесь, — сказал он. — Я хочу с вами поговорить.
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    Я выпрямилась, подняла голову — и на секунду забыла, что нужно дышать.

    Передо мной стоял высокий, хорошо сохранившийся мужчина в простом чёрном мундире. Не парадный портрет и не гипсовый бюст — живой, с бледным лицом, выразительными голубыми глазами, вокруг которых тянулись тонкие ниточки морщин, и щегольскими усами, чуть тронутыми сединой.

    По меркам XXI века он был ещё молод — всего сорок семь. Но у него уже просматривались залысины, волосы вокруг которых слегка курчавились, и это делало его почти домашним, почти обыкновенным.

    Я с трудом сдержала изумление — привыкла считать, что Николай Первый и в жизни выглядит как на официальных портретах, но память Мари услужливо подкинула воспоминания: ей по долгу службы порой приходилось встречать императора в домашнем халате, пьющим кофе возле неприбранной постели.

    — Я готова ответить на любые ваши вопросы, ваше величество, — произнесла я, опуская голову.

    Смотреть в глаза самодержцу было не только неприлично, но и опасно.

    Николай Павлович занял кресло, продолжая меня рассматривать. Я стояла, чувствуя, как тяжелелеют ноги, как под платьем мелко дрожат колени.

    — Как вам понравился Неаполь? — спросил он.

    — К сожалению, ваше величество, — начала я и запнулась, ощутив, как пересохло в горле, — я мало что видела в этом прекрасном городе. По приезде меня свалила горячка, и я почти не выходила из дома.

    — Поэтому вы так быстро покинули город? — в голосе монарха прозвучала насмешка.

    Я быстро глянула на него и вновь опустила голову, чувствуя, как внутри поднимается тот самый ужас, который мне уже пришлось пережить. Как наяву услышала свист пролетевшего мимо клинка. Ощутила холодный пот, выступивший на груди, и липкий страх, что следующая попытка убить меня может удалась.

    Мне понадобилась целая минута, чтобы справиться с приступом паники. Только потом я заговорила, стараясь, чтобы голос звучал сдержанно, без лишних эмоций:

    — Я покинула город, ваше величество, в надежде сохранить свою жизнь. Сильные мужчины сражаются, слабые женщины — убегают. Я слабая, ваше величество. У меня не было ни сил, ни средств, чтобы защитить себя от опасности, которая грозила на каждом шагу. Австрийский посланник и его жена не дадут мне солгать — на меня покушались прямо на приёме в их доме.

    Я замолчала, с трудом удержав язвительные слова о Мишеле.

    Барков предупреждал: отвечать на вопросы, не задавать их самой.

    Император уже знает ту версию, что подготовили Бенкендорф и другие. Встреча со мной — скорее уступка матери или брату, не мне. Одна из дюжины девочек, живущих подле императрицы, для Николая Павловича всё равно что бабочка-однодневка: сегодня здесь, завтра замужем, послезавтра умерла — и хорошо, если успела оставить наследника.

    — А ваш муж? — спросил он. В его голосе исчезла насмешка, остался только въедливый, тяжёлый вопрос. — Почему он не защитил вас?

    Император ждал. Чего именно? Моей истерики, рыданий, обвинений?

    У меня задрожали губы. Я на секунду с силой их сжала и ответила ровным тоном:

    — Ваше величество, мой супруг когда-то клялся перед Богом хранить и беречь меня, обращаться «как с немощнейшим сосудом». Но не справился со своим обещанием. Я... простила его. Однако смиренно умоляю не возвращать драгоценность тому, кто не сумел её сберечь.

    Я старалась держаться так, чтобы одновременно не оскорблять его величество прямым взглядом и при этом видеть его лицо. Потому что вести диалог, не видя реакции собеседника, для меня оказалось мучительным.

    — Вот как, княгиня, — император чуть прищурился, — вы считаете себя драгоценностью?

    И снова эта насмешка. Не оскорбительная, скорее снисходительная. Но я отрицательно покачала головой.

    — Что вы, ваше величество. Я была драгоценностью. Юной, прекрасной, наивной, верящей в светлые чувства девушкой, готовой по завету Божьему создать семью и беречь её перед лицом Бога и Государя. Теперь... — я развела руками, глядя на своё невзрачное платье, на худые руки, на всё, что осталось от той Мари, — вы сами видите, как на мне сказалась жизнь с мужем.

    На этот раз я всё же взглянула ему в лицо. Именно я, не Мари. Женщина, прожившая свою жизнь в одиночестве, но так, как хотелось ей, а не обществу. Да, у меня были случайные связи, были романы. И да, я раз пять могла выйти замуж, но не сделала этого.

    Может быть, потому что в той жизни не встретила нужного человека.

    Не знаю, что император увидел в моих глазах, но что-то в его лице изменилось. На секунду мне показалось, что моя дерзость вызвала в нём не гнев, а усталое понимание. И чтобы закрепить в нём это чувство, я вновь смиренно опустила глаза.

    — Я приму вашу волю, государь, — сказала я, принимая вид жертвы, как учил меня Барков, — и буду молиться о здоровье душевном и телесном князя Барятинского.

    Николай Павлович задумался, продолжая сверлить меня тяжёлым взглядом.

    Я разглядывала ковёр под ногами, лелея глупую надежду, что император помнит ту Мари, которая несколько лет почти каждый день была рядом с его дочерьми.

    Мэри, Олли и Адини — его любимицы, которых он баловал и старался ни в чём им не отказывать. Мэри, нынче герцогиня Лейхтенбергская, к этому времени уже родила мужу дочь Марию и ожидает сына Николая. А выглядит наверняка гораздо лучше, чем я, хотя я сейчас всего на год её старше. Снадобья синьоры Чиччолы, морское путешествие, крепость и постоянная нервотрёпка не пошли на пользу ни лицу, ни телу Мари.

    Император вздохнул и вдруг спросил точно так же, как Барков:

    — Скажите мне, княгиня, почему вы бежали от мужа, а не обратились к русскому посланнику в Неаполе или к начальству вашего супруга?

    В голове чётким эхом раздался голос чиновника. Я повторила его слова, стараясь, чтобы они не звучали как вызубренный урок:

    — Я была одна в чужой стране. Муж лишил меня средств и возможности общения с близкими. Практически он объявил меня душевнобольной. Я не могла быть уверена, что русский посланник не исполнит его просьбу и не поместит меня в лечебницу. Ведь Мишель числился на службе на хорошем счету.

    Император посмотрел на меня ещё пристальнее. Я напряглась, ожидая вопросов о письмах, но, к моему удивлению, он не сказал о них ни слова.

    — Мария Николаевна узнала, что князь Барятинский прибыл в Петербург, — сказал он вместо этого. — Думаю, в ближайшее время она пришлёт вам приглашение на музыкальный вечер или благотворительный приём. Вы желаете навестить герцогиню вместе с мужем, княгиня?

    Я почти рухнула на колени, в последний момент изобразив реверанс.

    — Нет! Прошу вас, ваше величество, это слишком горько для меня! Я всегда рада служить Марии Николаевне, но только... одна!

    Николай Павлович поморщился, и я заговорила быстрее, боясь, что он перебьёт:

    — Я молю не о себе, ваше величество. Я прошу не заставлять меня встречаться с мужем ради доброго имени августейшей фамилии и наших семей. Пусть человек, посмевший ввести в заблуждение своего императора, будет изобличён без моего участия.

    — Ввести в заблуждение? — нахмурился он.

    — Разве князь Барятинский не сообщил вам, — я старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал, — что я душевно больна? Что страдаю буйным помешательством, позорю его имя и покушаюсь на его жизнь?

    Император вздрогнул. О, кажется, я угадала. Что-то такое Мишель написал всем, до кого сумел дотянуться.
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    Я тут же решила воспользоваться моментом и быстро заговорила, боясь, что меня оборвут:

    — Вы сами видите, ваше императорское величество, насколько «правдивы» эти слухи. Графиня Шило́вская может подтвердить, что в Неаполе я вела себя безупречно. Австрийский посланник Фикельмон и его очаровательная супруга, чей злой язычок известен в узких кругах, расскажут вам о покушении на меня и моём поведении на приёмах. Пан Крушинский, закрывший меня собой от пули, поведает, что закрывал не безумную Мессалину, а русскую княгиню, не потерявшую своего достоинства.

    Я перевела дыхание, чувствуя, как от неудобной позы дрожат ноги и ноет спина. Всё же находиться в глубоком реверансе дольше одной минуты не так-то легко.

    — Если этого мало, ваше величество, я покорюсь вашему решению и встречусь с мужем. Только прошу вас… прийти на мои похороны. Поверьте, в этом случае вам не придётся долго их ждать.

    Я всё же не выдержала. Опустилась на пол. Колени не вынесли издевательства, отвыкли от приседаний перед царственными особами. Но меня сейчас не это беспокоило, а то, что я нарушила предписания Баркова и сорвалась.

    Он ведь предупреждал: император не любит истерик. А я тут всё накипевшее вылила на него, как экзальтированная девица.

    Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, я замерла, свесив руки, и опустила голову так низко, как только могла. Пусть император думает, что я окончательно раздавлена. Может, это меня спасёт?

    — Встаньте, княгиня, — его сухой тон заставил меня похолодеть. — Вас отвезут.

    Отвезут? Куда?

    Надеюсь, не в больницу Всех Скорбящих и не в потные ручки князя Барятинского.

    Не сказав мне больше ни слова, император ушёл. Только когда смолкли его шаги, я сумела подняться. Всё тело била мелкая дрожь.

    Казалось бы, ничего страшного не случилось. Но мысль, что от этого единственного человека, такого же смертного, как и я, зависит мой завтрашний день, вызывала панический ужас. Ни у кого не должно быть столько власти!

    Через минуту вошёл Строганов, и мы тем же порядком отправились обратно. Сначала в особняк на Мойке, потом в чёрную карету, потом в крепость.

    Всю дорогу до Петропавловки я просидела молча, разглядывая свои руки. Они всё ещё дрожали. В голове снова и снова прокручивала каждое своё слово, каждый взгляд императора. Анализировала. Пыталась представить, как выглядела со стороны. Что именно увидел Николай Павлович, глядя на меня.

    Выводы были неутешительные: слишком много сказала. И слишком мало. Барков предупреждал: не жалуйся на мужа, не выноси сор из избы. А я вынесла.

    Тяжко вздохнув, я закрыла глаза.

    Надо было вести себя иначе. Действовать сдержанно, хладнокровно. Не выплёскивать эмоции, недостойные княгини. Но всё, уже поздно.

    И ведь я читала мемуары современников этого века!

    Некоторые знатные семьи оставались семьями лишь на бумаге — супруги жили в разных домах, встречались только на свадьбах детей или похоронах близких. И как-то жили. Главным было не личное счастье, а приличия. Внешний лоск превыше всего.

    Но я так не смогу. Тем более, когда в моём сердце другой мужчина.

    А Мишель...

    Я чувствовала, что он не отпустил бы меня никогда. Слишком понравилось ему моё соперничество с баронессой, слишком удобно было иметь супругу, которая не требует внимания, но даёт право распоряжаться её приданым. Тело Мари даже после всех лишений оставалось прекрасным и желанным. И только законная жена могла подарить князю наследника.

    В этом отношении российские законы строги: бастард, даже признанный, всё равно остаётся бастардом и получает усечённую фамилию отца, даже если император своим указом передаст ему титул и земли.

    Значит — развод. Если нет, то лучше уйти в монастырь.

    Как бы ни пугала меня перспектива окончить свои дни в сырой тёмной келье, отступать я не собиралась.

    С такой мыслью я вернулась в свою комнату и опустилась на колени перед иконой, даже не ополоснув заплаканного лица.

    Слова не шли. Я лишь судорожно пыталась вдохнуть, но мешал комок в горле.

    Потом, сама не знаю откуда, они появились — тихие, сбивчивые, с долгими паузами, во время которых по щекам лились слёзы, а я тихо хлюпала носом.

    Господи, помилуй. Господи, прости. Господи, дай сил.

    За что просила прощения? О чём молила? Не знаю. Но эта потребность оказалась сильнее рассудка. Потому что в мире, где твои жизнь и смерть зависят от росчерка пера одного человека, должен быть кто-то выше этого человека. А выше царя может быть только Бог.

    Коленни ныли, платок промок насквозь, но я не могла остановиться. Мне хотелось выкричать, выплакать свой ужас перед будущим, однако я лишь тихо давилась слезами, бормоча бесконечное «Господи, помилуй».

    Утихла я не скоро.

    Груня меня не трогала, но слёзы закончились, силы тоже.

    Я поднялась с колен и велела подать чай. Потом умылась, сняла надоевшее платье и села за стол.

    На меня навалилось оцепенение. Мысли текли вялые, однообразные, а я рассеянно смотрела в чашку, где танцевали чайки, но ничего не видела, кроме тумана в глазах.

    В дверь постучали.

    Увидев коменданта, я вздрогнула. Пальцы ослабли, чайная ложка выскользнула и с глухим стуком упала на стол.

    — Ваша светлость, — Иван Никитич коротко поклонился, — велите собрать вещи. Дуняша отправится с вами, таково предписание.

    Значит, всё. Решение принято.

    Я вскинула подбородок, стараясь сохранить достоинство.

    Что ж. Ссылка. Монастырь. Постриг. Не страшно, везде люди живут. Жаль, что со Станиславом так не свиделись...

    — Груня, — сказала я, стараясь, чтобы голос не выдал мой страх, — собери мои вещи. Сверху рукоделие положи — коли дорога дальняя будет, найду чем руки занять.

    Служанка моя тотчас вскочила и уже привычно взялась укладывать сундуки. Дуняша присоединилась к ней со странным выражением на лице.

    Я, не обращая на них внимания, пригласила старого служку выпить со мной чаю — всё равно, пока сундуки не уложат, никуда отсюда не денусь.

    — А вы, Иван Никитич, — спросила я, наливая чай, — часто ли выбираетесь на гулянья?

    Он усмехнулся.

    — Когда служба позволяет, ваша светлость. В прошлое воскресенье был на балаганах. Скоморохи потешали, народ плясал — душа радовалась.

    Я слушала и думала: интересно, увижу ли я когда-нибудь скоморохов? Или мой удел отныне — только тихие кельи и ровный счёт дням?

    Мне не хотелось думать о будущем, которое выбирала не я. Поэтому постаралась сосредоточиться на разговоре с комендантом. Он оказался неплохим собеседником. Будто понял, что мне сейчас нужно.

    Мы пили чай, говорили о пасхальной неделе, народных гуляньях и красоте весенних лесов. Но чай закончился, и разговоры тоже. Иван Никитич поблагодарил меня за беседу и ушёл.

    Я поднялась и кивнула Груне.

    Не зная, что меня ждёт и куда повезут, я выбрала простое саржевое платье неброского мышиного цвета. Пока одевалась да собиралась, за окном уже и стемнело. Однако это не останавливало конвоиров: багаж вынесли, меня вывели и усадили в карету. Обычную, потёртую, без гербов и украшений.

    Стоило экипажу тронуться, как на меня навалилась апатия. Постриг, так постриг. В ссылку, так в ссылку.

    На удивление, меньше чем через час карета остановилась.

    Я подняла голову, ожидая увидеть монастырские стены или унылое казённое здание. Но лакей в ливрее распахнул дверцу и поклонился:

    — Ваша светлость! Прошу вас!
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    Я вышла, щурясь от яркого света и ничего не понимая.

    Снова внутренний двор — но совершенно незнакомый. Вокруг кареты стояли слуги с фонарями в руках. А мне навстречу бросилась высокая полная женщина и радостно обняла:

    — Машенька!

    Пока меня тискали и крепко целовали в щёки, я судорожно пыталась вспомнить, кто это.

    Женщина не юная, но, пожалуй, не старше матушки. Когда-то очень красивая. Да и сейчас хороша — свежая, румяная, с белой кожей и красивой проседью. Глаза тёмные, внимательные, но грустные. По глазам я её и узнала.

    — Елизавета Петровна! Тётушка! — из глаз хлынули слёзы.

    — Машенька, дитя моё бедное! — она обнимала меня до хруста костей. — Что они с тобой сделали!

    Всхлипнув, я уткнулась в её плечо, пахнущее дорогими парфюмами.

    — Тётушка, как вы здесь?

    — Потом, потом всё расскажу, — она отстранилась, оглядела меня с головы до ног, покачала головой. — Худенькая, бледная. Ну ничего, у меня откормишься. А теперь — в дом. Ванна, ужин, постель. Никаких разговоров до утра.

    Конечно, эту даму узнала не я, а Мари. И плакала на её плече тоже Мари, хотя мне и самой отчаянно хотелось рыдать от облегчения, что худшие опасения не сбылись.

    Княгиня Обрезкова, в девичестве Березина, приходилась (теперь уже мне) родной тётушкой по отцу. Замуж её выдали, когда Мари была ещё крошкой, и поначалу брак всем казался весьма успешным.

    За Елизаветой Березиной дали хорошее приданое, муж её обладал титулом и неплохо продвигался по службе. Но счастье было недолгим — рождённые дети умирали один за другим. Семь маленьких каменных ангелочков украсили фамильный участок на кладбище.

    Тётушка грустнела, выезжала редко, старалась благотворить, но судьба не была к ней благосклонна: однажды супруг, торопясь с каким-то отчётом к государю, провалился под лёд, простудился и вскоре умер. «От горячки простудной».

    За верную службу его вдова получила пенсию, вложила часть своего приданого по совету брата в небольшую мануфактуру и тихо жила в семейном доме, пользуясь уважением среди тех, кому оказывала помощь, и с кем сохраняла дружбу.

    Поскольку в молодости она год или два служила фрейлиной при одной из великих княжон, при дворе княгиня бывала. Тесно общалась с семьями брата и сестры, одаривала племянников гостинцами, а теперь, кажется, была выбрана дуэньей для оступившейся княгини Барятинской.

    Всё это промелькнуло в голове вперемешку с эмоциями Мари и моими.

    Наконец, тётушка разжала объятия и приказала слугам вести меня в дом, в выделенную спальню.

    — Все разговоры завтра, моя дорогая, — сказала она, расставаясь со мной на пороге. — Спешить нам некуда. Отдохни, ванна уже готова.

    У меня не нашлось сил спорить. Я кивнула, чувствуя, как отступает напряжение, как тает ледяной комок под рёбрами. Горячая ванна, чистая постель, тишина без шагов охраны за дверью — неужели это возможно?

    Всё ещё не веря, я переступила порог спальни и остановилась. Взгляд, вновь затуманенный накатившими слезами, скользнул по зажжённым свечам, по белоснежному белью на постели, по букетику ландышей на столе...

    Подойдя к окну, я глянула вниз. Там был сад и кто-то ходил с фонарём между клумб. Может, садовник, а может — сторож. Но не часовой.

    — Вода стынет, ваше сиятельство, — напомнила Груня.

    Я обернулась, чтобы принять от неё капот. Наткнулась на Дуняшу, слишком внимательно изучающую обстановку, и поняла: нет, это ещё не свобода.

    Мне сделали послабление, но это не значит, что я вольна жить как хочу.

    Спала я крепко — впервые за долгое время без тревожных снов, без страха, что разбудит грубый стук в дверь. Проснулась от аромата кофе и лёгкого звона ложечки.

    Сначала не поняла, где я. Потом вспомнила: я в доме тётушки, я свободна... И открыла глаза, боясь, что это сон.

    Княгиня Обрезкова сидела за столиком чуть в стороне от кровати и с улыбкой смотрела на меня.

    — Прости, племянница, что ворвалась, но сил уже не было ждать. За полдень давно, и поговорить нам надо!

    — Прости, племянница, что ворвалась, но сил уже не было ждать. За полдень давно, и поговорить нам надо!

    Я потёрла глаза, но тут как чертик из табакерки выскочила моя Груня и повела меня в уголок за ширму — умываться, менять сорочку на свежую, да и капот накинуть для приличия.

    Дуняша тем временем заправляла кровать, но делала это медленно, слишком медленно, то и дело поглядывая на нас. Тётушка не выдержала.

    — Ах, совсем забыла! — всплеснула она руками. — Сбегай-ка, милочка, на кухню, там у меня клубничное варенье в кладовой. Принеси, мы с племянницей чай пить будем.

    Дуняша замялась, но спорить не посмела. Я с трудом удержала улыбку. В доме тётушки никогда не водилось клубничного варенья — от одного аромата ягоды Елизавета Петровна покрывалась пятнами.

    Груню я отослала, велев ей сходить в баню и купить себе новую рубашку. Служанка радостно убежала. А я села за столик напротив княгини, сделала глоток кофе и блаженно прищурилась.

    — Спасибо, что приютили, тётушка. Даже не представляете, как я вам благодарна.

    — Ты очень повзрослела, Мари, — сказала Елизавета Петровна, рассматривая меня в безжалостном солнечном свете.

    — Так сложились обстоятельства, — вздохнула я. — Расскажите, как я очутилась в вашем доме?

    — Ты, наверное, не знаешь, — тётушка понизила голос почти до шёпота, — но мой супруг когда-то начинал карьеру вместе с Бенкендорфом. С той поры генерал не забывал нас. После смерти мужа помог выхлопотать пенсию. А вчера прислал нарочного с просьбой приютить тебя.

    Я смотрела на неё и чувствовала, как внутри поднимается горькое понимание. Бенкендорф. Конечно. Кто же ещё.

    — По распоряжению его величества. С определёнными ограничениями.

    Последние слова дались тётушке с трудом. У меня самой глоток кофе встал в горле колом. Я с трудом проглотила его и коснулась её руки.

    — Не переживайте, Елизавета Петровна! — произнесла успокаивающим тоном. — Я всё понимаю и нарушать правила не собираюсь. Расскажите, как мы с вами будем жить?

    Тётушка вздохнула, забросила в рот кусочек марципана, чтобы смягчить горечь своих речей, и всё объяснила.

    В принципе условия оказались очень и очень мягкими.

    Во-первых, мне дозволялось принимать гостей из числа родственников и членов августейшей фамилии.

    Я спрятала улыбку. Кажется, император очень хорошо знал характер своей дочери. Мария Николаевна обязательно выяснит, что князь Барятинский вернулся в столицу, не успокоится, пока не найдёт подругу детских лет.

    Во-вторых, выход на прогулку или в магазины — только в шляпе с вуалью и в сопровождении Дуняши или чиновника Третьего отделения.

    Понятно, что по магазинам в компании мужчины я не пойду — стыдно будет. Так что придётся всюду таскать за собой соглядатая.

    В-третьих, на приглашения, кроме приглашений от членов августейшей фамилии, отвечать отказом, извиняясь болезнью.

    Это будет легко. Слухи о лихорадке, которая свалила княгиню Барятинскую в Неаполе, уже добрались до Петербурга, так что никого мои отказы не удивят. Да я и сама не имею желания ходить по гостям.

    Зато мне остаются выезды в Мариинский дворец и визиты близких.

    Это было довольно неплохо, учитывая, что мне снова придётся надеть маску Мари и обдумывать каждый свой шаг, каждое слово. Но внутри шевелилось глухое раздражение. Меня перевели из каменного мешка в золочёную клетку. И выпустят только тогда, когда решат, что я безопасна.

    Дальше наш разговор перешёл к насущным делам. Тётушка призналась, что уже пересмотрела мой скудный гардероб и весьма недовольна: все вещи либо в ужасном состоянии после морского путешествия, либо вообще недостойны княгини.

    — По-хорошему, — проворчала она, — надо бы затребовать содержание с твоего супруга. По брачному договору он должен выплачивать тебе определённые средства.

    — А как это сделать? Написать Мишелю письмо? Тогда он сразу выяснит, где я.

    — И то верно. К тому же твою переписку будут читать, — вздохнула тётушка. — Генерал прислал в мой дом парочку абсолютно тупых служак и велел поселить их здесь, чтобы они следили за соблюдением безопасности и всюду тебя сопровождали.

    — Не важно, пусть читают, — отмахнулась я. — Ничего противозаконного или роняющего достоинство нашей семьи я писать не буду. Меня больше беспокоит, что Мишель может заявиться сюда.

    — Но деньги на новый гардероб тебе непременно нужны! Пока ты замужем, просить у матушки или братьев — верх неприличия.

    Тут я вынуждена была согласиться. В конце концов, Мишель получил от Березиных огромные деньги. А раз я не могу их вернуть и даже требовать возвращения (как мне уже сказал Барков), то пусть муженёк хотя бы новую одежду оплатит.

    «И драгоценности к этой одежде!» — подсказала проснувшаяся меркантильность. В случае чего, их потом можно продать, а лишние средства ещё никому в этом мире не помешали.
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    Так что, допив кофе, я позвонила в колокольчик и велела явившейся с недовольным лицом Дуняше подать мне письменный прибор. Взяв перо, обмакнула в чернила и замерла.

    Как писать человеку, который молча потворствовал убийцам жены?

    Вежливо. Холодно. Бескомпромиссно.

    Слова ложились на бумагу ровно, без единой помарки, словно писала не я, а кто-то другой, очень спокойный и очень далёкий от всего этого.

    «Дорогой Мишель. На днях я беседовала с его величеством и узнала, что буду приглашена к герцогине Лейхтенбергской на музыкальный вечер. Буду рада, если вы пришлёте мне содержание за полгода, чтобы я могла предстать перед дочерью императора в достойном виде и не посрамить род Барятинских».

    Вместо подписи я ограничилась инициалами. Не хотелось выписываться фамилией, от которой я стремилась избавиться.

    Записку вручила Дуняше в незапечатанном конверте:

    — Передай это князю Барятинскому и по возможности сделай так, чтобы он не узнал, где живу я. Его сиятельству графу Бенкендорфу точно не понравится, если князь устроит тут скандал.

    Где остановился Мишель, я не знала, но была уверена: Дуняша с заданием справится. По крайней мере с первой его половиной.

    В ответ девица потупилась, присела в книксене и пролепетала, что постарается всё исполнить. Но ни я, ни тётка её скромным видом не обманулись.

    После отправки записки тётка ушла к себе, а я села писать письмо маменьке..

    В первую очередь, конечно, поблагодарила за участие в моей судьбе, потом сообщила, что теперь живу у Елизаветы Ивановны, ожидая решения его величества. Про необходимость в деньгах умолчала, но упомянула потенциальное приглашение на вечер к герцогине.

    Напоследок я поинтересовалась, нет ли запретов августейшей семьи на какой-нибудь фасон.

    Вопрос совсем не праздный — я помнила, что император Павел, например, запрещал и модные платья с высокой талией, и многослойные жилеты, и шляпки в определённом стиле. Все запреты, конечно, обуславливались экономикой или политикой, но мне нельзя было попадать впросак и подставлять родню.

    Это письмо я также не стала запечатывать — просто приказала заглянувшей на звонок горничной положить его на поднос для отправки. Наверняка текст скопируют для Третьего отделения, но это меня не беспокоило. Лишь бы доставили адресату.

    Больше я никому писать не стала. Александру побоялась, помня, что он каким-то образом связан со Станиславом и любое неосторожное слово может стоить ей карьеры. Подруг Мари я не помнила, а тяжёлую шкатулку с письмами оставила в Неаполе. Вместе со всем, что принадлежало той, другой жизни.

    После отправки писем я ещё немного посидела у окна, глядя на сад. На душе было странно — вроде бы свободна, а вроде бы и нет. Потом вздохнула, привела себя в порядок и спустилась вниз, к хозяйке.

    Елизавета Ивановна сидела в уютной гостиной и рукодельничала. Я вежливо присела рядом, с платочком в пяльцах и шёлком в руках, и мы завели неспешную беседу о моде, общих знакомых и родственниках.

    Сама я могла рассказать только о встрече с Леонилой, да ещё передать тётушке привет от графини Шиловской. Оказывается, дамы были знакомы, и я узнала немало интересного о молодых годах графини, а заодно кучу всяких «новостей» о малознакомых или вовсе неизвестных мне людях, от которых в памяти бедняжки Мари ничего не осталось.

    Во время этой беседы выяснился ещё один нюанс — я путалась в именах, фамилиях и званиях. Сергей Голицын-старший и Сергей Голицын-младший, поручик и прапорщик, мадам и мадемуазель… В общем, тётушка удивлялась каждый раз, когда я уточняла непонятное мне.

    — Но Мари, ты же лично знакома с Голицыными! Они приняты при дворе, а младший даже осмеливался просить твоей руки, пусть и в шутливой форме!

    Я сделала грустное лицо и развела руками.

    — Тётя, я так тяжело болела в Неаполе… Иногда мне кажется, что я ничего не помню. Даже тех, кого должна была знать с детства.

    На самом деле, память Мари постепенно тускнела. Сохранившиеся в ней события и пережитые эмоции отходили в тень, заменяясь уже моими собственными. Люди, которые не оставили особого следа в её жизни, исчезли первыми, но я ничуть не жалела об этой потере.

    Елизавета Ивановна понимающе кивнула и погладила меня по руке.

    — Бедное дитя. Ничего, мы всё вспомним. Потихоньку.

    Она пообещала рассказывать мне всё, что я позабыла.

    А на следующий день к обеду приехала матушка. И снова во мне вспыхнули дочерние чувства, в которых моя собственная признательность тесно переплелась с тоскою Мари.

    Княгиня Березина расцеловалась с тёткой, осмотрела меня со всех сторон и, убедившись, что я цела, стиснула в объятиях:

    — Я рада, что аудиенция состоялась! — сказала она.

    Тут я была с ней согласна.

    — Его величество строг, но справедлив, — она вдруг перешла на шёпот: — Если бы император не хотел больше видеть тебя в столице, ты бы уже ехала в Тобольск.

    Тётушка заохала, обмахиваясь веером, а я с трудом выдавила улыбку.

    Нет, сам Тобольск меня не пугал. Да, места там суровые в этом веке, вёрсты долгие. Но нашёл бы меня там Мещерский? Или не стал бы даже искать?

    Вот что не давало покоя моему сердцу и что занимало мои мысли больше, чем собственная судьба.

    С тех пор, как брат передал мне записку от Станислава, я не получила ни единой весточки, ни одного намёка. Где он? Жив ли? Помнит ли ещё обо мне?

    В голове то и дело всплывали слова Станислава о долге и чести, сказанные им в самом начале нашего путешествия. О том, что Отечество для него превыше личного счастья. Они пугали меня. Что если он, побыв вдалеке от меня, понял, что чувства ко мне были ошибкой и признание, сорвавшееся с его уст на палубе «Сокола», всего лишь мгновение слабости?

    Я не знала ответа. И это незнание жгло меня изнутри.

    Вскоре мы сели обедать — маменька, тётушка и я. Дуняша, конечно, крутилась рядом, подавая блюда и подливая вино. Вернувшись вчера, она отчиталась, что записку передала камердинеру князя Барятинского. По описанию я узнала того самого Прошку. Однако князь до сих пор не изволил ответить.

    Разговор за столом перешёл к моде и платьям.

    — Приглашение к герцогине — это очень серьёзно! — заявила маменька. — К тому же, обновки — это лучший способ поднять настроение. Сегодня же едем к мадам Сихлер!

    Я вспомнила, что упомянутая мадам — очень известная и дорогая модистка, оказывавшая услуги самой императрице. Ее имя даже осталось в истории. И вежливо отказалась, сославшись на то, что Мишель ещё не ответил.

    — Думает, где денег взять? — фыркнула матушка. — Не вздумай облегчать ему задачу.

    — Машенька, просто переправишь ему все счета, — добавила тётушка, — а если откажется платить — пожалуешься Марии Николаевне. Уж она-то не даст ему спуску!

    В самом деле, старшая дочь императора сама распоряжалась своим приданым и не терпела, когда её близких подруг ущемляли в мелочах. Приличный гардероб для неё был мелочью, тем более папенька ей к свадьбе дворец подарил, а не просто «миллион золотом и миллион скарбом».

    В конце концов мы сошлись на том, что дадим Мишелю ещё один день. А если и завтра ответа не будет, то он сам виноват.

    Матушка и тётушка занялись обсуждением горячих сплетен. Кто с кем обручился, кто кого разорил приданым, кто уехал в деревню, кого не приняли при дворе и какую выгоду из этого можно извлечь.

    Я слушала этих интриганок вполуха, кивала в нужных местах и чувствовала, как внутри пульсирует теплый комок — тихая радость, любовь и кровные узы, доставшиеся от настоящей Мари. Но мои собственные мысли были сейчас далеко. Я думала о Станиславе.

    Единственный человек, который смог с ним связаться — это Александр. Значит, нужно снова встретиться с братом, тем более что встречи с родственниками мне никто не запрещал. Но лучше если приглашение будет не от меня.

    — Матушка, не могли бы вы устроить мне с братом встречу? Александр ведь ещё в Петербурге? — спросила я, когда княгиня Березина собралась уезжать.

    — Ох, Саша ведь говорил, что хочет с тобой повидаться! — она всплеснула руками.

    — А я запомнила совсем. Но сюда он не приедет.

    Она скользнула быстрым взглядом мне за плечо, где наострив уши стояла Дуняша.

    — Он сейчас подле цесаревича и не может надолго отлучаться. Но я знаю, где вы можете встретиться! Цесаревич со свитой часто выезжает в Летний сад. И тебе туда тоже нужно, но сначала, — она обменялась с тетушкой шаловливыми взглядами и подняла указательный палец, — обновим твой гардероб!
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    Отказаться мне не позволили. Впрочем, я и сама не собиралась запирать себя в четырёх стенах. Слишком долго я была узницей, чтобы добровольно отказываться от свободы. Даже такой — под надзором, с Дуняшей за спиной.

    Мы все трое облачились в шляпы с вуалями и поехали к модистке. Дуняша, конечно, с нами, как и двое бравого вида жандармов в штатском.

    Салон, в который меня привезла маменька, отличался роскошью. Стены, обтянутые шёлковой тафтой, большие зеркала в золочёных рамах, уютные мягкие кресла, диванчики, столики для чаепития — приёмная была копией гостиной любой знатной дамы, разве что картин не хватало и камина.

    На этом фоне моё платье выглядело совсем печально, однако мадам Сихлер узнала княгиню Березину и возмущаться моему визиту не стала.

    А через несколько минут я поняла, почему маменька привезла меня именно в этот салон и почему тётушка эту поездку горячо одобрила. Выбирая ткани для пошива новых платьев, белья и прочего, княгиня Березина словно невзначай поведала модистке о моём плачевном положении, но так хитро и деликатно, что, не сказав ни одного лишнего слова, посеяла самые жестокие подозрения относительно моего мужа.

    — Ах, мадам Сихлер, моя бедная Мари вернулась из Неаполя в этих жутких тряпках! Всё её приданое, которое мы большей частью шили у вас, осталось там!

    — Как... грустно! — глаза мадам алчно сверкнули.

    — Это вина супруга Мари, князя Барятинского, — ответила маменька с постным видом, — поэтому все счета отправьте ему. С пометкой, — тут она вздёрнула бровь, чтобы закрепить свои слова, — в счёт утраченного.

    Мадам поклонилась, но алчности в её взоре поубавилось. Она лучше многих понимала, что выбить из князя долги его жены будет сложно.

    Однако маменька добавила ещё пару слов:

    — Его величество передал моей дочери приглашение на вечер у великой княгини. Если князь откажется платить по счетам, думаю, его величество быстро об этом узнает...

    Я сидела тихо, как мышка, но внутри закипало нехорошее чувство. С одной стороны, маменька права — Мишель должен платить. С другой — я не хотела быть обязанной ему даже в этом.

    Княгиня Березина обладала безупречным вкусом, так что выбирала быстро, и уже из выбранного предложила сделать выбор мне.

    — Мари, в этом сезоне для визитных платьев вошёл в моду стальной шёлк с багряной отделкой, — сказала она, поднеся к свету несколько образцов. — Какой тебе больше нравится?

    Я провела пальцем по прохладной гладкой поверхности.

    — Тот, что темнее. И пусть отделки будет поменьше. Не хочу привлекать внимание.

    Маменька вздохнула, но спорить не стала.

    Попутно она поведала модистке о недостойном поведении моего супруга, но опять же — намёками. Ввернула фразу про аудиенцию у государя, вспомнила о встрече с Леонилой и пообещала повторный визит для примерок с образцом платья, купленного в Париже. Мадам рассыпалась в благодарностях, и мы наконец вышли на улицу, продолжая кутаться в вуали.

    Свежий воздух после душного салона ударил в лицо, и я на мгновение зажмурилась.

    — Ну что, заглянем в кондитерскую Вольф и Беранже? — предложила тётушка, прижимая платок к вискам. — Очень хочу лимонаду! Не могу поверить, что в Петербурге весной может быть такая жара!

    — Вольф и Беранже — слишком шумное место, — поморщилась маменька. — Весь Невский там бывает. Мы привлечём ненужное внимание.

    Я покивала, вспомнив, что мне не рекомендованы визиты и встречи со знакомыми.

    — Знаю одно место, — добавила она, немного подумав. — На Лиговском проспекте. При гостинице «Северная» есть небольшой буфет. Там тихо, почти никто из наших не бывает.

    — Лиговский проспект? — переспросила тётушка с сомнением в голосе. — Это ж почти окраина.

    — Зато спокойно, — парировала маменька. — Никто лишний не увидит и не донесёт.

    На том и порешили.

    Маменька и тётушка забрались в карету, переговариваясь о чём-то своём. Дуняша, как тень, скользнула следом.

    Я задержалась на секунду у дверцы, глядя на улицу.

    Невский проспект был совсем не таким, каким я знала его из другой жизни. Никаких машин, никаких рекламных щитов или толп туристов с телефонами. Вместо этого — экипажи, цокающие по булыжной мостовой, редкие прохожие в сюртуках и кринолинах, вывески на французском и немецком.

    Я села в карету, и мы поехали.

    Из окна было видно, как мелькают здания — часть из них я помнила из прошлой жизни, а часть знала только по чёрно-белым фотографиям. Сейчас они выглядели иначе. Неотреставрированные, с облупившейся краской, с вывесками лавок на первом этаже.

    Казанский собор смотрелся так же величественно, как и в моём времени, но вокруг него не было сувенирных палаток и вереницы автобусов. Только люди в шляпах и цилиндрах, спешащие по своим делам.

    Я поймала себя на мысли, что рассматриваю город как туристка, хотя должна была чувствовать его родным. Память Мари подсказывала, что она бывала здесь сотни раз, но мои собственные глаза будто видели всё впервые.

    — Мари, ты чего притихла? — спросила тётка, отрываясь от созерцания улицы.

    — Задумалась, — ответила я. — Всё смотрю, как город изменился с тех пор, как я уехала.

    — Да вроде ничего не изменилось, — пожала плечами маменька. — Те же дома, те же улицы. Разве что вывесок прибавилось.

    Я не стала спорить.

    Мы свернули с Невского на набережную, и я увидела Мойку. В моём времени здесь были гранитные набережные, по которым гуляли туристы. Сейчас набережная выглядела проще, без лишних украшений, но от этого не менее красивой. Лодки покачивались у причалов, грузчики перетаскивали тюки, где-то на углу торговка продавала пирожки.

    Я вспомнила, как гуляла здесь в своей прошлой жизни. Тогда это был музей под открытым небом, декорация, которую показывают иностранцам. А теперь — живой город, грязный, шумный, настоящий. И я была его частью.

    Маменька что-то рассказывала тётушке о каком-то знакомом, который разорился на картах. Я слушала вполуха, продолжая смотреть в окно.

    — А вот и Лиговский проспект, — сказала тётushка, выглядывая из окна. — Недалеко уже.

    Карета свернула на широкую улицу, застроенную невысокими домами. В моём времени здесь были сталинки, хрущёвки, торговые центры и бесконечные пробки. Сейчас — двухэтажные особняки, лавки, вывески мастерских. Где-то вдалеке виднелись трубы фабрик.

    — Приехали, — объявила маменька, и карета остановилась у невзрачного здания с вывеской «Гостиница «Северная»».

    Буфет находился на первом этаже гостиницы. Небольшое помещение с тёмными стенами, несколько столиков, накрытых белыми скатертями. В углу — буфетная стойка, за которой дремал пожилой мужчина в сюртуке.

    Мы заняли столик у окна. Я села так, чтобы видеть вход.

    — Здесь и правда тихо, — заметила тётushка, оглядываясь.

    — Я же говорила, — маменька поправила вуаль. — Никто из знакомых сюда не заглядывает.

    Я кивнула, глядя на улицу за окном.

    Лиговский проспект был почти пуст. Редкие прохожие — приказчик с коробкой, горничная с корзиной, офицер в шинели — спешили по своим делам. Я скользила по ним рассеянным взглядом, не запоминая.

    А потом появился… он.

    По другой стороне улицы, мимо лавки с навесом, шёл мужчина. Высокий, в тёмном сюртуке. Я не видела его лица, поднятый воротник скрывал черты. Но разворот этих плеч, осанка, походка — показались до боли знакомыми.

    Станислав.
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    — Мари? — услышала я голос маменьки, но не ответила.

    Потому что уже вскочила, с грохотом опрокинув стул, и бросилась к выходу. За спиной кто-то охнул — то ли тётушка, то ли маменька. Дуняша спешила следом, но мне было всё равно.

    Я выбежала на улицу. Навстречу шагнул один из жандармов, преграждая мне путь:

    — Ваше сиятельство... вам нельзя.

    Щурясь от яркого солнца, я привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть хоть что-то из-за его плеча, и крикнула:

    — Станислав!

    Но на другой стороне уже никого не было. Только редкие прохожие, которые оборачивались на мой крик.

    — Станислав! — повторила я почти шёпотом.

    Вокруг были только чужие лица.

    — Ваше сиятельство, вернулись бы вы в буфет, — проворчал жандарм, оттесняя меня обратно ко входу.

    А тут и Дуняша подскочила, взяла под локоток. Лицо у неё было встревоженное, но цепкие пальцы не отпускали.

    — Идёмте, ваше сиятельство, — она потянула меня внутрь, обменявшись быстрым взглядом с жандармом. — Идёмте, там ваша маменька беспокоится.

    Я не сопротивлялась. Ноги стали ватными, в глазах стоял туман. А в голове билась одна и та же мысль: я видела его, он был здесь!

    А может, показалось? Может, мои глаза выдали желаемое за действительное? Мало ли в Петербурге высоких мужчин с военной выправкой?

    Но сердце подсказывало: нет, это действительно он. Живой.

    Я вернулась в буфет, опустилась на стул, который кто-то поднял с пола. Маменька и тетушка смотрели на меня с тревогой. Официант застыл с подносом в руках.

    — Что случилось? — спросила маменька. — Ты кого-то увидела?

    — Ничего, — ответила я, глядя в стол. — Мне показалось. Просто показалось.

    Взяла дрожащими руками стакан и сделала глоток. Лёд давно растаял, напиток стал тёплым и приторным.

    — Мари, ты выглядишь бледной, — сказала маменька, бросая мрачный взгляд на Дуняшу, которая встала у меня за спиной. — Не переживай, всё будет хорошо.

    Я попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой.

    — Знаю, — ответила. — Просто... волнуюсь.

    А сама всё смотрела в окно, надеясь, что знакомая фигура появится снова. Но улица оставалась пустой.

    Следующие дни прошли в напряжённом ожидании. Я ждала решения императора по поводу моей судьбы, ждала, когда мне сообщат о разводе... И в каждом прохожем видела Станислава.

    Ночами я почти не спала. Всё прокручивала в голове тот миг — фигуру под навесом, разворот плеч, походку. Казалось, если закрыть глаза, то снова его увижу.

    А может, мне просто хотелось верить, что это был он. Что каким-то случайным образом мы оказались в одном месте и в одно время. Что это судьба...

    Днём матушка с тетушкой отвлекали меня от тяжёлых мыслей. Мы пили чай, вышивали, обсуждали сплетни, читали газеты. Мне были не интересны бодрые отчёты о политических встречах, светских развлечениях и победах, но я читала абсолютно всё, надеясь создать впечатление человека этого времени.

    Дуняша неотступно следовала за мной, записывала каждое слово, каждый вздох. Я уже привыкла к её присутствию — почти перестала замечать, как она входит в комнату, как замирает за дверью, когда я отдаю Груне указания.

    На третий день с утра принесли записку от Александра. Он писал, что будет в Летнем саду с цесаревичем после обеда. По наставлению маменьки я тут же послала Груню к модистке — узнать, готово ли хоть одно платье.

    Груня вернулась быстро, но не с платьем. В руках она держала запечатанный конверт.

    — Вам, княгинюшка, — сказала она, протягивая мне письмо. — От мадам Сихпер.

    Я разорвала печать. Внутри лежал короткий листок и несколько счётных листов — те самые, которые маменька наказала отправить Мишелю.

    «Ваше сиятельство, — писала мадам Сихпер аккуратным, каллиграфическим почерком. — Князь Барятинский вернул счета обратно, отказавшись их оплачивать. К сожалению, без предоплаты я не могу приступить к работе. Остаюсь с совершенным почтением...»

    Дальше я не читала. Смяла в кулаке счётные листы, испещрённые ровными строчками, а внутри начала закипать глухая, тяжёлая злоба.

    Он вернул счета. Не ответил на письмо — просто вернул, как ненужную бумагу, даже не удостоив меня короткой запиской.

    — Что там? — спросила тётушка, откладывая вышивание.

    Я молча протянула ей письмо.

    Елизавета Ивановна пробежала глазами по строчкам, и её лицо окаменело.

    — Негодяй, — сказала она тихо. — Какой же негодяй.

    — Покажи, — маменька взяла письмо из рук тётушки, прочитала, и её губы сжались в тонкую линию. — Я ожидала чего-то подобного, но всё равно...

    Она не договорилa.

    — Я оплачу счета, — сказала тётушка, выпрямляясь. — Не переживай, Мари. У меня есть средства.

    — Нет, — я покачала головой. — Не надо.

    — Но ты не можешь выйти в свет в этих тряпках! — маменька кивнула в сторону моего простого ситцевого платья, одного из тех, что Груня купила в лавке готовой одежды. — Ты не мещанка, а княгиня из знатного рода! Хочешь стать предметом для сплетен?

    — Я сказала: нет, — повторила я твёрже. — Не хочу быть обязанной даже тётушке. И Мишелю тем более.

    — Но как же...

    — Моя одежда не грязная и не рваная. Куплена месяц назад. Поеду на встречу с братом в чём есть. В конце концов, это не мне надо сплетен бояться, а Мишелю. Мой внешний вид — его забота.

    Я встала с кресла, чувствуя, как внутри поднимается холодная, спокойная решимость.

    Мишель хотел унизить жену? Пусть.

    Хотел показать, что супруга зависит от его милости? Прекрасно.

    Только я не та Мари, которую он знал. Если думает, что приползу к нему с мольбой, то он ошибается.

    Разумеется, я понимала, что маменька права. Появление аристократки в скромном наряде обычной горожанки вызовет осуждение и кривотолки. Меня ждут пересуды за спиной и даже смешки в лицо. Но я решила настоять на своём.

    Во-первых, платья были хоть и простые, но новые. Да, достойные горничной из приличной семьи или бедной родственницы, но мне на это было плевать. А во-вторых, я хотела отомстить Мишелю за пренебрежение. За то, как он обращался с женой. И сделать это собиралась единственным доступным мне способом — своим присутствием.

    — Мари, ты с ума сошла? — маменька встала следом. — Речь идёт о Летнем саду. Там же весь свет!

    — Тем лучше. Пусть видят. Пусть все видят, во что превратил меня князь Барятинский. Пусть знают, как он обращается с женой. И пусть сами делают выводы.

    Я повернулась к Дуняше:

    — Скажи кучеру, чтобы готовил экипаж. Мы едем. Ты, разумеется, едешь с нами.

    Девица кивнула, пряча глаза.

    Тётушка и маменька переглянулись, но спорить не стали. Наверное, поняли, что меня не переубедить.

    А я поднялась к себе в сопровождении Груни.

    Мы с ней разложили на кровати все более или менее подходящие платья. На улице сегодня было тепло, так что шерстяное я сразу забраковала. Оставались бязь и гризет.

    Нежно-голубую бязь с рюшечками я посчитала слишком легкомысленной для той роли, которую собиралась сыграть. А вот гризет...

    Это была дешёвая шёлковая ткань серого цвета. Бедные французские белошвейки шили из неё для себя нарядные платья, за что их и прозвали гризетками.

    — Это, — сказала я, выбирая серое платье.

    Оно было простым, скромным, без кружев и вышивки. Но в нём я чувствовала себя собой — женщиной, которая отказывается играть по чужим правилам.

    Груня оглянулась на дверь.

    — Княгинюшка, — начала она робко, — может, всё же не стоит?..

    — Стоит, — отрезала я. — Ещё как стоит. Подай вуаль. И шляпу. Ту, что попроще.

    Одетая и причёсанная, я глянула на своё отражение.

    Бледное лицо, тёмные круги под глазами, гладко зачёсанные волосы. Ничего лишнего. Ничего, что могло бы привлечь внимание, кроме самой меня.

    — Мишель хотел тебя унизить, — сказала я тихо, обращаясь к своему отражению.

    — Но унижается тот, кому стыдно. А нам с тобой стыдиться нечего.

    На душе сразу стало спокойно, будто мои слова и правда дошли до Мари.

    Я надела шляпу, закрепила вуаль, взяла перчатки и сумочку.

    — Едем.
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    Итак, мы отправились в Летний сад.

    Я смотрела вокруг, поражаясь незнакомому виду — деревья росли без решёток, по дорожкам гуляли дети с боннами и гувернёрами. Дамы под зонтами, кавалеры с тростями и шпагами. Удивительно!

    Мы втроём дошли до здания, которое я знала под именем «Павильон Росси» — в моей жизни оно называлось иначе. Внутри стояли столики, изящные стулья, вокруг них порхали официанты в длинных белых передниках.

    Мы заняли самый дальний стол и заказали чай, лимонад и пирожные. Пока ждали, коротали время непринуждённой беседой и... рассматриванием публики. Здесь практически все были дворянами, в крайнем случае — офицерами или чиновниками. Негромкая выверенная речь, прямая осанка, деликатная жестикуляция — всё было на высшем уровне приличий.

    Украдкой разглядывая офицеров, я ждала, когда среди них появится знакомый силуэт. Внутри теплилась надежда: а вдруг Александр принесёт вести о Станиславе?

    Я так засмотрелась на столичное общество, что не сразу обратила внимание на тишину за нашим столиком. Маменька и тётушка замолчали, а потом одновременно зашипели чуть слышно.

    — Что такое? — спросила я, но официант перекрыл мне обзор, ставя на стол чашки, блюдца и бокалы.

    — Князь Барятинский, — шепнула Елизавета Ивановна, — и не один!

    У меня перехватило дыхание. Я привстала, выглядывая из-за плеча официанта.

    Мишель стоял в двадцати шагах от нас, в безупречном мундире, при шпаге. Рядом с ним — дама в бирюзовом платье, с высокой причёской, украшенной живыми цветами. Она смеялась, кокетливо обмахиваясь веером, и что-то говорила ему на ухо.

    Я узнала её сразу.

    Анна фон Рейтер. Близкая подруга Мари по пансиону. Та самая, с которой Мари делилась секретами, смеялась над шалостями, мечтала о будущем. Та, которая писала ей нежные письма и клялась в вечной дружбе.

    Мишель привёз в Летний сад подругу своей жены.

    Это было не просто унижение. Это был удар, рассчитанный точно в сердце. Он знал, кого взять с собой. Знал, что слухи дойдут до супруги и ей будет больно. Он сделал это осознанно.

    Я опустилась на стул.

    В душе столкнулись и забурлили два подпитывающих друг друга чувства: боль Мари и моя собственная злость. В тот момент мне хотелось разорвать Барятинского на части. Или хотя бы выцарапать ему глаза. Но я не позволила ни единой эмоции проявиться у меня на лице. Лишь сжала салфетку так, что ткань затрещала.

    — Мари, ты знаешь эту даму? — тихо спросила маменька, проследив за моим взглядом.

    — Анна фон Рейтер, — ответила я, следя, чтобы голос не дрогнул. — Моя подруга по пансиону. Теперь уже бывшая.

    — Какая мерзость, — прошипела тётушка, сжимая веер.

    Я не ответила. Я смотрела на Анну, на её довольную улыбку и платье, которое стоило больше, чем месячное содержание, которое выдавал Барятинский законной супруге. Она выглядела счастливой. Беззаботной. И, кажется, совершенно не помнила о том, что когда-то называла меня своей лучшей подругой.

    А потом я увидела цесаревича Александра Николаевича. Будущего императора Александра Второго. И всё, мир на какое-то время перестал существовать.

    Наследник Российского трона как раз вошёл в павильон в окружении свиты и остановился рядом с Мишелем.

    Я жадно уставилась на него, не веря, что вижу воочию такую легендарную личность. Да, Мари с ним встречалась, когда служила фрейлиной. Но одно дело перебирать чужие воспоминания, а другое — увидеть своими глазами.

    Он оказался копией своих портретов. Высокий, стройный, с правильными чертами лица, одетый в строгий военный мундир без единого пятнышка, расшитый золотыми эполетами и аксельбантами. Его русые волосы, гладко зачёсанные, блестели на солнце. В осанке чувствовалась порода.

    Цесаревич держался с достоинством, но без надменной напыщенности, свойственной придворным. Я так засмотрелась на него, что не заметила брата.

    А вот брат, похоже, сразу увидел меня. Потому что когда наши взгляды встретились, я поняла, что он уже давно пытается привлечь моё внимание.

    Я чуть улыбнулась ему, показывая, что всё хорошо. И постаралась больше не глазеть на наследника, как торговка с площади.

    В ответ брат наклонился к уху цесаревича и что-то тихо сказал. Александр Николаевич поднял голову и посмотрел в мою сторону. На его лице ничего не отразилось — ни удивления, ни любопытства, ни гнева. Но я заметила лёгкое, едва уловимое движение бровей, которое не смогла истолковать.

    Цесаревич перевёл взгляд на Мишеля. Что-то сказал — коротко, негромко, но Барятинский вздрогнул.

    Я видела, как плечи муженька напряглись, как он бросил быстрый взгляд на нашу сторону, а потом снова повернулся к цесаревичу. Тот повторил — уже жёстче.

    Мишель поклонился, что-то ответил и, оставив Анну одну, направился к нам.

    Я скомкала в руках салфетку, чувствуя, как ногти проходят сквозь плотную ткань и впиваются в ладони.

    — Мари, он идёт сюда, — прошептала маменька. — Держись.

    — Вижу, — ответила я, глядя на приближающегося мужа.

    Вуаль скрывала моё лицо, но сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен на весь сад.

    Мишель остановился в двух шагах от нашего столика, щёлкнул каблуками и поклонился — сначала маменьке, потом тётушке. Меня он проигнорировал.

    — Княгиня Березина, княгиня Обрезкова, — произнёс светским тоном, в котором не было и следа тепла. — Какая приятная встреча.

    — Князь, — сухо ответила маменька, даже не кивнув.

    Барятинский наконец перевёл взгляд на меня.

    — Мари, — в его голосе прозвучала едва уловимая насмешка. — Я не ожидал вас здесь увидеть. Вы так плохо выглядите.

    Я медленно поднялась, чувствуя, как дрожат руки от желания вцепиться в это холёное, смазливое лицо. Взгляд не прятала. Смотрела прямо в его бесстыжие глаза.

    — Видимо, вы забыли, что мой внешний вид — это ваша заслуга, дорогой супруг, — ответила тихо, но твёрдо. — Впрочем, для мучений по этому поводу нужно иметь совесть, а вы её давно потратили на любовниц.

    Он побледнел, но сдержался. Оглянулся на цесаревича, который всё ещё смотрел в нашу сторону, и процедил сквозь зубы:

    — Вы не должны были здесь появляться. Забыли, что вы под следствием? Мне сообщили, в чём вас обвиняют. Уйдите немедля и не портите репутацию мне и моей семье!

    — Репутацию, Мишель? — я приподняла бровь, стараясь, чтобы голос звучал холодно, но с ощутимым сарказмом. — Нужно было думать о ней, когда спускали моё приданое на бриллианты для баронессы. Или когда вернули счета от модистки, отказавшись оплатить законной жене приличное платье. От вашей репутации давно ничего не осталось.

    Он дёрнул щекой, но промолчал.

    К его огромному сожалению, цесаревич продолжал смотреть в нашу сторону и явно чего-то ждал. Начав терять терпение, Александр Николаевич повелительно дёрнул подбородком. Тогда Мишель сжал губы в нитку и с видимой неохотой протянул мне руку.

    — Идёмте, Мари, — процедил. — Вы добились своего.

    Я проигнорировала его жест. Просто пошла вперёд, подняв голову. Маменька и тётушка смотрели мне вслед, но ничего не сказали.

    Через несколько шагов Мишель догнал меня, взял под локоть — слишком крепко, почти больно, утверждая свою власть над моим телом. Я дёрнулась, но он не позволил мне вырваться.

    — Улыбайтесь, — прошипел он. — Вы же умеете.

    Я улыбнулась. Не ему — себе и той Мари, которую решила во что бы то ни стало спасти от этого мерзавца.
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    Когда мы подошли к цесаревичу, тот шагнул нам навстречу, оставляя свиту позади. Это значило, что он хочет говорить без свидетелей.

    Внимательный взгляд наследника прошёлся по мне, отмечая детали.

    — Князь Барятинский, — сказал он, не здороваясь, — представьте же вашу супругу.

    Мишель поклонился.

    — Ваше императорское высочество, кажется, вы уже знакомы с моей женой, княгиней Марией Ивановной Барятинской.

    Я присела в реверансе, как требовал этикет.

    — Рада снова видеть вас, ваше высочество.

    Цесаревич кивнул, продолжая разглядывать моё платье. Серое, строгое и дешёвое. Также он наверняка отметил отсутствие украшений.

    Закончив осмотр, он перевёл взгляд на Барятинского.

    — Князь, что случилось с вашей женой? — спросил холодным тоном. — Её ограбили по дороге в Россию? Почему она так одета?

    Мишель замер. Я видела, как напряглись его плечи, как он искал слова, которые могли бы оправдать его перед наследником престола.

    — Ваше высочество, дело в том, что...

    — Можете не продолжать, — перебил цесаревич. Он повернулся ко мне, его голос стал мягче. — Княгиня, вы позволите обратиться к вам напрямую?

    — Конечно, ваше высочество, — я скромно опустила ресницы.

    — Что произошло с вашим гардеробом? Я помню, какой роскошной была ваша свадьба. Помню, что на ваше приданое приходил поглазеть весь Петербург! А теперь вы выглядите так, словно вернулись из ссылки.

    Я выдержала паузу, чувствуя, как Мишель замер рядом. Потом улыбнулась спокойно, почти безразлично:

    — Ваше высочество, мой муж распорядился моим приданым по своему усмотрению. Часть его, как мне известно, ушла на подарки… третьим лицам. Когда я вернулась в Россию, у меня не осталось ничего, кроме нескольких монет, которые муж выделил мне на месячное содержание ещё в январе. Их хватило на это платье и несколько мелочей. А оплатить достойное княгини одеяние мой муж отказался.

    Цесаревич нахмурился.

    — Князь, — он не повысил голоса, но в тоне появились опасные нотки, — это правда?

    Мишель побледнел ещё сильнее.

    — Ваше высочество, она преувеличивает. Я всегда заботился о...

    — Вы всегда заботились о себе, — перебила я тихо, но так, чтобы цесаревич услышал. — О своих любовницах и долгах. А я была для вас досадной помехой. Кошельком, который вы опустошили и выбросили.

    Вокруг повисла тишина. Свита цесаревича замерла, ловя наш разговор, чтобы потом разнести его сплетнями. Но мне это было на руку.

    — Я слышал, вы просили развода, — задумчиво произнёс цесаревич.

    — Да, ваше высочество, — теперь я смотрела ему в лицо, хотя и не в глаза, чтобы не нарушать приличий. — Это всё, что мне нужно. Свобода и возможность начать новую жизнь — без человека, который сначала меня обобрал, потом оболгал, пытаясь выставить сумасшедшей, а под конец отказывается меня содержать.

    Я нарочно не стала упоминать о покушениях. Чтобы, не дай бог, не всплыло имя племянницы Бенкендорфа. Я не хотела лезть во все эти политические и семейные разборки, достаточно, если меня просто избавят от брачных уз.

    Цесаревич молчал, продолжая скользить по моему лицу долгим, изучающим взглядом. Наконец посмотрел на Мишеля.

    — Князь, оставьте нас, — сказал он холодно.

    Мишель скрипнул зубами, но поклонился и отошёл, прожигая меня яростными взглядами. Я сделала вид, что ничего не заметила.

    — Княгиня, — заговорил цесаревич, когда мы остались одни, — вы действительно хотите развода?

    — Больше всего на свете, ваше высочество.

    — И вы готовы подтвердить свои слова перед Синодом?

    — Готова. Хоть сейчас.

    Он кивнул. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. А потом взгляд переместился мне за спину. Я тоже оглянулась, услышав торопливые шаги. Это маменька и тётушка, не выдержав, приблизились к нам.

    — Ваше императорское высочество, — маменька сделала изящный реверанс, — позвольте и нам засвидетельствовать вам своё почтение.

    — Княгиня Березина, — цесаревич слегка наклонил голову. — Я наслышан о ваших благотворительных проектах. Императрица говорит о вас с большой похвалой.

    — Вы очень любезны, ваше высочество, — маменька выпрямилась и бросила быстрый взгляд на моё платье, потом на удаляющуюся фигуру Мишеля. — Простите мою бедную дочь за её скромный наряд. Она вернулась из Неаполя в том, в чём её оставил муж. Мы только что от мадам Сихлер, заказывали новые платья, но, увы...

    — Что «увы», княгиня? — цесаревич нахмурился.

    — Князь Барятинский вернул счета, отказавшись их оплатить, — вступила тётушка, и в её голосе зазвучал металл. — Моя племянница вынуждена просить подаяния у родственников, чтобы не ходить в лохмотьях. А её муж тем временем разъезжает по городу с дамами в драгоценностях.

    Цесаревич перевёл взгляд на меня.

    — Это правда, княгиня? Ваш муж делает подарки другим, когда вы нуждаетесь?

    Я разве что руки не сложила в молитвенном жесте, изображая смиренную покорность.

    — Мне неловко говорить о таких вещах, ваше высочество, но... да. Князь Барятинский счёл, что мои нужды не заслуживают его внимания.

    Маменька подлила масла в огонь, театрально вздыхая:

    — Бедное моё дитя! Князь нарушает все клятвы, данные перед алтарём... Вы сами это видите, ваше высочество! Мари даже не просит вернуть приданое — только несколько платьев, чтобы не срамить семью перед вами и вашим отцом. А он...

    — Позовите князя, — приказал цесаревич одному из адъютантов.

    Мишель вернулся быстро. Его лицо было бледным, но он старался сохранить независимый вид.

    — Вы звали меня, ваше высочество?

    — Князь, — цесаревич посмотрел на него тяжело, без тени былой снисходительности, — мне сообщили, что вы отказались оплатить счета вашей жены. Это правда?

    Барятинский дёрнул щекой.

    Барятинский дёрнул щекой.

    — Ваше высочество, я не счёл необходимым...

    — Вы не сочли... — перебил цесаревич, и в его голосе зазвучала сталь.

    — Но вы обязаны содержать жену в соответствии с её статусом. Или вы хотите, чтобы я доложил отцу, что княгиня Барятинская вынуждена просить милостыню у родственников?

    Мишель побледнел ещё сильнее.

    — Ваше высочество, я...

    — Сейчас же оплатите счета, — отрезал цесаревич. — И чтобы к завтрашнему утру у княгини были новые платья. Я не желаю видеть её в таком виде на официальных приёмах.

    Барятинский медленно выдохнул. Но было видно, что он с трудом сдерживает бешенство. Бросив на меня быстрый, полный ненависти взгляд, Мишель достал из кармана тяжёлый кожаный кошелёк и протянул его маменьке.

    — Здесь около трёхсот золотых, — процедил он сквозь зубы. — Надеюсь, этого хватит.

    — Вполне, — маменька взяла кошелёк с ледяной вежливостью, даже не поблагодарив. — Я прослежу, чтобы счета были оплачены.

    Цесаревич кивнул, давая понять, что аудиенция окончена.

    — Князь, вы свободны. Княгини, — он слегка поклонился нам, — рад был увидеть вас в добром здравии.

    Маменька и тётушка присели в реверансах. Я сделала то же самое, чувствуя, как внутри разливается очень приятное чувство. Нечто среднее между удовлетворением и злорадством.
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    Попросившись с цесаревичем, мы медленно двинулись по центральной аллее. Мишель уже скрылся за деревьями, уводя с собой Анну. Я даже не обратила внимания, когда это случилось.

    — Мари, — маменька сжала мою руку, — ты молодец. Держалась достойно.

    — Спасибо, матушка, — ответила я. — Это вы научили.

    Тётушка шла с другой стороны, поглядывая по сторонам.

    — Негодяй, — прошептала она, поминая Барятинского. — Надеюсь, цесаревич не оставит это без внимания.

    Когда мы свернули на боковую дорожку, скрытую кустами сирени, нас неожиданно догнал Александр. Он поцеловал руку маменьке, потом тётушке.

    — Цесаревич позволил мне ненадолго отлучиться, — сказал брат с улыбкой. — У нас есть пара минут.

    — Как ты, Саша? — спросила княгиня Березина, оглядывая его с материнской заботой.

    — Всё хорошо, матушка. Служба идёт, наследник доволен. — Он перевёл взгляд на меня. — А вот ты, Мари, выглядишь усталой.

    — Трудный день, — ответила я.

    Он шагнул ко мне, обнял — крепко, по-родственному, не обращая внимания на Дуняшу, которая навострила уши. Пальцы брата скользнули в мою ладонь и что-то вложили в неё.

    Маленький, плотно сложенный листок.

    Я замерла, чувствуя, как сердце пропустило удар. Записка. От Станислава.

    Не глядя, сжала её в кулаке и опустила руку, пряча в складках юбки.

    — Держись, сестра, — шепнул Александр мне в ухо. — Я слышал, твоё дело могут передать в Синод уже в следующем месяце. Цесаревич недоволен Барятинским. Он обещал посодействовать.

    Я только кивнула, не в силах издать ни звука.

    — Береги себя, — добавил он, отстраняясь.

    Снова поклонился маменьке и тётушке, попрощался и быстро растворился в толпе гуляющих.

    Я молча глянула ему вслед. Ладонь кольнул уголок шершавой бумаги, сердце выстукивало кан-кан.

    Не здесь. Не сейчас. Потом прочитаю, когда останусь одна.

    — Мари, — позвала маменька, — нам пора.

    Поправив вуаль, я двинулась к выходу. Дуняша шла следом, не сводя с меня глаз. Я чувствовала её взгляд спиной, но не оборачивалась.

    — Что-то ты бледненькая совсем, — заметила тётушка.

    — Устала, — ответила я. — Слишком много впечатлений для одного дня. Хочется уже домой.

    — Потерпи немного, — проворчала маменька. — Сначала надо заехать к модистке. Оно, конечно, не пристало княгиням самим разъезжать по лавкам, но доверить слуге такую сумму я не рискну.

    В салоне нас встретили как дорогих гостей. Мадам Сихлер рассыпалась в любезностях, принимая кошелёк. Маменька, конечно, не удержалась и ввернула пару фраз о том, что князя Барятинского упрекнули в печальном виде его супруги. А потом намекнула, что сроки поджимают. Мол, ждем на днях приглашения от августейших особ, а достойного платья для выхода нет.

    — Помилуйте, княгиня, — заверила мадам, пряча деньги в ящик стола. — Всё будет готово в кратчайшие сроки. Я своё слово держу.

    В экипаж я вернулась с огромным облегчением, радуясь, что маменька не предложила купить или примерить что-то ещё. Села в угол, прикрыла глаза. Записка так и жгла мне ладонь.

    Тётушка что-то тихо говорила о бульоне и свежей сорочке, маменька отвечала ей тем же. Я не слушала. Только считала минуты до того момента, когда останусь одна.

    Но и дома мне не дали уединиться: встревоженная моим бледным видом, тетушка развела суету. Приказала подать воду с уксусом, полотенца, свежее бельё. Груня хлопотала вокруг, Дуняша стояла у двери, сложив руки на животе.

    — Сначала освежим кожу, — перечисляла Елизавета Ивановна. — Потом приляжешь, выпьешь бульону с перепелиным яйцом и гренками. Я сейчас распоряжусь на кухне, Мари!

    Мне оставалось лишь молча кивать и молиться, чтобы всё быстрее закончилось.

    Обе княгини мне нравились, и вызывало симпатию то, как они любят Мари. Но их любовь была... утомительной. Может, потому что я сама не привыкла к такой заботе и воспринимала ее как навязчивость, а может, потому что внутри всё дрожало от желания побыстрее увидеть, что в той записке.

    Наконец, уложив меня в постель, обе дамы ушли. Но ещё оставались Дуняша и Груня. Они возились за ширмой, убирая после умывания.

    — Груня, — сказала я, — идите пока, пообедайте. Я позову.

    Дуняша стрельнула в меня острым взглядом, но спорить не стала. Мы-то, благородные дамы, в Летнем саду успели выпить чаю с пирожными, а горничные так и ходили голодными.

    Оставшись одна, я ещё с минуту прислушивалась, не прозвучат ли чужие шаги за дверью, не раздастся ли шорох платья. Затем, стараясь не издавать лишних звуков, вынула записку, которую успела спрятать за пазуху, и развернула дрожащими пальцами.

    «Мари! Смиренно жду встречи с вами на вечере у герцогини Лейхтенбергской. М.»

    Всего одно предложение. Но я перечитала три раза, подмечая спрятанное между строк: Станислав писал о вечере так, словно меня туда уже пригласили. Значит, приглашение от Великой княгини — дело решённое, и он об этом знает. И так же знает, что отказаться дочери императора я не смогу.

    Прижав бумагу к губам, я задохнулась от накатившего щемящего чувства.

    Смысл у записки мог быть только один: Станислав давал понять, что тоже там будет. Что он тоже скучает и мечтает о встрече.

    От осознания этого мне стало тепло. Захотелось смеяться и плакать одновременно. Вскочить, закружиться по комнате, целуя шершавый лист.

    Но я понимала — нельзя.

    Вздохнув, изорвала записку в мелкие клочья и бросила в печь-голландку. Её ещё протапливали по вечерам, потому что майские ночи были прохладными.

    Едва я успела закрыть чугунную дверцу, как вернулись Дуняша и Груня. Первая тут же обыскала взглядом комнату и даже к окну подошла, проверить, не пыталась ли я выбраться из него — другой причины я не придумала. А Груня, увидев меня на ногах, всплеснула руками:

    — Княгинюшка! Зачем же вы встали, ложитесь немедля. Маменька ваша велела, чтобы вы спали, а то цвет лица испортится.

    Я чуть не рассмеялась, но смиренно вернулась в постель, выпила принесённый Груней бульон и... действительно вскоре уснула.

    Во сне мне привиделся Станислав. Мы кружились с ним в вальсе.

    Бальный зал был огромным, с высокими зеркалами в золочёных рамах и хрустальными люстрами, которые бросали на паркет разноцветные блики. Я сразу его узнала: Георгиевский зал Зимнего дворца. Тот самый, где когда-то давно, в другой жизни, я проводила экскурсии. Только сейчас, в моём сне, там горели все люстры, и не было ограждений для туристов.

    Я была в тёмно-синем бархатном платье. Волосы уложены в высокую причёску, на шее — нитка жемчуга. Станислав — в парадном мундире, при орденах. Он вёл меня уверенно, но мягко, без нарочитой выучки, свойственной офицерам.

    Вокруг кружились другие пары. Шуршали юбки, щёлкали каблуки, сквозь музыку слышался говор.

    Но я не видела никого, кроме него. А он смотрел так, будто я была единственной женщиной в этом зале.

    Мы не могли оторвать взгляд друг от друга. Я чувствовала его дыхание на своей щеке. Моя рука лежала на его плече, его ладонь — на моей талии.

    Он чуть подался ко мне, и я, теряя голову, подставила губы.

    Мне до боли, до ломоты в сердце захотелось, чтобы он меня поцеловал.

    Но в миг, когда наши губы соприкоснулись, музыка оборвалась. Так резко, будто лопнули струны.
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    Я замерла, не понимая, что происходит. Станислав отстранился, его лицо поплыло, подёрнулось дымкой. И я вдруг с ужасом поняла, что это не Станислав.

    Передо мной стоял Барятинский с перекошенным от злости лицом.

    Охнув, я тут же проснулась.

    В комнате царил полумрак из-за задёрнутых штор.

    Сердце колотилось так сильно, что я испугалась, как бы оно не выскочило наружу. Вся рубашка была мокрой от пота.

    Я села, прижимая руки к груди, и различила тихие голоса, поднимавшиеся по дымоходу из гостиной.

    — ...спит ещё? — спрашивала маменька, наверное, Груню.

    — Пусть спит, — вместо служанки ответила тётушка. — Ей нужно набраться сил.

    — Думаешь, она справится?

    — Должна. Другого выхода нет.

    Я не вникала в смысл разговора. Подождала, пока дыхание чуть успокоится, и вновь легла на подушку.

    Зажмурившись, надавила пальцами на веки до цветных кругов. Но так и не избавилась от гадкого чувства.

    Мишель не простит мне пассаж в Летнем саду.
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    Зная характер Барятинского, я не сомневалась: он будет мстить. Как? Да хотя бы писать в Синод, чтобы мне отказали в разводе. Сочинит слезоточивую историю о безответной любви к бессовестной жене и попросит митрополита вернуть оную в руки страдающего супруга.

    Дверь тихо скрипнула.

    — Княгинюшка, — в спальню заглянула Груня и замерла на пороге, пытаясь разглядеть, проснулась я или нет, — платья привезли. И тетушка ваша велела передать, что от великой княгини пришло приглашение.

    Я зевнула, протирая глаза. Груня вошла, раздвинула шторы, и комнату залил яркий солнечный свет.

    Вот и все, начался новый день. Надо вставать.

    Маменька и тетушка ждали в гостиной вместе с разложенными на диванах нарядами. Когда я спустилась, они рассматривали жемчужно-серое домашнее платье с нежно-розовыми оборками, бегущими от шеи к подолу и по рукавам. Рядом лежало темно-серое прогулочное, строгое, с простым круглым кринолином и жакетом с алыми обшлагами. И еще одно — вечернее — из темно-синего бархата, с отделкой из тонких золотых кружев.

    — Примерь, — велела маменька.

    Все три подошли мне идеально.

    — Мадам Сихлер схитрила, — заметила тетушка, оглядывая меня со всех сторон.

    — Сшила все заранее и ждала оплаты.

    — Или рассчитывала сбыть готовое платье другой заказчице с моими размерами, — усмехнулась я, поворачиваясь перед зеркалом. — Но мне все равно. Главное — есть в чем выйти в свет.

    — Вот именно, — маменька подала мне лист дорогой бумаги. — Мария Николаевна ждет тебя послезавтра. Приглашение на двоих, так что я поеду с тобой.

    Последнюю фразу маменька произнесла таким безапелляционным тоном, что мне оставалось только пожать плечами: со мной, так со мной.

    Я пробежала взглядом по строчкам.

    — Не переживай, — добавила тетушка. — Барятинского там не будет, срочно отправлен по делам службы в какой-то дальний уезд.

    Я не сдержала улыбки. Похоже, цесаревич все-таки на моей стороне. А Мишелю полезно поболтать по раскисшим дорогам! Пусть хлебнет того же, чего накушалась я.

    — А кто еще приглашен? — спросила, откладывая письмо.

    — Строгановы, Воронцовы, Шуйские, Шереметевы, — перечислила тетушка. — Великая княгиня собирает у себя тех, кто любит музыку и умеет вести беседу. Она нисколько не переменилась после замужества. Напротив, стала еще больше похожа на отца.

    У меня ёкнуло сердце.

    Я ведь никого из этих людей не знаю, а смутные воспоминания самой Мари — слабая подмога. Как бы не ударить в грязь лицом.

    Но в доме австрийского посланника со мной была графиня Шиловская, а здесь будет мать, чему я очень рада.

    — Маменька, я мало кого помню из петербургского общества. Боюсь запутаться в именах.

    — Не переживай, я буду подсказывать, — она улыбнулась. — И потом, это же музыкальный вечер, там будут больше петь и танцевать, чем говорить.

    — Да, Мари, — вставила тетушка, — почему бы тебе не припомнить какую-нибудь сонату? Раньше ты очень любила играть, я удивлена, что за все эти дни ты ни разу не подошла к инструменту.

    Мой взгляд невольно упал на клавесин, стоящий в центре гостиной. Кажется, Мари любила сидеть за ним, когда приезжала погостить к тетушке в летние месяцы. Но это было давно, еще до того, как она стала фрейлиной.

    — Простите, тетушка, — сказала я в свое оправдание, — но душа сейчас не лежит к музыке. Может, потом...

    — Так! — маменька хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. — Мари, оставь свою меланхолию, у нас осталось всего два дня. Нам срочно нужен куафер, и бальные туфельки, и перчатки!

    Разговор тут же перешел к обсуждению обуви: тонкие башмачки из шелка на мягкой лайковой подошве выдерживали два-три танца, не более, а потом в подошве появлялась дырка. Хорошо, если внимательная дама тут же удалится в уборную, чтобы заменить туфельку. Потому что замена шелковых чулок обходилась куда дороже.

    И перчатки... на балах все в перчатках. Офицерам разрешаются замшевые, остальным — шелковые. Две-три пары с собой, на случай маленьких конфузов. Особые сложности — фуршеты и пуншевые чаши.

    Я слушала, запоминала и даже поддакивала в нужных местах, радуясь, что скоро увижусь со Станиславом.

    — Дуняша знает одного куафера, — тетушка бросила быстрый взгляд в угол, где стояла моя «служанка» с чересчур холеными руками. — Суетный, шумный, но мастер своего дела. Волосы не сожжет.

    — Вот и пошли ему записочку, — распорядилась маменька. — И в лавку Рузанова с Груней сходите. Это в Гостином дворе. Возьмите лучшей пудры, духов посвежее, помаду, кольд-крем и все, что необходимо для бала. Счет пусть пришлют мне.

    Дуняша кивнула, не поднимая глаз, и вышла из комнаты.

    А мне захотелось немедля обнять эту чудесную женщину, которая одной небрежной фразой избавила свою дочь от надзора на несколько часов.

    — Жаль, Фридерика умерла, — вздохнула тетушка, вспоминая камеристку Мари, погибшую в Неаполе под колесами телеги. — Француженки умеют подать хозяйку как картинку. Твоя Груня простовата, справится ли?

    Я призадумалась. С одной стороны, Груню учили и до этого дня у меня к ней вопросов не было. А с другой, в высшее общество мы с ней не выезжали.

    — Вы правы, тетушка, — в конце концов я кивнула. — Не буду против, если ваша камеристка поможет и подскажет.

    — Да у меня девка простая, няньки моей дочь, — отмахнулась она. — Пока муж был жив, я держала мадам, которая все умела, но платить ей изрядно приходилось — двести рублей в год. А как овдовела, перестала выезжать, мадам и ушла к молодой графине Воронцовой, на триста рублей в год. Куда мне, старухе, наряжаться!

    Я тут же заверила тетушку, что она свежа, как роза, и вообще, с ее красотой и наряжаться не нужно — достаточно выйти в свет.

    Мы посмеялись, и я почувствовала, как напряжение медленно отпускает.

    До встречи со Станиславом оставалось два дня. Я не знала, в чем он будет одет, где стоять, когда подойдет и что скажет. Но могла сделать все, чтобы он увидел меня.
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    В день бала служанки с самого утра ушли за покупками. Но меня разбудила горничная, которую прислала тетушка.

    Едва умывшись, я села за маленький письменный стол, нашла лист бумаги и набросала записку Станиславу на тот случай, если нам не удастся поговорить на балу. Всего несколько строк: живу у тетушки, пожаловалась цесаревичу, император в курсе моего желания развестись, жду заседания Синода.

    Листок я спрятала в бархатную сумочку, положенную к платью, завернула в платочек и закопала поглубже — смутно надеясь, что Дуняша не полезет в сумочку при мне. Другого случая я ей не дам.

    Дальше я действовала как опытная шпионка: протерла перо промокашкой, убрала письменный прибор за декоративную панель, отмыла следы чернил с пальцев и улеглась обратно в постель. К возвращению Груни и Дуняши я снова сладко спала.

    Меня деликатно разбудили.

    — Княгинюшка, — Груня замерла у кровати, — вставайте, тетушка завтрак подала.

    — Иду, — ответила я, зевая.

    Пока Груня суетилась с кувшином и тазом, Дуняша ходила по комнате. Я слышала, как она шуршит книгами и конвертами с записками от маменьки и приглашением от великой княгини. Шпионка Бенкендорфа явно искала улики.

    Не нашла.

    Настроение поднялось. К завтраку я вышла в новом домашнем платье и с улыбкой.

    — Ах, Мари! — тетушка расцеловала меня в обе щеки. — Я всегда знала: новое платье делает женщину красавицей.

    — Вы слишком добры, тетушка.

    — Ничего подобного. Садись, чай стынет.

    Не успели мы выпить чаю с рогаликами, которые только что достали из печи, как в особняк прибыл обещанный куафер. Он ввалился в гостиную с целым саквояжем расчесок, заколок, лент, щипцов и каких-то непонятных предметов из волос и сеток. Увидел мои косы, которые я просто перекинула на грудь, застыл.

    — Ваше сиятельство! Рад служить!

    — Представьтесь, — бросила я, разглядывая его.

    — Мсье Янн, — заявил невысокий, щуплый старик немецкого вида, с торчащими дыбом седыми волосами.

    — Что ж, мсье, — я улыбнулась ему. — Меня пригласили на музыкальный вечер в дом великой княгини. Я хочу выглядеть очень достойно и скромно.

    — Скромно? — он изумленно уставился на мои волосы.

    Мне не хотелось юлить и говорить намеками.

    — Муж пытается объявить меня сумасшедшей, потому что я ушла от него и подала прошение о разводе. Поэтому, прошу вас, ничего кричащего, вульгарного или дерзкого. Но и бедной провинциалкой я тоже выглядеть не хочу.

    Старик взъерошил свои седые кудри, погладил лысину между ними и решительно взмахнул рукой:

    — Значит, только достоинство и благородство. Я понял, ваше сиятельство. Сделаю все в лучшем виде, чтобы даже завистницы ахнули.

    Это «сделаю» растянулось на четыре часа.

    За это время я успела измучиться и сотню раз пожалеть, что согласилась на эту аферу.

    А мсье Янн явно получал удовольствие от процесса!

    Он долго расчесывал мои длинные волосы, едва не мурлыча, потом уложил основную массу в косы, смазанные сахарной водой, и начал дуть на них каминными мехами. Потому что фен еще не придумали.

    Подсушив косы до карамельной корочки, он начал укладывать пряди на макушке в модный «узел Аполлона» — по сути, бант из волос. Длины хватало, но как его закрепить? Снова сахарная вода, начес, обдувание мехами и веером, шпильки...

    Я устала и прикрыла глаза, молясь, чтобы пытка быстрее закончилась.

    Мари такие испытания выносила только к большим балам да еще перед свадьбой. Прически фрейлины делали себе сами, кроме особо важных случаев. К тому же незамужним девам не полагалось таких вычурных бантов, а модные локоны вполне можно было уложить без щипцов, если накануне поспать в папильотках.

    Но когда мсье Янн уложил последнюю прядь и поправил последнюю шпильку, я невольно залюбовалась собой.

    Вместо «пружин» вдоль лица вились мягкие волны. «Узел Аполлона» был вписан в эти волны, как маяк в прибрежные скалы. А лента в тон платью и полоса кружева изображали скромный чепец, положенный замужней даме.

    — Ваше сиятельство довольны? — спросил куафер, замирая рядом.

    — Довольна! — выдохнула я, наслаждаясь собственным видом.

    Ай да Мари, ай да красотка! Так ведь и весь «бомонд» можно затмить.

    Повернувшись к старику, я с искренним чувством добавила:

    — Вы просто гений, мсье!

    Тот спрятал улыбку, поклонился и с чувством удовлетворения вышел.

    — Груня, — велела я, — подавай кринолин!

    Она внесла его почти с благоговением. Подняла каркас на палке, обернутой тканью, и кринолин скользнул мне на талию, повисая на ворохе нижних юбок.

    Дальше шнуровка, верхняя стеганая юбка, прикрывающая кольца, еще одна — небесно-голубая, атласная — для правильного распределения складок. Потом бархатная юбка. И на нее еще одна — декоративная, красиво задрапированная, украшенная розетками из блондов и серединками из горного хрусталя.

    Поверх юбок легла верхняя часть платья с короткими блондовыми «крылышками», торчащими из-под тяжелого бархатного ранта.

    Полная бальная экипировка оказалась довольно тяжелой и стесняющей движения. Я любовалась собой, но при этом с трудом могла шевельнуться. А уж как танцевать во всем этом — вообще не могла представить.

    — Красота требует жертв, — сказала я своему отражению и состроила рожицу, пока никто не увидел.

    Потом вздохнула, прошлась пуховкой по декольте и решила, что буду жертвой. Но только красивой!

    Когда я спустилась в гостиную, там уже ждала тетушка в лиловом бархате и серой дымке.

    Память Мари подсказывала: после смерти мужа Елизавета Ивановна целый год носила строгий траур и после не позволяла себе ярких нарядов. Но на третий год решила, что нечего портить всем настроение черными одеяниями, и стала шить платья в серо-лиловой гамме. Прилично, нарядно и считается полу трауром.

    — Мари! — увидев меня, она всплеснула руками. — Ты чудо как хороша! Этот мсье Янн — настоящий кудесник!

    — Тетушка, вы тоже сказочно хороши, — заверила я. — Вижу, мсье Янн и к вам заглянул.

    Елизавета Ивановна горделиво подняла подбородок и повертела головой, демонстрируя очень идущую ей укладку.

    У крыльца уже ждал экипаж.

    Я была уверена, что кучер повезет нас на Исаакиевскую площадь, но карета свернула в сторону Зимнего дворца.

    Значит, Мариинский дворец еще не достроен. Я решила проверить свои догадки:

    — Тетушка, мы правильно едем? Разве государь не подарил Марии Николаевне дворец напротив Исаакия?

    — Подарить-то подарил, — проворчала она. — Да только там едва стены возвели, до отделки еще не добрались. Его величество настоял на лучших материалах и конструкциях, так что работы, говорят, еще на пару лет хватит.

    — А где же сейчас обитает великая княгиня?

    — Так известно где, весь южный корпус Зимнего заняли. Это еще хорошо, что его так быстро отстроили после пожара. Такой ужас был, все горело, три дня потушить не могли, люди гибли. А царское имущество просто выносили и бросали в кучи возле Александровской колонны!

    Качая головой, она принялась вспоминать о событии, которое я знала только по книгам, а Мари — видела своими глазами. Это немного отвлекло меня и позволило забыть о волнении. Однако когда экипаж притормозил у знакомой решетчатой ограды, я вновь ощутила нервную дрожь.

    Тетушка продолжала говорить, но я уже не слышала. В ушах шумело.

    Скоро... уже очень скоро я увижусь со Станиславом!
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    Карета остановилась у подножия мраморной лестницы. Швейцар распахнул двери, тётушка мягко потянула меня за собой. А я, от волнения забыв про этикет, уставилась на молодую чету, вышедшую нас встречать.

    На крыльце стоял высокий худой мужчина с несколько вытянутым лицом и пышными усами, одетый в военный мундир, застёгнутый до самого горла. Рядом, опираясь на его локоть, замерла белокурая женщина лет двадцати пяти, одетая в роскошное, но элегантное вечернее платье. Мне стоило лишь взглянуть ей в лицо, чтобы понять, кто она. Сходство великой княгини Марии Романовой с её отцом не заметил бы только слепой.

    — Мари! — воскликнула она, быстрым шагом спускаясь по лестнице. — Дорогая моя Мари, как я счастлива тебя видеть!

    Сила обаяния этой молодой женщины была такова, что я забыла про тётушку, про герцога Лейхтенбергского, про других людей, что собрались вокруг, ожидая сигнала хозяйки, чтобы пройти в гостиную. Я порывисто бросилась ей навстречу, мы обнялись, и на моих глазах сами собой выступили слёзы.

    — Ах, дорогая моя! — всё повторяла Мария Николаевна, сжимая мои руки.

    Я догадывалась, что она хотела сказать. Долгое трудное путешествие и заточение в каземате наложили отпечаток на нежное лицо её подруги.

    Впрочем, она не стала задавать вопросов, просто ещё раз обняла меня и повела знакомить с теми, кого, по её мнению, я не знала или просто не помнила.

    Тут о смущении пришлось забыть. В светском обществе XIX века смущение — это слабость, позволительная лишь юным девицам да детям. А княгиня Барятинская должна являть собой образец хороших манер, сдержанности и благоразумия.

    Лёгкие поклоны дамам, вежливые книксены, плавная, текучая и негромкая речь, заученные французские или немецкие фразы о погоде, пасхальных гуляниях, беременности супруги наследника — я отдала руководство ситуацией телу, понимая, что сама просто потеряюсь в круговороте юбок, ярких галстуков и жилетов.

    Между тем гости поднялись в просторную гостиную, устроенную с привычной великой княгине дворцовой роскошью. Кадки с цветущими деревцами наполняли воздух благоуханием, уютные кресла, мягкие стулья, диваны с изящными спинками — всё было выставлено полукругом возле небольшого возвышения с роялем. Рядом сидели музыканты: две скрипки, виолончель, альт, пара флейт, барабаны — в общем, настоящий маленький оркестр.

    Мария Николаевна и её супруг уселись на диван, стоящий в центре, а в кресло рядом с великой княгиней настойчиво усадили меня. Я благодарно приняла этот жест. Герцогиня Лейхтенбергская давала понять, что я по-прежнему её подруга, несмотря на все слухи, которые Мишель распространял по столице. Он называл меня сумасшедшей, а великая княгиня обнимала как сестру. Пусть теперь посмотрит на это.

    Тётушка села подле меня, имея вид настоящей дуэньи. Дальше кресло занял чопорный старик, кажется граф Шереметьев, потом снова дама.

    Людей было много, но все чужие. Я уже потеряла надежду увидеть знакомое лицо, когда краем глаза заметила движение у колонны.

    Станислав. В чёрном сюртуке, при шпаге. Без эполетов и орденов. Просто гость.

    В висках застучало. Он здесь. Невероятно, но он действительно здесь!

    Я быстро опустила глаза, боясь, что кто-то заметит моё состояние.

    Так, Маша, дыши ровно. Нельзя так откровенно смотреть на него. Не сейчас. Слишком много лишних глаз и ушей.

    Но он тоже заметил меня. Даже не поднимая головы, я почувствовала его взгляд.

    Пальцы сами собой сжали веер. К нам кто-то подходил, тётушка что-то говорила, я заученно улыбалась, но не слышала ничего, кроме стука собственного сердца.

    Пока сквозь этот шум не пробился голос графа Воронцова, тётушкиного приятеля:

    — Позвольте представить вам моего польского друга. Пан Крушинский недавно из Неаполя, как и вы, княгиня.

    Я подняла глаза.

    Прямо передо мной стоял Станислав. Теперь, когда он был так близко, я заметила, как он осунулся. Лицо выглядело измождённым, под глазами залегли тени, будто он не спал несколько ночей. Но глаза были те же. Светлые, внимательные. Они улыбались, глядя на меня. От уголков к вискам шли тонкие лучики, а взгляд был такой же проникновенный, как в моём сне.

    — Княгиня, — Станислав слегка наклонил голову. — Рад видеть вас в добром здравии.

    — Благодарю, пан Крушинский, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал вежливо, но равнодушно. — Не ожидала встретить вас здесь.

    — Судьба, — сказал он. — Иногда она преподносит сюрпризы.

    Его губы чуть дрогнули. Я поняла: это не про судьбу. Это про записку, которую я сумела ему передать. Про то, что он ждал этой встречи так же, как я.

    — Вы надолго в Петербурге? — спросила я, чувствуя, как слова застревают в горле.

    — Надеюсь, достаточно, — ответил он. — Чтобы уладить все дела.

    Он говорил формально, вежливо, как и положено малознакомому господину. Но в его голосе, в том, как он произнёс слово «уладить», мне послышалось другое. Я делаю всё, чтобы мы были вместе.

    Граф Воронцов что-то сказал, засмеялся, похлопал Станислава по плечу и направился к другим гостям. А Станислав наклонился, чтобы поцеловать мою руку.

    — После третьего танца, — шепнул еле слышно. — Оранжерея.

    Я чуть заметно пожала его пальцы. Это всё, что могла под любопытными взглядами тётки, великой княгини и ещё десятка гостей, собравшихся вокруг нас.

    Станислав поклонился и отошёл, растворяясь в толпе. Чёрный сюртук, прямая спина. Я продолжала смотреть ему вслед, пока кто-то не коснулся моего локтя.

    — Княгиня, вы позволите?

    Я повернулась к пожилому графу, который что-то спрашивал о погоде. Вежливо кивнула. Сказала, что вечер чудесен. Что я рада снова быть в Петербурге.

    Граф пустился в пространные воспоминания, заговорил о молодости, о весне, о том, как рано в этом году сошёл лёд. Я отвечала. Кивала. Улыбалась.

    А сама не могла отвести глаз от места, где скрылся Станислав.

    Первый танец. Второй...

    Я считала минуты, стараясь выглядеть спокойной. Рядом гости вели тихую беседу, в тишине между музыкальными номерами до меня долетали слова.

    — ...конечно, это большое событие для всей Европы, — говорил граф Шувалов. — Гессен-Кассельский дом — древний, уважаемый.

    — Император доволен, — добавила княгиня Мария. — Дата свадьбы уже назначена, Александра и Фридрих — прекрасная пара.

    Я замерла.

    Внутри что-то оборвалось. А потом меня охватило странное, противоречивое чувство. Одновременно и горечь, и облегчение.

    Что ж, истории суждено идти своим чередом. Я не спасительница мира и не в моей власти менять чьи-то судьбы. Себя бы спасти.

    Но может это и к лучшему.

    — Вы слышали, Мари? — спросила герцогиня, заметив, что я смотрю в их сторону.

    — Да, ваша светлость, — ответила я, заставляя себя улыбнуться. — Прекрасная новость. Я очень рада за великую княгиню и ее сиятельного жениха.
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    Слова вышли фальшивыми, но никто не заметил. Все были заняты обсуждением деталей будущего торжества. А я сидела, сжимая веер, и думала, что порой невмешательство — единственный выход.

    Александра уже больна. Она умрет при любом раскладе. Но у нее есть целый год, чтобы побыть счастливой.

    Я опустила глаза, чтобы никто не увидел в них слез.

    — Мари, ты бледна, — шепнула тетушка.

    — Устала, — ответила я. — Слишком много впечатлений.

    Тетушка кивнула, не задавая лишних вопросов.

    Наконец, объявили третий танец. Музыка заиграла, пары закружились, а я сделала вид, что поправляю кружево на рукаве.

    — Тетушка, — шепнула, наклоняясь к Елизавете Ивановне. — Мне нужно выйти.

    Она взглянула на меня с легкой тревогой.

    — Что-то не так?

    — Все хорошо, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Просто... нужно в уборную.

    Тетушка кивнула, отпуская. Я поднялась, извинилась перед соседями и направилась к выходу. Дуняша тенью последовала за мной.

    Я не торопилась. Шла, высматривая толпу, с которой можно будет смешаться. И мне повезло — в зал как раз входила группа офицеров. Дуняша замешкалась, пропуская их. А я проскользнула между молодых, улыбающихся мужчин, любезно расступившихся передо мной, нырнула за угол, прижалась к стене и замерла, боясь выдохнуть.

    Моя надсмотрщица пробежала мимо, не заметив. На секунду замерла на перекрестке коридоров, повертела головой и пошла дальше, в сторону уборных.

    Я же свернула в боковую галерею, потом еще раз. Шла, не задумываясь, доверившись памяти тела.

    В этой части дворца было тихо. Только редкие лакеи сновали с подносами мимо меня. Еще парочка поворотов, лестница — и вот уже передо мной чуть приоткрытая дверь в оранжерею.

    Я вошла.

    Внутри царил полумрак. Луна светила сквозь высокие окна, и в этом свете листья пальм отбрасывали на стены причудливые тени. Где-то капала вода. Монотонно, успокаивающе.

    Станислав стоял у окна, спиной ко мне. Услышав шаги, обернулся.

    — Я боялся, что вы не придете, — сказал едва слышно.

    — Я тоже боялась...

    Я замерла, не дойдя двух шагов. Наши взгляды пересеклись, и Станислав подался ко мне, всматриваясь так жадно, будто хотел насытиться моим видом.

    — Как вы? — спросила я севшим голосом.

    — Жив, — усмехнулся он. — А вы?

    — Тоже.

    Коротко. Без лишних слов. Мы оба знали, что эти месяцы были адом. И оба понимали, что говорить об этом не нужно.

    Он сократил расстояние между нами. Со сдержанной ревностью внезапно обнял, привлек к себе и застыл. Я чувствовала его напряженные мышцы и то, как безумно колотится сердце. И даже то, как он сглотнул, прежде чем сказать:

    — Я подал рапорт об отставке. Моя миссия закончена. Теперь мой долг — только перед вами, если вы позволите.

    Я ахнула, не скрывая своего потрясения. Он, человек, для которого Отечество было превыше всего, поставил меня выше службы.

    — Станислав...

    — Нет, дайте договорить, — перебил он. — Я не могу представить будущего, в котором вас нет со мной. Поэтому сделаю все, что в законах и вне их, чтобы мы были вместе.

    — Я тоже не могу представить будущего без вас, — призналась, глядя в его глаза.

    — И я буду ждать. Сколько понадобится.

    Он кивнул. Не улыбнулся, но его лицо стало мягче, ушли жесткие складки у рта.

    В коридоре послышались шаги.

    — Возвращайтесь, — сказал он, отпуская меня. Его руки упали вдоль тела. — Нельзя, чтобы вас хватились.

    Привстав на цыпочки, я быстро клюнула его в плотно сжатые губы. Они оказались горячими и сухими. Станислав рвано выдохнул, стиснул меня, вдавливая в свое тело, на долю мгновения углубил поцелуй и — оттолкнул с тихим, мучительным стоном.

    Я, не оглядываясь, бросилась к выходу. Но в дверях обернулась.

    Его уже не было у окна. Он исчез так же бесшумно, как появился.

    В коридоре я глубоко вдохнула, приводя растрепанные чувства в порядок, поправила складки на платье и не спеша двинулась обратно к гостиной.

    Вернувшись на свое место, я намеренно не смотрела в сторону Дуняши. Хотя и отметила, что та стоит у стены, хмуря брови.

    — Долго же ты, Мари, — проворчала тетушка, тоже косясь в ее сторону.

    — Задержалась, — ответила я и прикрыла веером торжествующую улыбку.

    Вечер продолжался. Играла музыка, один танец сменял другой, пары кружились. Я смотрела на них, но не видела. В голове продолжал звучать голос Станислава: «Я сделаю все, что в законах и вне их, чтобы мы были вместе».

    А на губах все еще чувствовался вкус поцелуя — быстрого, жадного и запретного.

    Домой мы вернулись глубокой ночью. Как только камеристка сняла с меня платье, обтерла губкой и подала рубашку, я отпустила Груню, легла в постель и долго смотрела в темноту над собой.

    Сон не шел. Раз за разом в памяти прокручивались слова Станислава. Обжигающие прикосновения его рук. Его взгляд. Его губы.

    Уснула я, только когда уже стало светать, а проснулась от настойчивого стука в дверь.

    — Княгинюшка! — услышала взволнованный голос Груни. — Тут вам письмо, говорят, больно важное, с печатью!

    — Неси, — зевнула я, садясь на кровати.

    Вместе с Груней вошел лакей. В руках он держал серебряный поднос, а на подносе белел конверт из плотной бумаги, запечатанный малиновым сургучом.

    — Откуда? — спросила я, разглядывая четкий оттиск.

    В центре — православный крест, вокруг него — веточки то ли малины, то ли ежевики. По кругу шли строгие буквы, без завитков: «Св. Пр. Синод».

    — Из Синода, ваше сиятельство, — лакей поклонился и вышел.

    Я перевернула конверт, чувствуя, как шершавый сургуч царапает пальцы. Печать хрустнула сухо, как ветка, и сердце ухнуло вниз.

    «По делу о расторжении брака княгини Марии Ивановны Барятинской с князем Михаилом Сергеевичем Барятинским...» — скупые казенные строчки запрыгали перед глазами. В висках застучало.

    Я пыталась вникнуть в написанное, но смысл ускользал, только короткие фразы как пули врезались в мозг: принято к производству... назначено слушание... публичное покаяние...

    Похоже, Мишель уже дал согласие на развод, но представил себя оскорбленным мужем, чья жена сбежала с любовником и опозорила его имя. Теперь Синод требует от меня признания вины в нарушении супружеского долга.

    — Что там, душечка?

    Голос тетушки прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула и едва не выронила бумагу. Даже не заметила, когда она успела войти.

    Я молча передала ей письмо.

    Елизавета Ивановна пробежалась по строчкам. Затем воскликнула со смесью ужаса и восторга:

    — Приняли! Машенька, счастье-то какое! Только… что значит «публичное покаяние»? Ты не должна ни в чем каяться! Это он тебе изменял!

    — Что позволено Юпитеру… — вспомнила я древнюю поговорку.

    — Это муженек твой, что ли, Юпитер? — тетушка уперла руки в бока. — Петух он гамбургский, вот он кто! Не будешь ты ни в чем каяться, нет на тебе вины. Садись сейчас же, пиши прошение на имя императора. Я подниму свои связи. Мы будем жаловаться! Искать защитников!

    Но я остановила ее, покачав головой:

    — Не надо. Если это единственный способ добиться развода — я готова покаяться в чем угодно.

    Она осеклась и глянула на меня как на душевно больную — одновременно и с болью, и с жалостью.

    — Машенька, ты в своем уме? Хоть понимаешь, какими будут последствия? Тебя могут выслать из Петербурга! Неверных жен общество не любит!

    Я улыбнулась:

    — Не страшно, тетушка, поверьте! Все что угодно, лишь бы подальше от Мишеля!

    Тетушка покачала головой, вздохнула, еще раз перечла письмо и сказала строго:

    — Вот что, есть у меня давняя приятельница, ее сестрица замужем за оберпрокурором Синода… Навещу-ка я ее и постараюсь разузнать, что там на самом деле происходит. А ты, Маша, дома посиди. Сюда обалдуи эти никого не пустят, да и некуда тебе пока ездить…

    Я не возражала.

    Мне казалось — еще чуть чуть и сердце вылетит из груди и запоет как птица. Подумаешь, написать покаянное письмо и постоять с потупленными глазами где-нибудь перед десятком старых чиновников! Выдержу! Главное, что я стану свободной от Барятинского и… возможно сумею связать свою судьбу с Мещерским!
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    Груня радовалась моему хорошему настроению — подала новенькое домашнее платье, уложила волосы в пышные косы, прикрыла их чепчиком. Дуняша с ледяным выражением на лице принесла чаю и даже присела в книксене.

    Я провела день так, как мне хотелось. Перебирала книги в маленькой домашней библиотеке тетушки, любовалась цветами в альбомах, изучала образцы вышивки в настоящих «альбомах рукоделия для молодой хозяйки». После обеда села за клавесин и отпустила тело, надеясь, что Мари сумеет что-нибудь исполнить. Как ни удивительно — сработало. Я какое-то время просто перебирала непривычно шероховатые клавиши старинного инструмента, вслушиваясь в мягкие тона шелковых струн, по которым били бархатные молоточки.

    Увы, эйфория длилась недолго.

    Ближе к вечеру вернулась встревоженная тетушка. Я вышла ее встречать и неприятно удивилась — Елизавета Ивановна осунулась и выглядела старше.

    — Машенька, ангел мой, — сказала она, отдавая лакею перчатки, бархатную сумку и вычурную шляпу. — Я поднимусь к себе, умоюсь, капли приму. А ты распорядись, чтобы чаю подали погорячее, да с ромашкой и мятой.

    Я поспешила на кухню. Конечно, не принято гостям хозяйничать в доме, но коли сама хозяйка попросила — ничего страшного. Слуги любили Елизавету Ивановну и ждали, так что самовар уже стоял на пороге, сыто побуркивая кипятком. Кухарка тотчас принялась ставить на широкий поднос «парочку» — чайник с кипятком и чайник с заваркой, молочник, розетку с медом, розетку с маслом, плетенку с теплыми еще изюмными булочками, блюдце с ломтиками холодной говядины, соленые огурчики, хлеб. Кажется, «чай» в этом доме понимали как «легкий ужин».

    Лакей отнес поднос в гостиную, расправил плед на кресле, подкинул дров, поправил экран.

    Тетушка спустилась стремительно, благоухая анисовыми каплями. Села в кресло и попросила:

    — Машенька, налей мне чаю, руки дрожат.

    Я поспешила выполнить просьбу, добавила ложечку меда, как любила Елизавета Ивановна, и уставилась на пожилую даму в ожидании.

    — Побывала я у Екатерины Саввишны, — вздохнула тетя. — Удалось поговорить с ней без прикрас. Нельзя тебе, Машенька, вину на себя брать. Никак нельзя.

    Я успела налить себе чаю, но тут же поставила чашку на стол — так задрожали руки.

    — По указу Синода тот, кто возьмет вину на себя, в новый брак вступать не имеет права, — почти прошептала Елизавета Ивановна. — Семь лет.

    Я вздрогнула. Помнила, что «просто жить вдвоем» в это время нельзя — запишут в неприличные женщины, и рухнет не только репутация самой Мари, но и ее семьи. Мещерский, конечно, мог бы презреть условности, увезти меня в глушь, но вспомним Анну Каренину. Ничем хорошим это не кончится.

    — А самое страшное, — продолжала тетушка, нагоняя почти инфернальный ужас, — три года до причастия не допустят. Три года, голубка моя.

    Тут меня слегка отпустило. В своем времени я и в церковь-то не ходила. Что мне этот запрет? Но здесь — это тоже удар по репутации, хоть не смертельный. Выдержу.

    На всякий случай я спрятала лицо в ладонях, чтобы тетушка не заметила моего облегчения. Однако оно было недолгим. Грудь сдавило от всколыхнувшейся злости.

    Мишель — настоящий мерзавец. Обтяпал все так, чтобы выставить жену изменницей, а сам наверняка женится, как только получит бумаги из Синода.

    Я подняла голову, не скрывая злых слез.

    Тетушка мрачно кивнула:

    — Екатерина Саввишна сказала, что на самом деле письмом этим тебя запугать хотят. Мишель писца подкупил. Она даже почерк узнала, пообещала через мужа на нерадивого юнца пожаловаться.

    Мне было плевать, кого подкупил Мишель. Но если бы не тетушка, я сама шагнула бы в ловушку.

    — Император о прошении твоем знает, но молчит. И до последнего не вмешается, если все пойдет так, как ему угодно.

    А ведь и то верно. Знать бы еще, что именно «ему угодно».

    В нашу единственную встречу самодержец ни разу не спросил, хочу ли я развода, хотя наверняка знал об этом. Наоборот, говорил со мной так, словно я была виноватой — я сбежала от мужа, не обратилась за помощью в посольство, путешествовала в обществе другого мужчины.

    Впрочем, чему я вообще удивляюсь? Во все времена мужская измена считалась лишь шалостью. А женская — преступлением, за которое побивали камнями.

    — Если признаешь вину — все на тебя свалят, Машенька, — продолжала тетушка, забыв про чай. — А так... пока заседания не было, заявление твое только пришло и передано обер-прокурору на расследование. Он мужчина солидный, бегать, как мальчишка, не будет, но расследование проведет. Навестит всех знакомых, сплетни и слухи соберет...

    Я сцепила руки на коленях, потому что отчаянно хотелось грохнуть кулаком по столу.

    — Тетя! — процедила я, чудом удерживая рвущиеся непотребства. — Вы сами видели: Мишель повсюду появляется с дамами, а меня называет изменницей. Но верят ему, а не мне! Как я могу доказать, что на самом деле произошло в Неаполе? Одних моих слов недостаточно!

    — Машенька, — укоризненно сказала Елизавета Ивановна, — так ведь Неаполь не пустыня, чай, и в этом городишке люди живут. Ты вот мне от Анны Гавриловны привет передавала. Она женщина почтенная, напиши ей, попроси рекомендации для Синода. Еще кого из знакомых припомни, да и напиши. Чем больше бумаг, тем больше аргументов.

    Я замерла, переваривая информацию.

    — Тетушка, да вы ангел!

    Графиня Шиловская знает всю ситуацию изнутри, она была рядом и сама помогала мне бежать. А еще Долли Фикельмон и ее супруг — они тоже были свидетелями. И все остальные, кто был на приеме. Можно узнать их имена и написать.

    Елизавета Ивановна тотчас уловила перемену моего настроения.

    — А еще можно у статс-дамы Белоглазовой рекомендации попросить, и у баронессы Менгден... — подсказала она. — Ты все же при дворе служила, там наверняка характеристики остались, и записи в камер-фурьерских журналах.

    Я воспряла духом. Даже вскочила и провальсировала несколько шагов, напевая один из мотивов, застрявших в голове с музыкального вечера.

    Остаток дня мы составляли список — кому написать, как обратиться, о чем попросить. На всякий случай нашли в тетушкином секретере потрепанный том «Письмовника», чтобы я не запуталась в позабытых «сиятельствах», «светлостях» и «высокоблагородиях».

    А утром, вооружившись пучком перьев, запасом чернил и стопкой почтовой бумаги, я села писать просьбы ко всем, кто хоть немного знал Марию Березину или княгиню Барятинскую. Могла бы остаться у себя, но писем было неприлично много, так что я обосновалась в библиотеке — мрачноватой комнате, уставленной по кругу шкафами.

    Писала несколько часов, прерываясь на короткие прогулки до окна и обратно, горячий чай и попытки отмыть испачканные чернилами пальцы.

    К вечеру в голове изрядно шумело. Я сидела, уронив руки на стол, смотрела на гору исписанной бумаги и думала, не напрасны ли эти мои труды?

    Еще день назад я строила планы, мечтала о встрече с любимым, о скромном будущем с ним где-нибудь в дальней губернии. А теперь — нижайше прошу малознакомых людей дать мне рекомендации. И ведь не ради себя. Ради близких Мари, чтобы они из-за меня не стали изгоями.

    Вечером тетушка выманила меня из библиотеки, пообещав тройную уху с пирожками. Я вышла и узнала, что за письма взялась не только я — Елизавета Ивановна тоже весь день писала своим подругам, а еще передала записочку матушке и брату с просьбой поддержать меня и попросить рекомендательных писем у кого сумеют.

    — Сашенька пообещал даже у цесаревича записку для Синода вымолить. Александр Николаевич, конечно, строг, но вдруг снизойдет? Весомый камушек на весы правосудия.

    Я только вздохнула.

    Цесаревич и так помог мне, публично осудив Мишеля и заставив его оплатить мой гардероб. На большее я не рассчитывала. Зато своими словами тетя напомнила мне еще одну возможность — написать герцогине Лейхтенбергской. Вряд ли обер-прокурор прислушается к ее мнению, а вот отец-император может смягчиться.

    И все же я немного лукавила, убеждая себя, что пекусь исключительно о репутации близких. Было еще кое-что. То, в чем я не хотела себе признаваться, — отношение Станислава. Какими глазами он будет смотреть на меня, если я повинюсь в изменах? Как представит своей семье?

    Я потрясла головой, отгоняя эту мысль. Не получит Синод моего покаяния! Буду бороться.

    После действительно изумительной ухи с пирожками-расстегаями я вернулась в библиотеку и села за новое письмо.
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    Дни до заседания Синодальной комиссии тянулись мучительно долго. Просыпаясь, я пила чай, перебирала книги в библиотеке, садилась за клавесин, пыталась гулять в крохотном садике, спрятанном в кольце стен тетушкиного дома.

    Но ничего не помогало. Мысли крутились вокруг одного и того же вопроса, застревая, как игла в заевшей пластинке. Поверят ли мне?

    Я металась по комнатам, не знала, куда себя деть. Ходила из угла в угол, падала в кресло, вскакивала, снова металась, как загнанный зверь. Даже вышивание, которое всегда успокаивало, валилось из рук — нитки путались, игла впивалась в палец, и я с досадой отбрасывала пяльцы.

    Визиты любых благородных особ, кроме членов императорской семьи, были запрещены. Тетушке пришлось отговариваться внезапным ремонтом, чтобы не принимать близких подруг. На деле же ее собственные мужики белили печи, подкрашивали рамы, натирали полы и мебель.

    Правда, кое-где все же сменили обивку, занавески и ковры, но все это делалось хитрым образом — новые предметы обстановки покупались в самую парадную гостиную, а то, что там было, переместилось частично в будуар, частично в прихожую.

    Каждый день часа в два после полудня Елизавета Ивановна уезжала с визитами и возвращалась только к ужину, с долей раздражения снимая перчатки и бросая их на столик в прихожей. Уже по этому жесту я понимала — ничего хорошего обо мне в гостиных не говорят.

    — Мишель не унимается, — призналась она однажды, тяжело опускаясь в кресло.

    — Распускает слухи, что в Неаполе у тебя были приступы безумия и слуги могут это подтвердить. Мол, весь дом видел, как ты разнесла спальню перед побегом. И бежала от законного мужа с любовником.

    В руках что-то хрустнуло. Это был веер, который я сжала так, что пластинки из слоновой кости треснули пополам. Жаль, что это не глотка Мишеля.

    — Но есть и хорошие новости, — продолжила тетушка, выдохнув и проведя рукой по лицу, будто убирая усталость. — Графиня Шиповская обещает свою поддержку. Она прислала рекомендательное письмо для тебя.

    Я выдохнула с долей облегчения — меня все же не забыли!

    — Долли Фикельмон тоже написала, — продолжила Елизавета Ивановна, — очень ласковое письмо, без оглядки на сплетни. Твои знакомые и друзья помнят тебя, Мари. Помнят и готовы подтвердить все, что случилось в Неаполе.

    Она кивнула на поднос со свежей почтой, который как раз внес лакей.

    Я разворачивала письма дрожащими пальцами. Строчки прыгали перед глазами, но я упорно перечитала каждое по два раза. Знакомые имена. Люди, которые видели меня во время покушения. Которые знали, что я не сумасшедшая.

    — А герцогиня? — спросила я, опустив взгляд.

    Тетушка протянула письмо, которое лежало не на подносе, а у нее в рукаве. Плотный конверт с гербом, запечатанный синим сургучом с тонкой полоской канители.

    — Вот. Просила лично тебе передать.

    «Мари, я всегда на твоей стороне. Мое письмо уже отправлено в Синод. М.»

    Две строчки. Ни слова больше.

    Прижав бумагу к груди, я почувствовала, как комок в горле начинает медленно таять. Еще один шаг. Еще одна защита. Мои шансы стать свободной без обвинения в измене и публичного покаяния понемногу росли.

    За день до слушания я сидела в библиотеке, перебирая бумаги — письма, копии прошений, справки, — когда в гостиной раздались голоса. Груня вбежала с округлившимися глазами:

    — Княгинюшка, там маменька ваша пожаловали!

    Княгиня Березина стояла в прихожей, снимая перчатки. Лицо ее было бледным, но глаза горели решимостью.

    — Завтра я еду с тобой, Мари, — сказала она, не здороваясь. — Не отговаривай.

    — Маменька, зачем? — спросила я, чувствуя, как к горлу подступает комок.

    Она порывисто обняла меня.

    — Затем, что одна ты туда не пойдешь. Эти чиновники... Мы с Елизаветой Ивановной уже все обсудили. Я буду в карете. Или в приемной. Но я буду рядом.

    Тетушка, стоявшая в дверях, кивнула, подтверждая и одобряя решение невестки:

    — Вместе легче, Машенька.

    Я не стала спорить. Только сжала маменькины пальцы и прошептала:

    — Спасибо.

    Утром в день заседания княгиня Березина была уже в гостиной, когда я спустилась. Одетая в строгое темное платье, с легкой вуалью на шляпе, она выглядела так, будто сама собиралась на битву.

    — Ты готова? — спросила маменька.

    — Нет, — честно ответила я.

    — Это ничего, — она сжала мою руку. — Главное — не молчи. Говори то, что знаешь. Правда на твоей стороне. И да поможет нам Бог!

    Погода была под стать моему настроению. Дождь стеной падал на мостовую, бурля и тут же сливаясь в грязные реки. Фонари чадили и медленно гасли, озаряя серые улицы тусклым желтым светом.

    Мы втроем — я, маменька и тетушка — сели в карету, зябко кутаясь в накидки из тонкого сукна, расшитые шнурами и отделанные рюшами по последней моде.

    Дуняша молча уселась рядом со мной и тут же опустила взгляд на носки своих туфель. А Груне места уже не хватило. Она осталась стоять у крыльца, шмыгая носом и провожая нас мокрым взглядом.

    Я и сама с удовольствием бы разревелась. Но маменька будто заметила что-то, погладила мою руку. Ее ладонь была сухой и горячей.

    — Держись, Мари, — шепнула она, едва экипаж тронулся с места. — Это последнее испытание.

    Я даже не пыталась улыбнуться. Просто молча кивнула.

    Здание Синода оказалось мрачной каменной громадой, придавившей меня одним своим видом. Когда карета остановилась у массивных ворот, дежурный фельдфебель крикнул:

    — Кто такие?

    — Княгиня Барятинская! — ответил кучер, и нас пропустили.

    Я вышла, чувствуя, как дрожат колени. Маменька и тетушка последовали за мной, Дуняша шла в отдалении, как неизменная тень.

    С замирающим сердцем я шагнула внутрь здания.

    Здесь, как и в Третьем Отделении, все пропиталось безликим казенным запахом, от которого у меня темнело в глазах. У входа стоял чиновник в мундире четырнадцатого класса. Увидев нас, он молча поклонился и показал следовать за ним.

    Мы шли по гулким коридорам с одинаковыми двустворчатыми дверями из темного дерева, пока он не замер у одной из них и не приоткрыл створку, сделав приглашающий жест:

    — Сюда, ваше сиятельство. Вас уже ждут. А вам, сударыни, придется остаться здесь, — добавил он, останавливая мою группу поддержки.

    Я, уже шагнувшая через порог, замерла и растерянно оглянулась. Неужели в такую минуту мне придется остаться одной?

    Вздохнув, маменька привлекла меня к себе, порывисто обняла и перекрестила:

    — Иди, Мари. Мы будем ждать здесь и молиться. Все время, пока ты там.

    Тетушка тоже меня обняла, похлопала по спине.

    — Держись, голубушка, Господь с тобой.

    Мне пришлось сжать зубы, чтобы сдержать подступившие слезы. В миг, когда я должна быть очень сильной, когда решается моя судьба, внутри что-то вдруг надломилось. И все, чего я хотела сейчас, — это закутаться в плед и расплакаться.

    Зато Дуняшу в зал пропустили без слов. Я даже не удивилась. Лишь заметила, как она протянула чиновнику ладонь, в которой лежал овальный жетон — знак агента Третьего отделения.

    Видимо, у нее приказ следовать за мной до конца. Чтобы даже здесь, принимая последний удар, я лишнего не болтала. Или чтобы она в нужный момент заставила меня замолчать.
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    В зале заседаний было холодно и серо. Высокие окна пропускали мало света — лампы в бронзовых канделябрах горели еще до полудня.

    Вдоль стен стояли стулья, обитые темным сукном, в центре — длинный стол, покрытый зеленым бархатом. За столом сидели чиновники. Все в мундирах, при орденах, с серьезными, непроницаемыми лицами. Обер-прокурор — грузный мужчина с седой бородой и напряженным, давящим взглядом — медленно перебирал бумаги, шевеля губами, будто считал про себя.

    Мишель не пришел. Вместо него кресло ответчика занимал поверенный, тощий тип в штатском сюртуке с блестящими обшлагами. Слегка рябое, с острой рыжеватой бородкой лицо делало этого человека похожим на любопытную птицу — дрозда или скворца. Он сидел на стуле полубоком, сложив руки на коленях, и делал вид, что не смотрит на меня. Но я заметила, как он покосился, услышав мои шаги, и сразу отвел глаза.

    Я поклонилась, поздоровалась с обер-прокурором, едва выдавив слова из пересохшего горла, расправила юбки и заняла указанный стул.

    Дуняша осталась стоять за спиной, но я затылком ощущала ее пристальный, предупреждающий взгляд.

    Этот взгляд не давал впасть в истерику.

    Я даже почувствовала к Дуняше некую благодарность. Собравшись с мыслями, заставила себя думать о тетушке и о маменьке, которые остались снаружи. Вспомнила, что они сейчас молятся за меня, и сама беззвучно шепнула:

    — Господи, помоги!

    Слушание началось.

    — Княгиня Барятинская, — заговорил обер-прокурор, глядя на меня сквозь стекла очков. — Дело о расторжении вашего брака рассматривается с учетом всех представленных документов.

    Перед ним на столе лежали бумаги. Он начал перебирать их, поднося к глазам и откладывая:

    — Рекомендательное письмо от графини Шиловской. Следующее — от госпожи Фикельмон. Еще одно — от статс-дамы Белоглазовой. От баронессы Менгден. От великой княгини Марии Николаевны. От цесаревича Александра Николаевича.

    Перечисляя, он кидал на меня короткие взгляды. Я сидела неподвижно, сцепив пальцы так, что побелели костяшки. Каждое имя отзывалось в груди теплом. Каждая бумага ложилась на чашу весов, перевешивая ложь Мишеля.

    Наконец обер-прокурор отложил документы и поднял голову:

    — Скажите, княгиня, правда ли, что вы бежали от мужа?

    — Правда, — голос прозвучал слишком звонко, взволнованно.

    — Правда ли, что на вас покушались?

    Я сделала паузу, чтобы взять себя в руки. Чиновники замерли вместе со мной.

    — Правда.

    На этот раз мой тон был холодным и четким, без лишних эмоций.

    — И вы согласны подтвердить это на Библии?

    — Да, — ответила я, глядя в глаза обер-прокурору. — Господь знает, я спасала свою жизнь. У вас на столе лежат бумаги, в которых все подробно описано.

    Поверенный Мишеля заерзал на стуле, открыл рот, но обер-прокурор поднял руку, не глядя на него.

    — Мы изучили все материалы, княгиня. Синодальная комиссия удаляется на совещание, — объявил он.

    Чиновники поднялись, зашуршали бумагами, заскрипели стульями. Дверь за ними закрылась, и в зале повисла тишина — густая и плотная, как кисель.

    Я тайком выдохнула и на секунду прикрыла глаза.

    Оставшиеся в зале мужчины — секретари, семинаристы, мелкие чиновники — смотрели на меня по-разному. Одни — с откровенным любопытством, другие — с осуждением, а кто-то и с разочарованием. Судя по этим взглядам, они ожидали увидеть на месте ответчицы роковую красавицу в окружении воздыхателей или падшую женщину со следами безумия на лице. А пришла бледная моль в скромном темном платье. С глухим воротником, гладко зачесанными волосами и в шляпе с вуалью, я выглядела безлико — одна из сотен просительниц в любом государственном учреждении.

    Время шло. Пять минут. Десять. Час...

    Но ничего не менялось.

    Я смотрела в окно, где ливень перешел в противный моросящий дождь, на стрелки часов, словно застывшие в одной позе, на постные лица чиновников... И мне казалось, что я здесь торчу уже целую вечность.

    Где они? Что обсуждают? Как решат мою судьбу?

    В конце концов один из секретарей заметил, что я тру замерзшие пальцы, и предложил мне чаю. Прыщавый семинарист принес слабенький настой с двумя кусочками пиленого сахара, и я благодарно обхватила ладонями жестяную кружку.

    В памяти всплыл Станислав — его пальцы были такими же горячими, как эта кружка, когда сжимали мою руку в оранжерее. Вспомнился лунный свет сквозь высокие окна и голос — тихий, но твердый: «Я сделаю все, что в законах и вне их».

    Он не стал бы разбрасываться словами, не такой человек. Я поймала себя на том, что сейчас, в эту минуту, безоглядно верю ему, хоть и не знаю, как далеко простираются его возможности.

    Дверь открылась, заставляя меня вздрогнуть и вскинуть голову.

    Чиновники вернулись. Я замерла, боясь выдохнуть. Обер-прокурор сел, поправил очки, взял в руки лист гербовой бумаги, откашлялся и зачитал:

    — Синодальная комиссия в составе... — тут он долго и монотонно начал перечислять имена, фамилии и звания, так что я с трудом вытерпела, — постановила!

    Горло сжалось. Сердце бухнуло в ребра, отдалось в висках тревожным набатом.

    — Брак княгини Марии Ивановны Барятинской с князем Михаилом Викторовичем Барятинским считать расторгнутым, не препятствуя обоим вступать в новый союз. Признания вины от истицы не требуется.

    Облегчение пробежало по телу морозной волной, превращая все мышцы в кисель. Я обмякла на стуле: свобода!

    — Княгиня лишается титула, — продолжил чиновник, не поднимая глаз, — но сохраняет дворянство по рождению. Права на имущество мужа утрачены.

    Я уже плохо понимала слова. В ушах звенело, перед глазами поплыли круги. Мозг цеплялся за единственное, что имело значение: свобода! Свобода!

    Кажется, я даже всхлипнула. Но тут же опомнилась и закрыла рот платком. Выпрямилась, боясь отвести взгляд от бумаг в руках обер-прокурора. Боясь, что если немного расслаблюсь, то разревусь.

    — Документы будут оформлены в течение недели, однако решение комиссии вступает в силу уже сейчас, — добавил обер-прокурор, закрывая папку. — Заявительница, представитель ответчика, можете быть свободны.

    Я поднялась, опираясь на спинку стула. Ноги дрожали, но я заставила себя поклониться чиновникам, затем двинулась к выходу, где уже маячили фигуры тетушки и маменьки.

    Краем глаза отметила Дуняшу, стоящую у стены. Она шагнула в мою сторону с совершенно безразличным выражением на лице. Просто женщина, проходящая мимо. А когда мы поравнялись, я услышала быстрый шепот:

    — Известный господин желает вам скромного счастья вдалеке от светской суеты.

    Глупое сердце мгновенно подпрыгнуло — Станислав! — но тут же упало.

    Нет. Не Станислав. Он не стал бы называть себя «известным господином». И не стал бы передавать послания через Дуняшу.

    Это Бенкендорф.

    Скромное счастье. Вдалеке от столицы. Подальше от глаз.

    Я обернулась, с запозданием осознавая смысл этих слов, но платье горничной уже растворилось в толпе.

    — Что ж, — прошептала я в пустоту. — Я и сама не хочу здесь оставаться.
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    В коридоре я буквально упала в объятия родственниц. Позволив себе секундную слабость, прикрыла глаза и замерла, ощущая их теплые руки.

    — Мари, — маменька погладила меня по щеке, — все позади. Ты справилась.

    — Справилась? — хмыкнула я, отстраняясь. — Вы разве не слышали? Меня лишили титула и права на имущество мужа. Значит, на возвращение приданого можно не рассчитывать?

    Березина вздохнула:

    — Господь с ним, с этим приданым. Чай, мы не нищие, придумаем что-нибудь. А Мишель пусть подавится каждым твоим рублем.

    — Верно, Машенька, — присоединилась к ней Елизавета Ивановна. — Не бери грех на душу, будь довольна тем, что имеешь. Жива, здорова, свободна.

    Мои глаза округлились. Я не могла поверить ушам.

    — Тетушка, и вы туда же? Я, конечно, довольна, что с меня сняли обвинения в измене и не наложили семилетнюю епитимию. Но Мишель, получается, тоже оправдан и не получит никакого наказания? Где справедливость?

    — Среди людей нет справедливости, не ищи. Оставь ее Господу. Он все по местам расставит.

    Я только головой покачала.

    Вряд ли Господу есть дело до наших мелких дрязг. А вот то, что этот мир для мужчин и мужчины сделали его весьма удобным для себя, — я даже не сомневалась. И мне действительно повезло выйти из брака с Барятинским, всего лишь потеряв приданое.

    Ладно, черт с ним, с этим приданым. Главное, я свободна.

    — И вообще, — пробурчала я вслух, успокаивая себя, — от моего приданого давно ничего не осталось. Все ушло на изумруды для...

    Тут я прикусила язык и воровато огляделась. Как бы кто не услышал.

    Нас никто не задерживал. Мы вернулись в карету, где стало свободнее, так как Дуняша не последовала за нами. Похоже, ее обязанности при мне были закончены. Но последние слова «служанки» продолжали звучать в моей голове тревожным звоночком, напоминая, что так или иначе, а за мной всегда будут следить.

    — Одно жаль, — вздохнула маменька с легкой досадой, — ты больше не княгиня. Просто Мария Березина.

    — Просто Мария, — кивнула я и рассмеялась.

    Смех был фальшивым, но этого, кажется, никто не заметил.

    — Куда теперь? — спросила тетушка.

    — Домой, — ответила я. — К чаю.

    Маменька усмехнулась, тетушка пробурчала что-то, что пора бы уже об ужине думать, а не чаи распивать. А я смотрела в окно на проплывающие мимо серые дома, на мокрые мостовые, на редких прохожих, кутающихся в воротники. И чувствовала, как последнее напряжение тает.

    Следующие дни до получения документов я провела в доме тетушки безвылазно, как и раньше. Писала благодарственные письма тем, кто мне помог, уведомляла о том, что я отныне не княгиня Барятинская, а снова Мари Березина.

    В один из вечеров, когда я сидела, вытирая чернила с пальцев, в дверь кто-то тихо поскребся. Это могла быть только Груня.

    — Входи.

    Груня протиснулась в комнату, держа в руках сверток, перевязанный бечевкой. Лицо у нее было растерянное, будто она сама не знала, радоваться или бояться.

    — Вам передали, княгинюшка... то есть барышня... — она смутилась, запнулась, поправилась. — Вам передали, барышня. Посыльный сказал: для госпожи Березиной.

    — А не сказал, от кого?

    — Нет, барышня.

    Она протянула сверток и замерла, не зная, то ли уходить, то ли оставаться.

    — Спасибо, Груня. Можешь идти.

    Когда дверь закрылась, я настороженно повертела сверток в руках. Увесистый, еще и внутри что-то стучится о дерево.

    Бечевка поддалась легко, я развязала узел, развернула плотную бумагу и... замерла.

    У меня на коленях лежал портрет «Девушки с цветами в волосах». Точь-в-точь как тот, с которого все началось и который висел в спальне в Неаполе. Только маленький, в простой деревянной рамке. И взгляд... взгляд девушки был другим.

    Я не могла понять, что именно изменилось. Та же девушка — пшеничные волосы, черные брови, тонкая шея. Те же черты. Но казалось, что это другая Мария.

    Нахмурившись, я вгляделась внимательнее, стараясь поймать неуловимое различие. И вдруг поняла.

    Это не Мари. Это я.

    Художник не просто воссоздал по памяти старый портрет, он рисовал меня! Ту Мари, которой я стала, пройдя весь этот путь от Неаполя до Петербурга.

    Боясь ошибиться, я перевернула портрет. С обратной стороны, подтверждая мою догадку, чернели строчки, выведенные знакомой твердой рукой: «1843. Петербург».

    Не ошиблась!

    А еще в свертке была шкатулка. Та самая, что осталась стоять на туалетном столике, когда я впопыхах бежала от мужа.

    А еще в свертке была шкатулка. Та самая, что осталась стоять на туалетном столике, когда я впопыхах бежала от мужа.

    В тот вечер я думала лишь о том, как спастись от Мишеля. Потому и бросила все, даже драгоценности. К тому же мне пришлось устроить разгром в спальне, но времени не было, я жутко боялась, что Мишель очнется и потребует «продолжения банкета».

    Сейчас, глядя на шкатулку, я вспомнила, как смахнула все с туалетного столика — и баночки с притираниями, и флаконы с духами, и даже ее. Вспомнила, как она упала, раскрывшись, и все содержимое, позвякивая и блестя, рассыпалось по ковру.

    Дрожащей рукой я откинула крышку.

    Внутри, на потертом бархате, лежали знакомые украшения. И тот самый набор аквамаринов, которые Мари привезла в дом мужа в качестве приданого.

    Не веря своим глазам, я просто несколько минут сидела, не двигаясь, и смотрела, как свет играет в идеальных гранях кристаллов. Мысли путались, наскaкивая друг на друга. Как? Откуда? У Барятинского внезапно проснулась совесть? Нет, невозможно, он давно ее потерял. Но как еще объяснить это чудо?

    Ответ нашелся на дне шкатулки. Небольшая записка, сложенная в несколько раз, без конверта. Я развернула ее, почти не дыша.

    «Это все, что пока удалось выкупить у князя. Но я не оставляю надежды. М.»

    Коротко. Ни одного лишнего слова — в этом весь Станислав. Но я поднесла бумагу к губам и замерла, чувствуя, как ускоряется пульс.
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    За спиной прозвучало вежливое покашливание.

    Я обернулась. В дверях, придерживая рукой косяк, стояла тетушка. Она смотрела не на меня — на портрет, который я поставила на стол.

    — Машенька... — ее голос дрогнул. — Что это?

    Она подошла ближе, взяла портрет в руки, поднесла к свету. Я молча смотрела, как она разглядывает его — то хмурясь, то с изумлением вскидывая брови.

    — Господи, — восхищенно прошептала Елизавета Ивановна. — Какое сходство... Глаза как живые, волосы — словно сейчас шевельнутся. Это же ты, Машенька?

    — Я, — подтвердила я, улыбаясь.

    — Такой талант, такое мастерство... Я давно не видела ничего подобного. Смотришь — а лицо на нем будто дышит. Только... тут ты такая взрослая, строгая. А раньше все ресницы опускала, смущалась, — она подняла взгляд на меня. — Кто писал?

    Выдержав паузу, я сказала:

    — Вы его знаете, тетушка. Это господин Мещерский.

    Она замерла с округлившимся в удивлении ртом. И я увидела, как в ее расширившихся глазах медленно переворачивается, складывается и обретает форму внезапное понимание.

    — Мещерский, — повторила она недоверчиво.

    Я молча кивнула.

    Она, помолчав, добавила шепотом:

    — Тот самый?

    Я снова кивнула.

    Охнув, тетушка тяжело осела в кресло. Портрет оказался у нее на коленях. Она снова уставилась на него, провела пальцем по рамке — осторожно, точно боясь испортить.

    Я протянула ей шкатулку, которую все еще держала в руках.

    — Смотрите, тетушка. Он смог выкупить у Мишеля мои аквамарины, те самые, которые папенька мне в приданое приказал отдать. Не представляю, как это ему удалось.

    Елизавета Ивановна всхлипнула. Причем так громко, что я от неожиданности вздрогнула и чуть не выронила шкатулку. Тетушка прижала платок к губам, по ее щеке покатилась слеза.

    — Подлец! Ах, каков подлец твой Мишель! — выдала она дрогнувшим голосом, в котором смешались и гнев, и возмущение, и непонятное мне чувство вины. — Узнал, значит, что мы с твоей маменькой подали жалобу, чтобы через суд тебе фамильные драгоценности вернуть. Решил продать, пока постановление не вышло.

    — Значит, Станислав зря потратился? — я почти с отвращением взглянула на камни. На это свидетельство, что Барятинский до сих пор портит мне жизнь. — Мишель бы все равно их вернул?

    — Станислав? — тетушка бросила на меня проницательный взгляд.

    На ее лице мелькнуло удивление, переросшее в понимание и какую-то странную, фатальную обреченность. Казалось, ей только что вынесли приговор и теперь ведут на расстрел.

    Не понимая, что с ней происходит, я уже открыла рот, чтобы спросить, не болит ли у нее чего, как она вдруг снова всхлипнула и вслед за тем залилась слезами, плача навзрыд и сморкаясь в платок.

    Я оторопела, застыла со шкатулкой в руках, не зная, что делать. То ли служанок с сердечными каплями звать, то ли бежать за доктором.

    — Ах, душенька моя, — с трудом разобрала я сквозь рыдания. — Как же я перед тобой виновата! Это я мать твою уговорила за Барятинского тебя замуж отдать. Сомневалась Мария Федоровна, не нравилась ей его репутация. Поговаривали, он игрок и кутила. Но я настояла. И богатый, и роду знатного, а что кутила, так кто не кутил в молодости? Мой вон тоже, за юбками волочился, но как поженились — все, забыл про актрисок своих. Я думала, и у вас с Мишелем так будет. А оно вон как вышло. Прости ты меня, дуру грешную!

    И всего-то? Господи, а я чего только уже не надумала!

    Мне захотелось рассмеяться от облегчения. Но тетушка рыдала взахлеб, и было видно, что она очень серьезно воспринимает все, что случилось.

    И это ей еще никто не сказал, что ее племянница в действительности умерла. Что брак, на который они возлагали надежды, стал ее могилой.

    Прежняя я, та, какой была в прошлой жизни, не удержалась бы и раскрыла всю правду. Чтобы эта женщина знала — ее чувство вины оправдано, она своими руками отправила племянницу в ад под названием «семейная жизнь». Так пусть же теперь страдает до конца своих дней!

    Но новая я — та, в которой смешались и чувства Мари, и мои собственные — была выше мелочной мести.

    Искренняя любовь и признательность к Елизавете Ивановне заставили меня тихо отставить шкатулку и опуститься на колени перед креслом. Я взяла ее руки в свои.

    — Нет тут вашей вины, тетушка, — заверила я, целуя теплые, мягкие пальцы. — И маменьку я ни в чем не виню. Я сама, добровольно, пошла за Мишеля. И сама виновата, что не вышло из меня покорной жены, как он ожидал. Не смогла я его полюбить. Другой в сердце.

    — Мещерский твой? — судорожно вздохнула она, промокая слезы платочком.

    — Он, тетушка.

    От признания в груди стало тепло. А еще появилась особая легкость, словно та часть Мари, которая еще оставалась во мне, сбросила тяжелую ношу.

    Тетушка перестала рыдать, хотя еще всхлипывала, совершенно не стесняясь проявления чувств. Высморкавшись, она долго и тяжело смотрела на меня, обдумывая все, что услышала. Взвешивала, измеряла.

    Наконец решительно кивнула.

    — Тогда пусть приходит. Посмотрю, так ли серьезны его намерения, как твои чувства.

    Я не сдержалась. Бросилась ей на шею, обняла и прижалась к мягкому, пахнущему духами плечу, на мгновение становясь той девчонкой, какой была в свои двадцать лет.

    — Спасибо, тетушка, — прошептала в кружево ее воротника.

    — Полно, Машенька. Полно, — вздохнула Елизавета Ивановна, дрожащей рукой провела по моей голове.

    Оставшись одна, я сразу же села за стол. Обмакнула перо в чернила и замерла, раздумывая, что написать.

    «Милостивый государь» — слишком холодно. «Дорогой Станислав» — слишком смело для женщины, которая только вчера была замужем за другим.

    Я зачеркнула первый лист, смяла, отбросила в сторону. Второй пошел туда же — слова выходили казенными, будто я писала прошение государю, а не мужчине, с которым собиралась связать свою жизнь.

    Третий лист был отодвинут так же, как первые два, и я взялась за четвертый, решив зайти с другой стороны.

    Все равно ведь не знаю, где Станислав остановился в Петербурге. Не знаю, есть ли у него свой угол или он снимает комнату где-то на окраине. Не знаю даже, остался ли он в городе или уехал, получив отставку.

    Значит, снова придется передавать письмо через брата. Он все это время был нашим связным.

    «Дорогой Саша...» — вывела я твердым почерком, уже не сомневаясь.

    Писала быстро, почти без помарок. О синодском решении — коротко, о том, что жива и здорова. И в самом конце, почти небрежно, будто между делом:

    «Передай, пожалуйста, господину Мещерскому, что я буду рада видеть его у тетушки в ближайший приемный день».

    Потом достала маленький конверт без вензелей и гербов, подписала: «Станиславу Мещерскому». Внутрь вложила небольшую записку: «Я получила вашу посылку. Спасибо. Моя тетушка Елизавета Ивановна хочет с вами познакомиться. Ждем вас в четверг, после обеда».

    Перечитала.

    Сухо получилось, даже слишком. Но иначе — нельзя. Слишком много чужих глаз, слишком много опасностей. Письмо могут перехватить, прочитать, использовать против меня. Или против него.

    Вложила записку в письмо брату, чтобы не светить имя получателя, и все запечатала.

    Позвала Груню и протянула ей конверт:

    — Это нужно передать князю Березину. Лично в руки. Не слуге, не через лакея. Самому.

    — А где его искать, барышня?

    Я на секунду задумалась.

    — У цесаревича. В Зимнем. Дежурит, наверное, или при свите. Постой у входа, спроси. Скажи, что от сестры.

    — А если не пустят?

    — Пустят, — сказала я с уверенностью, которой, однако, не ощущала. — Скажи, что дело семейное, важное. Но если не выйдет, принесешь письмо обратно. В чужие руки никому не давай, поняла?

    Груня кивнула, пряча конверт за пазуху.

    — Поняла, барышня… как же тут не понять.

    Дверь закрылась. Шаги затихли.

    Я осталась одна.

    Сидела, глядя на собственный портрет, на мерцающие в свете свечей аквамарин. И внутри поднималась волна предвкушения.

    Теперь, свободная от всех обязательств и уз, я тихо грезила о спокойном семейном счастье с любимым мужчиной. Тем самом счастье, которое в прошлой жизни оказалось мне недоступно.

    — Приходи, — прошептала я в пустоту. — Пожалуйста, приходи.
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    Груня вернулась через пару часов с запиской от брата, в которой он коротко поздравил с разводом. О Мещерском там не было ни слова, однако сквозь скупые строчки я прочитала, что моя просьба будет исполнена.

    А три дня спустя явился переписчик с бумагами. Вручил мне папку с печатью Синода, получил три рубля за хлопоты и ушел. Я покрутила папку в руках, удивляясь ее толщине. Потом все же вскрыла.

    Папка оказалась набита листами мелко исписанной бумаги. Решение синодальной комиссии, оформленное по всем правилам с перечислением всех регалий участников, личные печати и подписи, плюс резолюция государя занимают изрядную стопку листов.

    Я взяла сопроводительный лист, пробежалась глазами и вскрикнула от изумления:

    — Тетушка! Мишеля обязали вернуть приданое деньгами!

    — Не может быть, Машенька! Дай-ка взглянуть!

    Елизавета Ивановна заглянула в бумаги и от избытка чувств приложила к глазам платочек:

    — Есть Бог на небе!

    — Но как же, тетушка? — я растерялась. — Синод же постановил, что я не имею прав на имущество мужа. Откуда тогда?..

    Елизавета Ивановна промокнула глаза, улыбнулась загадочно и понизила голос:

    — Есть законы писаные, Машенька, а есть неписаные. Я же говорила вчера, что мы с твоей маменькой жалобу подали, вот император и издал Высочайшее повеление о пересмотре дела. Но без помощи свыше ничего бы не вышло.

    — Какой помощи?

    — Цесаревич слово замолвил перед отцом. И великая княгиня Мария Николаевна тоже не осталась в стороне. Государь, узнав, как Мишель с тобой в Летнем саду обошелся... — она оглянулась на дверь и добавила совсем тихо: — говорят, его величество был весьма недоволен. Вот и направил обер-прокурору требование пересмотреть дело.

    — То есть император... приказал?

    — Не приказал, — тетушка покачала головой. — Всего лишь намекнул, каким должно быть решение Синода. Ну а там люди сидят неглупые. Поняли, куда ветер дует.

    Я не могла поверить своим глазам. Пятнадцать тысяч золотом Мишель должен был вернуть сразу, а еще тридцать — в течение ближайшего года, как возмещение за ту часть приданого, что осталась у него или была «использована по назначению по хозяйственной части».

    — Это тебе компенсация за то, что ты привезла в своих сундуках. И постельное белье, и свадебные подарки, а еще в доме его тут, в Петербурге, должен быть твой клавесин, — перечисляла она, загибая пальцы, — и мебель, и даже неплохая библиотека. Хорошо бы эти вещички забрать, вот только...

    — Тетушка, — перебила я, нахмурившись, — мне не жалко белья и посуды, но у Мишеля остался мой портрет. Тот, который написал Станислав еще до той злополучной дуэли. Как мне его вернуть? Не хочу, чтобы Мишель развлекался, расстреливая мое изображение!

    — Не отдаст, раз ему присудили компенсировать все деньгами, — вздохнула Елизавета Ивановна. — Однако не будем загадывать. Против воли государя он пойти побоится, а если начнет распродавать твои вещи, то мы их выкупим.

    — Как Станислав выкупил аквамарин?

    — Именно!

    Я только головой покачала.

    — А если не захочет продавать?

    — А куда он денется? Мы тут с твоей маменькой кое-что разузнали. В долгах он весь, имение заложено, крепостных направо и налево десятками продает. Хотел занять у дяди, да говорят, старик был в ярости, денег не дал.

    Я задумчиво потерла руки:

    — Значит, чтобы выплатить мне компенсацию, ему нужны деньги... Тетушка, вы просто гений! Нужно отправить в дом Мишеля человека порасторопнее да похитрее. Пусть подскажет управляющему, какие вещи из комнат прежней княгини лучше продать. А потом мы все выкупим через третьи руки. Так я и деньги, и вещи верну.

    — Думаю, это будет лучшим выходом, Машенька! — обрадовалась моей сообразительности Елизавета Ивановна. — Напиши подробный список того, что тебе нужно, а я попробую все устроить.

    Я понимала, что дело это не быстрое, но портрет... портрет хотела вернуть. Остальное написала просто для отвода глаз — туалетный столик, столик для рукоделия, шкатулку для писем и прочее, что удалось вспомнить.

    Отдала список тетушке и забыла о нем, потому что не успела чернила на пальцах отмыть, как примчался посыльный от великой княгини с просьбой принять ее на следующий день.

    Елизавета Ивановна тут же вспорхнула с кресла и помчалась наводить в доме идеальный порядок. Я же трусливо спряталась в своей спальне, потому что такого бедлама в своей жизни еще не встречала.

    Служанки рьяно взялись за уборку: выбивали стулья и диваны, чистили и хлопали шторы и занавески, чистили манкой ковры и натирали воском перила — в общем, за сутки лестница, прихожая и гостиная пережили маленькую бурю, чтобы идеально блестеть к визиту Марии Николаевны.

    Для меня снова пригласили **куафера** и приказали надеть самое лучшее «домашнее» платье, уместное для приема гостей в дневные часы.

    Великая княгиня была, как всегда, энергична и эмоциональна. Она обняла меня, потом уселась в кресло, приняла из рук тетушки чашку чая и болтала о пустяках примерно полчаса.

    Только услышав шум под окнами, я поняла, зачем все это было нужно. Карета великой княгини у нашего подъезда! Завидев ее, все проезжающие аристократы поймут: ремонт закончен, неприятности завершены, можно наносить визиты.

    К тому же сегодня у тетушки был «приемный» день.

    Шум от приехавших карет сменился шелестом юбок на лестнице, и через несколько минут гостиная наполнилась людьми.

    Я словно оказалась внутри исторического фильма! Дамы в длинных закрытых платьях, вычурных шляпках и тонких перчатках, кавалеры в мундирах или сюртуках. Светская болтовня ни о чем, легкий звон фарфора, деликатные поздравления с возвращением в Россию — они все вели себя так, будто я только что появилась. Будто до этого вечера меня здесь просто не было!

    Впрочем, я не возражала. Сдержанно улыбалась, помогала тетушке наливать чай, вела приличные разговоры о погоде, природе, отъезде в поместья и хлопотах о должностях. За всем этим я и не заметила, как передо мной очутился Мещерский.

    Он стукнул каблуками, приложился к ручкам Марии Николаевны и тетушки и... снова представился:

    — Капитан Мещерский.

    Тетушка, которая уже знала его как пана Крушинского, вздрогнула и бросила на меня быстрый, вопросительный взгляд. Я чуть заметно кивнула.

    Мария Николаевна пристально посмотрела на Станислава. В ее глазах мелькнуло узнавание. Но не человека, которого она видела впервые, а имени, которое было ей знакомо, вероятно, со слов прежней Мари.

    — Мещерский? — переспросила она. — Тот самый, что... — она не закончила, перевела взгляд на меня, потом снова на него. — Пан Крушинский, стало быть...

    — Был вынужден скрывать свое имя, ваше высочество, — спокойно ответил Станислав. — По обстоятельствам, от меня не зависящим.

    Великая княгиня медленно кивнула. В ее взгляде читалось понимание и, кажется, одобрение.

    — Рада знакомству, капитан. И что же заставило вас снять маску?

    — Больше нет нужды скрываться, ваше высочество, — он понизил голос. — Моя миссия окончена. Со следующей недели я в отставке.

    — Полагаю, для столь внезапной отставки есть причина?

    — Небольшое наследство, ваше высочество.

    Я смотрела на них во все глаза и боялась открыть рот. Мария Николаевна не стала задавать лишних вопросов — лишь величественно кивнула, отпуская Станислава.

    Он подошел ко мне. Наши взгляды встретились на миг — и он первым опустил глаза, пряча то, что в них вспыхнуло.

    — Мария Ивановна, я рад нашей встрече, — сказал, наклоняясь к моей руке.

    Губы коснулись перчатки там, где под тканью бился пульс на запястье. Я на миг перестала дышать.

    — Я... тоже рада, — прошептала, боясь, что если скажу это громче, то голос выдаст эмоции.

    — Вы решили остановиться у тетушки? — спросил он очень тихо.

    — Пока — да, — ответила я, понимая, что в материнский дом пока лучше не возвращаться.

    Там часто бывают братья и сестра Ольга с мужем и детьми. Чем дальше я от них — тем приличнее и безопаснее для всех!

    — Позвольте мне бывать у вас... в приемные дни?

    Я выдержала паузу, чтобы вернуть себе самообладание. И на этот раз мой тон был ровным и любезным ровно настолько, насколько позволяли приличия:

    — Разумеется.

    Помолчала и добавила тише:

    — Моя тетушка хочет с вами познакомиться поближе. Не столь... официально. Вы позволите пригласить вас на чай через три дня?

    Он чуть улыбнулся краешком рта:

    — Для меня будет честью чаепитие в компании ваших близких.

    Затем отпустил мои пальцы — медленно, нехотя. Сказал одними глазами, что ждет нашей встречи, и отошел, растворяясь в толпе гостей.

    Я тоже заставила себя отвернуться под градом любопытных взглядов. Протянула руку для поцелуя и улыбнулась следующему гостю.
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    Кто это был? Кажется, дальний родственник тетушки по мужу.

    Я кивнула на его приветствие, позволила чмокнуть воздух над моей рукой и тотчас потеряла его из виду в толпе. Потому что принялась высматривать Станислава.

    Гостиная гудела, как растревоженный улей. Слева графиня Шереметева, периодически поднося к глазам лорнет, рассматривала молодых мужчин, стоящих у окна, и одновременно рассказывала княгине Долгоруковой о новой болезни своей болонки. Справа старый граф Шереметьев, багровея и наступая на собеседника, как матадор на быка, доказывал, что паровоз — это «чертово колесо», которое ровно через год сгинет с лица земли. Молодой барон Васильев, щеголяя модным галстуком и наглой усмешкой, ссылался на успехи бельгийских железных дорог.

    Между тем внесли самовар, сервиз, молниеносно накрыли буфет. Тетушка сама разлила напиток по чашкам, раздавая их «по чину». Слуги скользили по залу с подносами, заставленными бокалами вина, голоса становились громче, смех — ярче, вот уже открыли ломберный стол — вечер набирал обороты. Но кто бы ко мне ни подходил, с кем бы ни приходилось говорить, краешком глаза я все время осторожно следила, где Мещерский стоит, с кем любезничает.

    И очень быстро поняла, что весть об отставке и наследстве уже разнеслась по гостиной со скоростью верхового пожара.

    Маменьки наточили коготки и мурлыкающими голосами выспрашивали Станислава о его семье, наследстве и перспективах. Редкие девицы брачного возраста, задержавшиеся на лето в столице, старательно улыбались, потупив глазки, и болтали по-французски — ведь именно французский во все времена считался языком любви.

    Руки сами собой сжались в кулаки, но сделать я ничего не могла. Слишком много чужих глаз и ушей. Казалось, все эти люди пришли сюда только ради того, чтобы увидеть, как я сделаю нечто из ряда вон выходящее.

    Особенно Мэри.

    Великая княгиня беседовала с тетушкой, однако время от времени я чувствовала ее взгляд. Короткий, оценивающий — и неожиданно теплый.

    — Мари, ты бледна, — сказала Мария Николаевна, обрывая разговор с Елизаветой Ивановной и поворачиваясь ко мне.

    Ее голос прозвучал громче, чем требовали приличия — для всех, кто хотел слышать.

    — Всего лишь усталость, ваше высочество, — ответила я, склонив голову.

    — Проводи меня в будуар, что-то я притомилась от шума, — она говорила так, будто речь шла о пустяке, но тон не допускал возражений. — Хочу отдохнуть в тишине.

    — С удовольствием, ваше высочество.

    Она взяла меня под руку. Краем глаза я заметила, как тетушка одобрительно кивнула, и мы с великой княгиней вышли из гостиной.

    В будуаре пахло сухоцветами. Мария Николаевна опустилась в кресло у окна, жестом приглашая меня сесть напротив.

    — Мари, — начала она без обиняков, — я помню ту историю с дуэлью между Барятинским и Мещерским. И все понимаю.

    Она выдержала паузу, давая мне время осознать услышанное.

    — Но смею тебе напомнить… Общество не простит, если ты начнешь раздавать авансы, едва получив развод. Смирись. Некоторое время придется быть весьма сдержанной на публике.

    Внутри все сжалось. Я уже открыла рот, чтобы возразить, но княгиня смотрела так строго, что возражения застряли в горле.

    — Как долго? — спросила я.

    — Пока Барятинский не появится в обществе с новой дамой или даже с невестой, — она пожала плечами. — Вот тогда сделаешь скорбное лицо и объявишь, что не можешь жить без мужчины. А пока… наслаждайся тем, что никто не прихлебывает шумно кофе и не ест яйца всмятку на завтрак, когда у тебя мигрень.

    Я моргнула.

    Она усмехнулась, становясь поразительно похожей на отца.

    — Ты думала, я скажу: годы, Мари, годы епитимьи? — в ее голосе зазвучали снисходительные нотки. — Нет, голубушка. Это не монастырь. Это свет. Здесь все решается быстрее. И циничнее.

    Я выдохнула. Медленно, стараясь, чтобы она не заметила, как дрожат мои пальцы.

    Месяцы. Всего лишь месяцы. Я смогу. Я уже столько смогла.

    — Спасибо, что предупредили, ваше высочество, — сказала я, подаваясь вперед и сжимая ее руки. — Я сделаю все, как вы сказали.

    Она кивнула, вставая.

    — Вернемся. Не будем создавать почву для сплетен.

    В гостиной нас встретил ровный, почтительный гул. Великая княгиня громко, на весь зал, сообщила, что устала, и хочет уехать, но должна непременно отметить искусство тетушкиного повара, создавшего к чаю восхитительные десерты. Я шла рядом, улыбалась, кивала, а сама чувствовала на себе десятки взглядов. Любопытных, оценивающих, завистливых.

    Мария Николаевна остановилась у дверей, обернулась ко мне, взяла за подбородок и поцеловала в щеку.

    — Береги себя, Мари, — сказала она негромко, но так, что услышали все.

    Тон гостиной изменился. Кто-то выдохнул, кто-то зашевелился, зашуршал юбками. Это было публичное одобрение. Знак: пусть барышня Березина уже не княгиня, но уже и не изгой. Не пария. У нее есть защита.

    Я стояла у окна, провожая взглядом кареты, увозившие последних гостей. За стеклом серебрился майский вечер, фонари еще не зажгли, и подъезд к тетушкиной усадьбе казался плоским, нарисованным на картоне.

    — Ну что, Машенька, — голос тетушки прозвучал у самого уха, — Станислав твой серьезный мужчина, с таким хоть на край, хоть за край. А ты сама как, выдюжишь? Вон сколько юбок вокруг него сегодня вилось.

    — Выдюжу, — ответила я, не оборачиваясь.

    Я смотрела на улицу, но видела не ее. Я видела Станислава, чей взгляд чувствовала на протяжении всего вечера. А еще видела себя — через полгода или год — свободную и не обязанную никому, кроме себя и человека, которого выбрало мое сердце.

    — Тетушка, — сказала, отходя от окна, — а что у нас на ужин? За чаем я не смогла проглотить ни кусочка.

    Она рассмеялась — неожиданно звонко, как молодая. И я вдруг поняла, что давно не слышала этого смеха.

    — Ботвинья, Машенька, и расстегаи с визигой. Ты же любишь.

    — Люблю, — улыбнулась я.

    ...Месяц пролетел как один долгий, тягучий день.

    Я пила утренний чай, глядя, как солнечные блики играют на серебряной ложке. Воспоминания о приемных днях мелькали в голове, как страницы перевернутого альбома. Станислав приходил раз в три дня. Всегда ровно в четыре. Кланялся тетушке, здоровался с гостями, а потом — на минуту, всего на минуту — подходил ко мне. Мы говорили о пустяках. О погоде. О новых книгах. О том, как быстро летит время.

    Он смотрел на меня так, будто хотел сказать что-то важное, но не решался. А я не решалась спрашивать.

    Слишком много глаз. Слишком много сплетен. Великая княгиня предупреждала: «Некоторое время придется быть весьма сдержанной на публике». И я терпела. Не позволяла себе ни взгляда, ни вздоха, ни письма...

    Пока однажды за утренним чаем тетушка не сообщила свежие сплетни:

    — Да, кстати, Машенька, новость для тебя. Мишель-то наш... обзавелся покровительницей.

    Я удивленно подняла бровь.

    — Представь себе, взяли его на содержание, — тетушка рассмеялась так молодо и задорно, что я невольно поддержала ее.

    — Откуда такие новости? — спросила я, отсмеявшись.

    — Я вчера у Апраксиных была, там и узнала. Дама немолодая, говорят, из Опочининых. Дальняя родственница моего покойного мужа по линии его тетки, — она покачала головой. — Весьма состоятельная вдова.

    Я сжала руки, вспоминая, как мы пытались выкупить мои вещи у Барятинского. В целом можно сказать — все получилось. Поверенный, мелкий человек, знакомый с управляющим Мишеля, выкупил почти все, что князь распродавал — рукодельный столик, клавесин, шкатулки, украшения...

    Только портрет Барятинский не хотел отдавать до последнего. Пришлось просить брата вмешаться, и портрет выкупил цесаревич — для сестры.

    Отныне портрет Марии Барятинской висел в галерее Зимнего дворца, как собственность императорской семьи. Я утешала себя тем, что в нем хотя бы не прибавилось дыр от пистолета или кинжала, и свято берегла маленький портрет меня самой, присланный Станиславом.

    Тетушка, видимо, тоже припомнила злоключения с выкупом моих вещей, потому что нахмурилась и сказала:

    — Какой позор для рода Барятинских! Впрочем, Мишель получил по заслугам. Опочинина — дама весьма строгая, и своих любезных кавалеров держит в рыцарских перчатках! Правда, ходят слухи, что сия дама не только о делах князюшки хлопотет, но и долги его платит, над чем даже пажи в Аничковом посмеиваются!

    — Надеюсь, меня это никак не коснется? — встревожилась я.

    — Тебя? — тетушка удивилась. — Машенька, ты теперь Березина. А он — чужой человек. Пусть катится в свою новую жизнь. С Богом да за порогом! А ты строй свою и даже не думай про этого подлеца!

    Я пригубила чай и тихонько вздохнула.

    Если Мишель начал появляться в свете с дамой, значит, и мне уже можно хотя бы посмотреть на Станислава подольше? Или еще нельзя?
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    Это случилось неделю спустя после новостей о Мишеле.

    День был неприятный, какой-то серый и скучный. Мы никого не ждали. Я сидела в гостиной одна, если не считать тетушки, которая дремала в кресле с вышиванием в руках. За окном щебетали птицы, где-то вдалеке слышался скрип телеги и лай собак.

    В дверь постучали.

    Вошла Груня. Лицо у нее было такое растерянное, точно она увидела привидение.

    — Барышня, там... капитан Мещерский. Просит принять.

    Я поставила чашку. Ложка звякнула о блюдце, тетушка открыла глаза.

    — В такой день? — спросила она, но я уже поднималась.

    — Зови!

    Станислав вошел в гостиную прямой, собранный, в новом сюртуке, от которого пахло свежим сукном и немного кельнской водой. Тетушка, успевшая принять вид строгой дуэньи, сидела в кресле у камина, сжимая пяльцы.

    Он поклонился ей, потом мне и вновь повернулся к тетушке.

    — Елизавета Ивановна, — произнес ровным тоном, в котором, однако, чувствовалось напряжение, — позвольте мне поговорить с Марией Ивановной наедине. Вопрос жизни и смерти!

    Тетушка поджала губы, строго глянула на меня, потом на него. Он не отводил взгляда. И она — неожиданно — кивнула.

    — Пять минут, капитан. Не больше.

    И вышла, прикрыв за собой дверь. Но не до конца — я заметила край ее платья за косяком.

    Станислав шагнул ко мне. Взял мои руки в свои. Пальцы подрагивали.

    — Я не умею говорить красиво, Мари, — начал он тихо, взволнованно. — Я умею только делать. Поэтому скажу прямо. Я прошу вашей руки. Не сейчас, если вы не готовы. Но хочу, чтобы вы знали — я буду ждать столько, сколько понадобится.

    Казалось, воздух в комнате стал плотнее. Или это мне было трудно дышать. Ладони вспотели, в горле образовался комок, который никак не получалось сглотнуть.

    Столько месяцев — ожидания, страха, надежды. И вот теперь этот мужчина, не раз смотревший смерти в лицо, дрожит в ожидании моего ответа. Он не боялся лезть под пули, но боится, что я откажу.

    Я выдержала паузу. Всего секунду. Но она заставила его побледнеть.

    Потом улыбнулась.

    — Не нужно ждать, Станислав, — мой голос звучал спокойно и ровно. — Я давно все решила.

    Он замер. Я ощутила, как дрогнули его пальцы в моих руках. Потом медленно выдохнул — и улыбнулся. Такой улыбки я не видела на его лице никогда. Ни в Неаполе, ни на корабле, ни в оранжерее.

    — Вы согласны?

    — Согласна.

    Он привлек меня к себе и обнял. Крепко, будто боялся, что я исчезну. Я уткнулась носом в его сюртук, вдыхая запах любимого мужчины. Не нужно было слов. Мы просто замерли, слушая, как колотятся наши сердца — и этого было достаточно.

    За дверью кашлянули — тетушка напомнила о себе.

    — Нам нужно сообщить маменьке, — сказала я, отстраняясь. И добавила, не удержавшись: — И великой княгине.

    Станислав кивнул.

    — Я готов.

    Разумеется, первой узнала тетушка. К моему удивлению, она не спешила нас благословлять. Села в кресло и опустила взгляд на свои пальцы, которые, чуть подрагивая, поглаживали вышивку.

    Я уже начала бояться, что она сейчас подождет губы, покачает головой и скажет что-нибудь вроде «не торопись, Машенька» или «всему свое время». Но она молчала.

    — Елизавета Ивановна? — осторожно позвала я.

    Она вздохнула. Тяжело, с каким-то надломом, будто сбрасывала с плеч давний груз.

    — Я хотела быть уверена, что у вас серьезные намерения, господин Мещерский, — сказала она, наконец поднимая на нас глаза. — Что ж, вы меня убедили.

    Я не стала спрашивать, чем именно он ее убедил. Может, своим терпением. Может, взглядом, которым провожал меня всякий раз, прощаясь. А может, тем, что каждый приемный день ровно в четыре, ни минутой раньше, ни минутой позже, он появлялся на пороге, кланялся и говорил: «Добрый вечер, Мария Ивановна».

    Тетушка поднялась, подошла ко мне, провела ладонью по моей щеке. Сказала без улыбки, но в голосе ее я услышала то, чего не слышала давно — облегчение:

    — Будьте счастливы, дети.

    И вышла из гостиной, оставив нас одних.

    Глядя ей вслед, я с трудом сдержала слезы. Пусть я давно была взрослой женщиной, но в этот момент ощутила всю важность одобрения, родственного благословения, почувствовала, как внутри разливается тепло, вызванное таким непростым принятием Станислава в круг большой семьи Березиных.

    А через день приехала маменька.

    Вошла стремительно, как всегда, пахнущая духами и шелком. В дверях задержалась, снимая перчатки, и глянула на меня так, будто видела впервые. Плащ бросила лакею, даже не взглянув на него. Подошла ко мне, взяла за плечи, осмотрела с головы до ног — словно проверяла, не похудела ли, не побледнела ли, не передумала ли.

    — Скандал будет, Мари, — сказала она без предисловий. — Ты только что развелась, и тут же снова замуж. Люди будут говорить.

    — Знаю, маменька. Люди всегда говорят.

    Она помолчала. Села в кресло, выпрямив спину, положила руки на колени — вся поза выражала сдержанное неодобрение.

    — Мещерский, — произнесла она строгим тоном. — Ты так и не смогла его позабыть...

    Я напряглась, готовая отстаивать свое право быть с тем, кто мне дорог:

    — Я люблю его, маменька.

    Еще один взгляд — сухой, неодобрительный, и она вдруг произнесла со странным смирением:

    — Что ж, значит, это судьба.

    Я выдохнула.

    — Вы не будете препятствовать?

    Маменька усмехнулась — не весело, но и не зло.

    — Препятствовать? Мари, ты всегда делала только то, что я от тебя хотела. Даже когда выходила за Барятинского — это был мой выбор, я решала твою судьбу, и вот к чему это все привело. А теперь… — она покачала головой и протянула мне руки. — Ты взрослая женщина, Мари. И сама решаешь, с кем прожить эту жизнь.

    Поддаваясь порыву, я шагнула к ней, опустилась на колени и прижала ее ладони к своим щекам.

    — Спасибо, — прошептала, боясь, что голос дрогнет и я расплачусь как девочка.

    — Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива, — она улыбнулась, на этот раз по-матерински тепло. Ее глаза стали подозрительно влажными. — Остальное не важно.

    Нагнувшись, она быстро чмокнула меня в лоб и сразу же отвернулась к окну, скрывая навернувшиеся слезы.

    Александр приехал следом за маменькой.

    Он не стал говорить высоких слов. Не стал рассыпаться в комплиментах Станиславу или поздравлениях мне. Просто подошел, обнял меня — по-мужски крепко, так что хрустнули ребра — и сказал:

    — Мещерский — человек чести. Ему я готов доверить свою сестру.

    Я уткнулась в его плечо и вдруг поняла, что плачу. Не от горя — от облегчения. Оттого, что все эти долгие месяцы я боялась, что не впишусь в это общество, не приживусь, так и буду чувствовать себя чужой, лишней. Что семья отвернется от дочери, которая сбежала от мужа и посмела подать на развод. Что придется выбирать между личным счастьем и мнением света.

    Но теперь мне было абсолютно все равно, “что станет говорить княгиня Марья Алексевна”. Достаточно того, что близкие и любимые люди со мной, а не против меня.

    — Спасибо вам всем, — прошептала я, сглатывая слезы.

    — За что? — брат отстранился, глядя на меня с недоумением.

    — За то, что не отреклись. За то, что приняли такую, как есть.

    Он лишь отмахнулся:

    — Мари, какое ты еще дитя! Мы же Березины!

    Поцеловав меня в макушку, Александр ушел пить чай с тетушкой и маменькой. Я же, в счастливых слезах, осталась на попечении Груни.

    Наверняка это в юном девичьем теле бурлили гормоны. Они давно мне уже жить не давали, примерно с того момента, как пан Крушинский упал на меня и вдавил в пол, защищая от пуль.

    Но я, признаться, была совершенно не против.
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    Дата свадьбы была назначена без проволочек. Венчаться мы решили скромно, в ближайшей к дому тетушки приходской церкви, освященной в честь Симеона и Анны. Уже оттуда, получив документы, мы собирались уехать в небольшое имение Станислава, доставшееся ему по наследству.

    Имение было в глубинке, где-то под Вологдой, но меня это совершенно не пугало. К тому же над моей головой дамокловым мечом висело пожелание Бенкендорфа. Да и сама хотела быть подальше от Петербурга, когда начнет сбываться предсказание Ленорман. А то, что оно сбудется, я даже не сомневалась.

    Накануне свадьбы меня ждал сюрприз. В Петербург приехала Леонилла с мужем, князем Витгенштейном. Она остановилась у маменьки, и через три дня, не нарушая приличий, прислала записку с уведомлением о визите.

    Я встречала их на крыльце. Холодный после ночного дождя ветер трепал полы моего платья, я куталась в шаль, но абсолютно не чувствовала холода. Только немного нервничала, глядя, как карета въезжает во двор.

    Леонилла вышла первой. Высокая, прямая, в темно-синем визитном платье, с лицом, которое ничего не выражало... пока сестра не увидела меня.

    — Ты, наверное, думала, что я не приеду? — усмехнулась она, останавливаясь в двух шагах. — Думала, что я слишком занята своей репутацией?

    Я молчала, потому что именно это я и думала.

    Леонилла вдруг шагнула вперед и обняла меня, а потом крепко прижала к себе.

    — Ты моя сестра, Мари, — сказала она с некой горячностью, целуя меня в щеку. — Это главное.

    Из-за ее плеча я увидела, как из кареты выбирается князь Витгенштейн. Высокий, сухой, с выражением вечной скуки на лице. Он кивнул мне, но подходить не стал. Сделал вид, что любуется лепниной, чтобы дать нам с сестрой посекретничать.

    Но это были не все сюрпризы.

    Пока мы с Леонилой обнимались, пряча слезы в кружевных платочках, к особняку подъехала еще одна карета. Я замерла, не знаю, друг там или враг. Но в этот момент подоспевший лакей открыл дверцу, и наружу показалась... графиня Шиловская!

    — Анна Гавриловна!

    Выпутавшись из объятий сестры, я нетерпеливо бросилась к ней. И замерла на полдороги, осознавая, как она постарела.

    Графиня двигалась медленно и почти всем весом опиралась на руку лакея. В ее волосах прибавилось седины, морщин стало больше, и они стали глубже. Но осанка была по-прежнему безупречной, а взгляд — проницательным.

    Шиловская не стала дожидаться, пока я отомру. Шагнула ко мне сама, отпуская лакея, взяла мое лицо в ладони и расцеловала в обе щеки.

    — Я знала, что вы справитесь, милая, — улыбнулась она, глядя на мой потрясенный вид. — Я в вас не сомневалась.

    Тон у нее тоже был прежним — твердым, уверенным.

    У меня от эмоций перехватило дыхание. Чувствуя, как на глазах выступают слезы, я могла лишь молча кивать и сжимать ее пальцы.

    В тот же день приехал Станислав. Вошел неслышно, как всегда. В напряженной тишине поклонился тетушке и графине, сидевшим отдельно, поздоровался с князем Витгенштейном (тот кивнул сухо, но без неприязни, и пожал ему руку), и только потом подошел к нам с сестрой.

    Леонилла рассматривала его долго. Придирчиво. С головы до ног, как лошадь на ярмарке. Обошла вокруг, будто на смотре, наконец с важным видом кивнула:

    — Что ж, Мари, этот лучше предыдущего. Намного.

    Станислав не смутился. Терпеливо выдержал смотр и усмехнулся уголком рта:

    — Благодарю, княгиня.

    Гостиную наполнил одобрительный гул — атмосфера была разряжена.

    А к ужину подтянулись и все остальные: маменька с Александром, сестра Ольга с мужем, братья Владимир, Анатолий и Виктор.

    Те, кого я знала только по воспоминаниям Мари, да по портретам в картинной галерее, сейчас собрались вокруг меня. Не призраки из прошлого, не скупые строчки в исторических статьях. А живые люди с огнем в глазах. Умеющие смеяться, любить, ненавидеть, переживать — так же, как и все на земле.

    Я смотрела на этих людей и думала: Мари была бы счастлива узнать, что родные радуются за нее. Она боялась их осуждения, но забыла, что семья, пусть не без ссор и споров, все же — семья. Здесь, за этим столом, не было чужих и не было тех, кто не желал бы ей счастья.

    Так что вечер перед свадьбой выдался очень насыщенным. Уезжали гости далеко за полночь, последней удалилась маменька, прихватив с собой тетушку.

    Я догадывалась, что они будут стоять у крыльца еще очень долго, обсуждая что-то свое, женское, чтобы дать нам со Станиславом побыть вдвоем.

    Мой любимый стоял у окна, глядя на улицу. Я видела его отражение в темном стекле — спокойное, сосредоточенное и в то же время немного потерянное. Словно он сам не верил, что все это происходит на самом деле. Что уже завтра мы будем принадлежать друг другу по всем законам — и Божьим, и человеческим.

    А я пыталась собраться с духом. Пыталась переступить через страх и сомнения, засевшие в горле колючим комком.

    Давай, Мари, скажи ему правду. Сейчас, а не после свадьбы. Ведь так будет честно, нельзя начинать жизнь со лжи. Он должен знать, а я... должна облегчить свою душу.

    Станислав обернулся и увидел, что я тереблю край своей шали.

    — Волнуетесь, Мари? — спросил он негромко. — Не стоит. Я обо всем договорился, и клянусь, не позволю никому вас обидеть.

    Он думает, что меня беспокоят сплетни о нашем браке, которые уже несутся по улицам со скоростью бешеной лошади? Какая нелепица...

    — Да, — призналась я, еще крепче сжимая бахрому. — Но не из-за свадьбы. А из-за того, что вы ничего обо мне не знаете.

    — Я знаю все, что мне нужно, чтобы жениться на вас, — он улыбнулся, уверенно и спокойно.

    Я покачала головой:

    — Есть еще кое-что... что вы должны знать.

    Много раз я обдумывала свое признание, подбирала слова, заучивала речь наизусть. Но никогда не думала, насколько трудно будет сказать первое слово. Насколько трудно признаться в том, что я — самозванка и все это время играла роль той, кем не являюсь.

    — Мари...

    — Нет, не перебивайте, а то я никогда не решусь!

    Я сделала глубокий вдох — такой глубокий, что закружилась голова.

    Он терпеливо ждал. И я, глядя ему в глаза, тихо заговорила:

    — Я не сумасшедшая. Но и не та Мари, какую вы знали прежде. Я помню все ее чувства. Помню, как Мари любила вас. Как боялась. Как страдала. Но мыслю иначе. Потому что моя душа пришла из такого далекого будущего, что вы себе и представить не можете...

    Я оборвала себя, чувствуя, что еще хоть звук — и я разрыдаюсь.

    Станислав тоже молчал. Он не двигался, просто изучал меня взглядом. Пауза затягивалась, тишина становилась плотнее. Я смотрела ему в глаза, а внутри все сжималось.

    Что он сделает? Поверит ли мне? Отменит свадьбу? Назовет обманщицей?

    Я боялась увидеть в его глазах страх, отвращение, недоверие или ужас. Боялась, что он предаст меня так же, как предавали все, кто был до него. И я уже почти приготовилась к этому, как вдруг...

    Он молча шагнул ко мне. Опустился на одно колено у кресла и взял мои руки в свои.

    — Вы — моя жизнь, — сказал с такой незыблемой твердостью, что я замерла, глядя на него широко раскрытыми глазами. — Какая разница, откуда пришла душа, если она вернулась домой?

    Слезы все-таки потекли. Я чувствовала, как они бегут по щекам, но не стала их вытирать.

    — То есть... — прошептала, не в силах поверить в услышанное, ища в глазах Станислава хоть каплю сомнения, — то есть... вы согласны на мне жениться?

    Он улыбнулся. Той самой улыбкой, от которой у меня всегда замирало сердце.

    — Я был согласен жениться на вас еще в тот день, когда вы вытащили меня из сточной канавы в Афинах. Так что мне все равно, пришли вы из прошлого или из будущего, та вы Мари или другая. Все, что мне важно, это то, что я вас люблю.

    Забыв про светские правила, про то, что нас могут увидеть в окно, что в гостиную в любой момент может кто-то войти... Станислав привлек меня к себе и — поцеловал. Медленно, нежно. В губы. Впервые позволяя себе то, о чем мы оба мечтали долгие месяцы.

    Я отвечала ему с легкой горечью. Ведь он так меня и не понял.

    Станислав принял мои слова за метафору, за поэтическое объяснение перемен, произошедших со мной. Но для него, человека своего времени, это было достаточным.

    А я слишком его любила, чтобы сказать: «Ваша Мари умерла в Неаполе, думая, что вы тоже мертвы. Ее брак с Барятинским был наказанием, которое она сама на себя возложила и сама же стала своим палачом…»

    Он никогда не узнает этого. Не от меня. Но я буду жить за нее и любить — за нас обоих.
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    День свадьбы выдался ярким, солнечным.

    Мы с тетушкой, маменькой и братом Александром приехали в церковь сразу после ранней литургии. Народу почти не было — лишь несколько торговцев заглянули помолиться перед началом рабочего дня, да ветхие старушки, перебирая четки, сидели на лавках вдоль стен.

    С полуночи нам не полагалось ничего есть, так что меня потряхивало от голода и волнения, я сжимала руки в тонких лайковых перчатках, кутала плечи в меховую накидку и почему-то страшно боялась наступить на подол удивительного платья цвета подпыленной розы.

    Станислав ждал у аналоя.

    Мундир — парадный, как положено, во всем блеске эполет и золотых шнуров. Орден на шее, еще один — на оружии, еще один — в петлице.

    Я совсем не разбиралась в наградах, но вспомнила, что вот этот алый крестик на темляке офицеры между собой называли «клюква» и очень им гордились, потому что его давали только за участие в боевых столкновениях. Значит, мой будущий муж побывал в бою? Впрочем, если вспомнить Неаполь и то, с каким выражением лица Мещерский рубил разбойников...

    Отбросив посторонние мысли, я шагнула к нему. Он протянул мне руку. Мы встали рядом на предусмотрительно постеленное на пол украшенное кружевами полотенце, и ввысь понеслась молитва...

    Я слушала пение хора, держала свечу дрожащей рукой, а в голове калейдоскопом мелькали мои собственные воспоминания о знакомстве с этим мужчиной. Его первое появление в Неаполе... Память Мари... Дорога, разбойники, корабль... Всегда решительный, смелый, чуткий... Разный, но всегда такой, каким он был мне нужен.

    Священник задал вопрос, я сморгнула с ресниц соленые капли, повернулась к Станиславу и всем сердцем ответила:

    — Да, честный отче!

    И сразу будто светлее стало перед глазами.

    Церемония была долгой, волнительной. Нас трижды обвели вокруг аналоя, благословили на брак и позволили поцеловаться. К этому времени я уже едва держалась на ногах и потому с готовностью качнулась к супругу, в его сильные и теплые объятия. Он склонился к моим губам.

    Это был особенный поцелуй, с тихой, сдержанной страстью, за которой ощущался трепет влюбленного мужчины. Поцелуй человека, с которым мне будет лучше, чем без него.

    Я позволила себе насладиться им несколько долгих мгновений, пока не закружилась голова от недостатка воздуха, и лишь тогда с сожалением отстранилась. Обернулась к родным.

    Они все собрались сегодня, чтобы порадоваться за меня.

    Мария Николаевна с герцогом Максимиллианом и половиной собственного Двора. Сестры с мужьями, братья с женами, матушка, тетушка, графиня Шиловская и еще какие-то смутно знакомые люди из числа дальних родственников.

    Увы, как бы нам ни хотелось уединиться, но уехать прямо от церковной ограды мы не могли. Сначала следовало принять поздравления и подарки, раздать милостыню и угостить желающих обедом.

    Монетки я раздала быстро, как и целую корзину горячих еще пирогов. Потом поехали к тетушке — там нас уже ждал накрытый стол, тосты и спешно запертые сундуки.

    Пока лакеи разносили бокалы, именитые гости начали вручать подарки.

    Мария Николаевна подарила мне музыкальную шкатулку, а Станиславу — дорожный набор из красного стекла: графинчик, стаканчики, поднос — и все это в красивом сундучке, выложенном серым бархатом.

    Братец Александр передал поздравление и подарок от Цесаревича. Я помнила, что царские подарки всегда следовали табели о рангах, так что не ждала ничего особенного — может, галстучную булавку с жемчужиной или набор шпилек, но его высочество сумел удивить.

    Станислав получил орден — кажется, святого Владимира. Я от волнения не расслышала.

    А мне вручили бриллиантовую брошь с портретом ее высочества! Высший знак отличия для любой придворной дамы! Выше только орден святой Екатерины, но его вручали так редко, что его обладательниц можно было пересчитать по пальцам одной руки.

    Это было большим знаком доверия от Александра Николаевича и его молодой жены. И намеком для окружающих — мы уезжаем, но мы не в опале. Я не забыла от души поблагодарить, и прочие подарки прошли для меня фоном...

    Кроме подарка, переданного через Леонииллу.

    Сестрица вручила мне кашмирскую шаль, тонкую, теплую и невероятно дорогую. А потом подала еще один, довольно объемный сверток с прикрепленным к нему письмом:

    — Это особый подарок, — сказала она негромко, — от короля Оттона...

    Я поперхнулась и не стала разворачивать подарок при всех. А вот письмо пришлось открыть и прочитать.

    «Прекрасной полячке, чей побег я до сих пор вспоминаю с сожалением. Передайте пану Крушинскому, что если он будет плохо следить за женой, найдутся турки, которые умыкнут ее для моего гарема. Шучу, разумеется. Будьте счастливы. Оттон».

    Подарок греческого короля я открыла только в своей комнате. Под слоем пропитанного воском холста обнаружилось женское платье, стилизованное под турецкий женский костюм — шаровары, лиф с длинными полупрозрачными рукавами, укороченная тафтяная юбка, роскошный тюрбан с невесомой вуалью и газовое покрывало, окутывающее фигуру с головы до ног. Отличный карнавальный костюм!

    Ему вторил мужской — такой же роскошный и такой же стилизованный. Показывать это все Станиславу я не решилась — велела Груне спрятать все в сундук, вместе с письмом. Достану позже, уже в Вологде. Посмеемся вместе... Или не достану. Вдруг Станислав ревнив?

    Наконец подарки были упакованы, сундуки заперты и вынесены. Гости, утомленные торжеством, разъезжались по домам. Маменька прижала меня к себе на прощание, смахнула непрошеную слезу и шепнула в самое ухо:

    — Пиши. Ради Бога, пиши.

    Я кивнула, обнимая ее в ответ.

    Тетушка перекрестила нас со Станиславом. Широко, размашисто, будто мы уезжали в дикие джунгли или в ледяные объятия аборигенов Севера, а не в тихую Вологду. Ее пальцы дрожали, глаза подозрительно блестели, но голос был твердым:

    — Храни вас Господь.

    По очереди мы попрощались со всеми, кто остался, чтобы нас проводить.

    Последней была графиня Шиловская. Она сжала мою руку, глядя с нежностью, как на родную дочь. И тихо пожелала:

    — Счастливого пути, милая.

    Рука об руку со Станиславом мы спустились с крыльца. Нас уже ждал дорожный экипаж с огромным багажным отсеком.

    Супруг помог мне забраться на обитое бархатом сиденье, сел рядом. Кучер щелкнул вожжами, и очередная страница моей жизни закончилась. Лист перевернулся, карета дернулась и покатилась по мокрой мостовой...

    Следом потянулся кортеж с моим приданым, с подарками на свадьбу и теми вещами, которые я выкупила у Мишеля, с Груней и камердинером Станислава.

    Сразу за воротами тетушкиного дома я заметила знакомый силуэт. Там, ничуть не скрываясь, прохаживалась... Дуняша. За ее спиной темнел экипаж без опознавательных знаков, похожий на тот, в котором меня возили на допросы.

    В груди на секунду похолодело. Я вздрогнула, но Станислав положил свою теплую руку поверх моей, переплел наши пальцы, и меня отпустило. Я поняла, зачем она здесь.

    Наблюдатель. Тот, кто подтвердит Александру Христофоровичу наш немедленный отъезд!

    Увидев в окне кареты мое лицо, Дуняша коротко кивнула. Затем развернулась и молча села в свой экипаж.

    Несколько минут спустя ее карета обогнала нас и унеслась, дребезжа подвесками, в сторону Петропавловской крепости.

    Я облегченно выдохнула и откинулась на спинку сиденья.

    Поскольку было уже темно, из города мы выезжали осторожно. Кучер правил по тихим улочкам, не желая трястись на брусчатке. Я даже уснула, убаюканная мягким покачиванием, пока не почувствовала остановку.

    Это была застава. Здесь пришлось задержаться и встать в длинную очередь, дожидаясь, пока такие же нетитулованные дворяне, как мы, и купцы предъявят подорожные у полосатого шлагбаума.

    Станислав поцеловал мою руку и отправился предъявлять документы. Я уже была вписана в его паспорт как жена, наследная дворянка Мещерская, урожденная княжна Березина.

    Его не было так долго, что я от скуки стала разглядывать пеструю вереницу повозок, телег и карет.

    Неожиданно рядом остановился обшарпанный экипаж. Я поначалу подумала, что это курьерская пролетка, но нет — на дверце, заляпанной грязью, красовался знакомый герб. Затем дрогнула занавеска, и за ней показался... Мишель!

    Утомленный, поникший, слегка одутловатый, он был совсем не похож на того сияющего аристократа, который шепотом угрожал мне в Летнем саду.

    Я смотрела на него и не могла поверить глазам. Как же он изменился с последней нашей встречи! Куда делся прежний красавец-князь и баловень судьбы? Сейчас передо мной был измученный и больной человек, небритый, с мешками под глазами, в помятом сюртуке.

    Наши взгляды встретились, и Мишель вздрогнул.

    Наверное, он ждал от меня каких-то эмоций — крика, обморока, обвинений. Но я лишь равнодушно кивнула, приветствуя его как малознакомого человека, и, не задерживаясь, перевела взгляд на Станислава, чью фигуру заметила между карет.

    Задерживать занавеску не стала. Нечто мстительное во мне, сугубо женское, хотело, чтобы бывший супруг видел мой точеный профиль, оценил свежий вид и счастливую улыбку новобрачной.

    И была за это вознаграждена.

    Даже не глядя, почувствовала, что мое спокойное пренебрежение задело его сильнее, чем новый брак. Не выдержав, он отпрянул в глубину кареты и замер там, подглядывая из темноты.

    Стукнула дверца — вернулся Станислав. Сел рядом, взял мои руки, согрел их дыханием.

    — Не замерзли, госпожа Мещерская? Я сунул сержанту полтинник, сейчас нас пропустят.

    — Мне тепло, когда вы рядом, мой муж, — ответила я.

    Он выдохнул — так тихо, что я почти не услышала — и отпустил мои пальцы. Но только чтобы обнять меня за плечи и притянуть к себе.

    Я положила голову ему на плечо и прикрыла глаза.

    В груди что-то екнуло, разлилось долгим, мягким, благодарным теплом от сердца до самых кончиков пальцев и… бесследно исчезло.

    Как выдох после долгого вдоха.

    «Теперь ты отомщена, — пришло понимание. — Теперь обрела покой…»

    Из-под моих сомкнутых век показались тихие слезы.

    Карета мягко покачивалась, унося нас в ночь все дальше от Петербурга, от прошлой жизни и несчастной Мари.

    А впереди ждал новый день. Первый день в браке с любимым мужчиной, и я готова была его встретить.

  

  
    Эпилог

    Великая княжна Александра стала женой Фридриха Гессен-Кассельского в январе 1844 года. Она выходила замуж по любви, и родители были безмерно счастливы за свою дочь. Но уже через несколько месяцев после свадьбы врачи подтвердили страшный диагноз — туберкулез.

    Адини скончалась в конце июля, вместе с сыном, который родился на три месяца раньше срока...

    Судьба в очередной раз доказала, что прошлое нельзя изменить.

    К этому времени мы со Станиславом уже обустроили свое маленькое имение. Отремонтировали господский дом, выкопали пруд для уток, развели яблоневый сад, открыли школу для крестьянских детей.

    Школа оказалась делом непростым — дети крестьян лет с пяти уже помогали родителям в нелегком ежедневном труде. Но я уговорила жителей ближайшей деревни отпускать ко мне мальчишек и девчонок с Покрова до Благовещенья, когда полевые работы заканчивались. Приманивала возможностью перейти из крестьян в дворовые, а то и в ремесленники, если от учения толк будет.

    Крестьяне чесали в затылках, сомневались, но в итоге поддались на «барынину блажь» и препятствий мне не чинили.

    Муж мой занимался хозяйством, ежедневно объезжая поля, луга, леса и речные угодья, а зимой писал не то мемуары, не то рекомендательные записки.

    Я вела дом. Зимой занималась с детьми в школе, надеясь исподволь воспитать толковых мастеровых или, может, будущих инженеров. А летом шила крохотные белые рубашечки и чепчики, с некоторым опасением перед местной медициной готовясь стать матерью.

    Вся наша почта проверялась Третьим отделением — об этом мне сообщил муж еще тогда, когда мы ехали в наше поместье. Меня это не огорчило. Я понимала, что просто так из-под надзора нас не выпустят. Но заниматься хозяйством, играть на клавесине и любить Станислава мне эти мелочи не мешали.

    Маменька и тетушка иногда нас навещали, они и привезли печальную новость о смерти Адии. Я вздрогнула, всплакнула о судьбе молодой, прекрасной женщины, но тут же вспомнила Бенкендорфа и долгое заключение в крепости.

    У меня кровь отхлынула от лица.

    Показалось, что тень всесильного генерала дотянулась и до наших зеленых лужаек. Счастье, что мой внимательный муж тут же подошел ко мне, велел подать мятного чаю, потом взял за руку и не отпускал, пока румянец не вернулся на мои щеки.

    Через месяц до нас добрался посыльный из Петербурга. Он привез официальное письмо от Марии Николаевны. Она писала, что очень хотела увидеться со мной, но Зимний дворец и царская семья в глубокой скорби. Поэтому все празднества отменены, а рождественская елка в этом году будет только «для своих».

    Признаться, я встретила эти слова с облегчением, потому что еще не была готова к возвращению в Петербург. Однако с того момента между нами завязалась оживленная переписка.

    В одном из писем великой княгини мелькнуло знакомое имя — баронесса фон Шталлер. Я насторожилась и внимательно прочла посвященный ей абзац.

    Оказывается, баронесса приехала в Петербург навестить знаменитого дядю в обществе… нового мужа — престарелого и очень чопорного князя Ливена, который выглядел дедушкой рядом с молодой и темпераментной супругой.

    Мэри писала, что Ливен назначен посланником в Париж и брак обусловлен политикой, но общество все равно сочувствует Елене, ведь ее муж известен как циник, сухарь и страшный ревнивец.

    Я только усмехнулась. Вот и племяннице Бенкендорфа пришло время платить по счетам…

    Вскоре родился наш сын, и мы назвали его Владимиром в честь отца Станислава. А полгода спустя получили высочайшее разрешение навестить родных и столицу. Но не стали задерживаться там надолго.

    Наше счастье ждало нас в тихих вологодских лесах. И оно мне было дороже всего, что я оставила в той, другой жизни.

    Конец!
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